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1. ЧИЧА

В 1994 году я попала под сокращение: Культурная революция в стране шла полным ходом, работы в родном издательстве на всех сотрудников стало не хватать, зарплаты – и подавно. Печаль, конечно, была остра, однако я всегда не прочь отправиться в новые края за достопримечательностями жизни. Тем более, что на моем дипломе стоит штамп вуза такой весомости, что никаким революциям не лишить его равновесия. 

И теперь я решила направить часть своих творческих усилий в обыкновенную школу. Поприще это всегда манило меня новизной отношений. Молодежь – народ неизведанный, хотя и опасный. Конечно, идти на полную занятость не стоило – это неподъемно, а вот, скажем, на полставки… К тому же школьной учительнице легче найти частные уроки – и прямо возле дома, чтобы не гонять за ними из своего тихого подмосковного городка в столицу.

Выбрав школу приятной архитектуры (не стекло-бетон) и с приятным подходом (10 минут через парк), я устроилась туда учителем английского языка на треть ставки в месяц. Это составило сумму, достаточную для жизнеобеспечения одного человека в продолжение одного дня: школьные расценки за все убыстряющимся прогрессом, как всегда, не гнались. Естественно, меня взяли безоговорочно и сходу, ибо все молодые англичанки в те поры умчались из школ со скоростью амнистированных зэков, оголодавших на своих скудных пайках, – переводить документы в богатых фирмах (благо, их возникло тогда по Москве несметное количество). А все обремененные педагогическим стажем утекли в платные группы. Коротать нищенские будни со школьниками оставались только предметники «никчемные», вроде анатомичек и ботаничек. Ну и конечно те, кого «не берут в более приличные места по причине тупоумия». Но это расхожее мнение меня не пугало - уж я-то сумею увлечь своими уроками самых высокомерных. Особенно заманчиво было то, что в текущих обстоятельствах Перестройки учитель получал право на безгранично творческий подход к делу. Не требовалось ни следования программе, ни обязательного учебника, ни даже наличия у учеников хоть каких-нибудь знаний в конечном результате.

Я получила в свое пользование выпускной класс, где оказалось двадцать парней и двенадцать девочек. Присматривались они ко мне недолго – всего несколько уроков. За это время они досконально выяснили, что человек я полностью безоружный, и перешли ко второму этапу – выяснению пределов моего терпения и душевной стойкости. Меня прозвали Чича, и на мои английские вопросы некоторые ученики даже отвечали:

- Ес, май Чича! – делая вид, что это у них просто такое произношение слова «teacher» (учитель).

Я понимала, что допускаю опасную фамильярность. Но увещевать и делать замечания не выношу по природе – доказывая тем самым, что я не более чем учитель-любитель. И притом хорошо знала, что озорники нарочно подстрекают меня на бесполезные пререкания, дабы тянуть время урока. Признаюсь к тому же, что такое обращение мне втайне нравилось: я и сама собиралась в скором времени придумать всем английские имена, чтобы пользоваться ими на занятиях. Впрочем, до этого не дошло… С каждым разом работать становилось все труднее. Вместо английских звуков изо рта моих учеников то и дело извергались белые пузыри американских жвачек, вместо лингафона пели позывными «мобильники», пищали «томогочи» и другие модные американские игрушки, предназначенные для борьбы детей со взрослыми. Словом, все то, что в прежние годы относилось к мелкому хулиганству. Я пыталась как-то наладить обстановку, но тщетно.

С девочками, правда, кручины не было. Они садились поближе и неутомимо записывали мои потуги хоть что-то преподать сквозь шум мальчишечьей возни за их спинами. Напрасно пыталась я, отбросив на время грамматику, показать им удивительные языковые параллели, курьезы английской логики по сравнению с нашей. Даже не пожалела для них свою любимую шутку:

- Один ученик, когда его спросили, как перевести строчку из песни Beatles: «Dear, what can I do?», ответил: «Где я водки найду». 

Нет, меня не воспринимали. Они были уверены, что ничего привлекательного в моей науке нет. И – они презирали меня за то, что с такой золотоносной специальностью «докатилась» до жалкой роли простого учителя. Ибо иного интереса, кроме денежного, они в жизни от работы не ждали. 

А я все искала путей подхода. Например, их, конечно, не может не интересовать перевод новейших модных слов, которые ринулись в то время мутным потоком в русские языковые омуты, хорошо отстоявшиеся во времена Застоя. И как-то на уроке я задала классу вопрос:

- А кто знает, как перевести слово «бодибилдинг»?

- Дебильный, - ответила Пунцова, великорослая самоуверенная блондинка, всегда смотревшая на меня с покровительственной и ласковой насмешливостью.

- А что, остроумное переосмысление! – воскликнула я и от души рассмеялась. 

Однако, класс молчал, уставившись на меня непонятного выражения глазами. Что это было с ее стороны? Шутка? Или они действительно так думают? Или им это полностью безразлично? Они никогда не смеялись со мной. Смех – выражение единодушия. У меня с ними не было единодушия.

В один из дней осени ко мне после урока подошел Гмызов, самый невыносимый из всего класса, вместе с Колодниковым, спокойным и добротным в своей огромности парнем. Среди моих учеников не встречалось ни одного лица, о котором можно было бы сказать: «лучезарный юноша» – тень раннего нездорового образа жизни уже коснулась их. Но Гмызов выглядел особо лишенным юной свежести, и в сумрачные его глаза смотреть никогда не хотелось.

- А можно с вами поговорить? – спросил он тем особым тоном подспудного вызова и насмешки, которым современная молодежь выражает пренебрежение взрослому человеку.

- Я слушаю, – приветливо ответила я, непрофессионально поленившись указать ему, что разговор с учителем следует начинать с обращения. Впрочем, подозреваю, что мои ученики не знали, как меня зовут, хотя я и представилась на первом уроке.

- Мы вот в английском – ни в зуб ногой, вы сами знаете, – продолжил он, подтягивая Колодникова за рукав поближе и ни на мгновение не сводя прямого взгляда с моего лица. – Но нам нужна четверка в аттестате. Может, договоримся? Мы заплатим вам деньги, а вы поставите нам четверки.

Он назвал неплохую сумму, с помощью которой вполне можно просуществовать около месяца. Если, конечно, течку инфляции за это время не слишком усилят. Вряд ли его родители способны выделить от своих пьяных щедрот такую взятку. Но я сразу увидела отличный выход: ведь он давал мне в руки некий рычаг управления!

- Ну что ж, можно и договориться, - охотно ответила я, глядя поверх его буравящих глаз на Колодникова, который упорно тушевался сзади. – Но с одним условием. Я, так и быть, не стану требовать от вас ни домашних упражнений, ни ответов у доски, ни контрольных работ. Но вы за это будете ходить на все мои уроки и вести себя молча. Согласны?

Посещаемость входила в мои учительские обязанности основным и труднейшим параграфом. А то, что они будут весь год копить деньги на взятку, а не на пиво, им потом пригодится – дальнейшая учеба теперь не бесплатная.

- Так уж прямо и «на все»? – недобро усмехнулся Гмызов.

- Непременно. И с хорошим поведением. Идет?

Интересно, придуривается он или нет? Может и впрямь нашел где-то возможность неплохо подрабатывать – в наше перестроечное время и такое возможно. Даже среди местных учениц есть некая девятиклассница, которая, устроившись в Москве фотомоделью, не только содержит безработных родителей-специалистов, но и делает подарки подружкам. А Гмызов всегда такой злой и непроспавшийся, будто с работы. То, что презрение его сильно возросло от того открытия, что я «оказалась» взяточницей, мне, к сожалению, в голову тогда не пришло.

- Ладно, согласны. В конце учебного года принесем ваши деньги.

Как и следовало ожидать, этот договор не дал мне никаких преимуществ. Посещений своих Гмызов ничуть не участил, а во время оных изощрялся в проведении опытов надо мной с неменьшим рвением. Другие мальчишки были полегче, но общее давление шло по нарастающей. Вот когда я пожалела о своей небрежности по отношению к Гмызову, не постеснявшись выглядеть нечестной в его глазах! Неуважения к себе никто не прощает.

Впрочем, гнева на них у меня не было. Масса – это стихия, и даже если каждый человек ее состава не вполне одобряет общие действия, он всего лишь орган целостного организма и подчинен голове, тоже, кстати, произрастающей на общем теле. Я видела, что они, каждый по отдельности, – это просто ребенок, жертва преступного современного общества, не позволяющего им хранить чистоту души. Страха к ним я тоже не испытывала, не чувствуя к тому оснований, но глубокое сознание бессилия – безусловно. 

Меня как-то осенило разучить с ними песню. Пение всем доставляет удовольствие и очень сближает. Я нашла запись исполнения на трубе своего любимого американского «Марша республики» и принесла в класс магнитофон. Казалось, мальчишкам придется по душе эта яркая, энергичная мелодия. Они слушали тихо, а потом даже заглянули в листочки со словами, которые я перед тем раздала.

- А вы нам спойте, - сказал один из них. – Мы же эти слова не понимаем.

К этому я, конечно, была готова, как же иначе, но все равно волновалась. Думаю, получилось сносно, хотя обычно я пою лучше.

Так до сих пор и не знаю, как они восприняли мое пение. Может быть, после урока, с хохотом пересказывали друг дружке, повторяя на все лады: ну, маразм! Во всяком случае, ровно ничего не изменилось в наших отношениях. А разучивать песню они лениво отказались, заявив, что все военное им претит и в армию никто из них не пойдет – у них плоскостопие и позвоночные грыжи.

В феврале девочки вдруг стали приглашать меня на «Огонек», который им хотелось бы провести 8 Марта. Я была сильно озадачена – ведь у них есть классная руководительница! И притом, они знают, насколько фатально я не поладила с их мальчишками. Тогда они объяснили, что классная не желает «тратить свое личное время» на устройство им вечеринок – ей за это никто не заплатит, а у нее и своя семья есть, чтобы праздновать 8 Марта. В том же самом признались им и остальные педагоги, а без взрослых собираться в стенах школы запрещено приказом директора.

Девочки так упрашивали меня, что я смутилась. Бедные дети! Конечно, я просто обязана помочь им… Я вспомнила, как в десятом классе наша учительница устроила для нас «Огонек» и как я отважилась пригласить на белый танец мальчика, который мне нравился. Он оказался пьян… В то время школьники пили несравнимо меньше и милиции боялись несравнимо больше... А на вчерашней летучке в учительской директриса говорила о том, что весь пол после новогодней дискотеки был усыпан презервативами, причем многие были завязаны узлом - для удержания подозрительной жидкости внутри...

Девочки горячо наседали, видя мое колебание. Ужас обуял меня: неужели я обречена еще и броситься грудью на амбразуру? Самый настоящий ужас. Нет, я решительно отказалась. Ощущая себя преступницей. И испытав то самое знаменитое чувство стыда, с которым, как утверждают моралисты, интеллигент обыкновенно делает гадости.

К весне мои уроки превратились в такое безобразие, что я даже раз или два в отчаянии выбегала из класса. Но, постояв несколько мгновений за дверью, возвращалась на свое трудное поприще. Поняв, что какие бы то ни было частные отношения с Гмызовым уже затрагивают мое достоинство, я заявила ему о «расторжении нашего договора по причине неисполнения им своих обязательств». Он с издевкой выразил готовность исправиться.

Единственное, что немного утешало меня, так это признания других учительниц. На переменах они входили в учительскую, не в силах сдерживать горестных сетований на бесчинства, которые только что претерпели. Даже известная всей школе злыдня по математике как-то бросила вскользь:

- Не знаю, я то ли постарела, то ли устарела. Все мои педагогические приемы уже ни к черту не годятся с этим зверьем!

- От родителей набираются, - грустно заметила химичка и выложила перед нами дневник своего ученика, где красной пастой было записано ее замечание:

«Нету общей тетради для лабораторных работ».

- Разве нельзя так сказать: «нету»? – трагическим полушепотом вопросила химичка и обвела нас несчастным взором. – Его мать так и написала мне, что сначала надо грамотно говорить научиться, а потом уже других учить... Хоть бы не при детях! Они же как потом относиться будут!..

- Она врет! Она сама неграмотная! – выскочила вдруг я. 

Хотя и знала, что я здесь – на положении внештатника и потому права голоса в учительской не имею. И как лицо постороннее я была даже как-то раз официально попрошена директрисой покинуть зал, когда все учителя готовились к банкету. Что ж, в какой-то степени директриса была права – я действительно тяготилась обязанностью присутствия, но выглядело это как-то уж очень нелепо с ее стороны.

Словом, субординацию их я принимала с вежливым безразличием, отзываясь только на личные отношения. И наверно теперь всех удивила своим внезапным вклиниванием в общий разговор, да еще с возмущением:

- Скажите ей, что разговорные слова считаются у нас вполне литературными. Скажите, что язык Пушкина никто не отменял. А у него в третьей... кажется, главе, в диалоге Онегина с Ленским употреблено это слово. Посмотрите поточнее, в какой главе и суньте ей в нос!

- Это третья глава романа! - с особой авторитетностью в голосе возразила мне учительница по литературе.

Именно возразила, ибо была очень недовольна, что я лезу в область ее компетэнции. В конце концов, мое дело - «шпрехен-зи-дойч», и причем здесь великая русская литература!

- Пушкина вообще стали понимать очень туго, - продолжала она. - Я не говорю об устаревших словах, вроде ланит или Терпсихоры. А вот, например, там есть строчка о том, как у Лариных проходили званые обеды: «И за столом у них гостям носили блюда по чинам». Ну, так они меня спрашивают: «Как это по чанам? А по тарелкам не раскладывали?»... Хоть смейся, хоть падай!

- Ой, а моя дочка... Я сейчас расскажу! – засмеялась вдруг тихоня Галина Ивановна, по рисованию. – Помните, «выходит на дорогу волк»? – обратилась она ко мне как к заинтересованному коллеге. – Там дальше идет так: «Его почуяв, конь дорожный», а дочка моя продолжает: «Храпит и путник осторожный». И спрашивает меня: «Мам, а какой же он осторожный, если храпит на ходу?»

- Да, забавно, – не преминул поддержать разговор и видавший виды учитель истории, известный насмешник. – А вот наша уважаемая Юлия Валентиновна вполне солидарна с нынешней молодежью в трактовке образов.

Он хитро оглянулся на молоденькую учительницу младших классов, которая сразу покраснела – как всегда, когда ее замечали, и продолжал:

- Я однажды пожаловался ей, что ученики наши стали уж больно информированные. Скажешь на уроке «партия голубых» - хихикают. Слово «член» вообще хоть не произноси! И знаете, что Юлия Валентиновна на это сказала? Помолчала и укоризненно так говорит: «Не понимаю, зачем вообще на уроках истории произносить слово “член“!»

- Ну что вы всегда наговариваете! – смущенно улыбаясь, запротестовала его собеседница тоненьким голоском, но никто ее не слушал, отдавшись разряжающему, вовсе не обидному, смеху.

Наконец настал мой последний урок, и я объявила ученикам итоговые оценки. Всем, кто меня мучил в течение года, поставила тройки, остальным – четверки и пятерки. Несогласным предложила выполнить длинный ряд домашних упражнений, накопившихся за год. Все промолчали.

Несколько девочек вызвались сдавать по английскому языку выпускной экзамен. 

- Это не очень трудно? – с тревогой спрашивали они, окружив мой стол. – А можно выучить только один билет и по нему отвечать?

Такой ход я, конечно, одобрила – пускай выучат хоть что-то!

– Выберите себе каждая по теме из тех, что я давала на уроках, выучите наизусть, и этого будет достаточно. Билеты я положу строго по порядку номеров. В экзамен также входят устные ответы на вопросы, но это не должно вас затруднить. Поняли вы вопрос или нет, он будет составлен так, что на него правильным ответом всегда будет: «Yes, I do». Понятно?

- А вдруг я отвечу «я сойду», а меня спросят: «С чего?» – с внезапным глубокомыслием в голосе спросила как всегда Пунцова, отводя со своего крупного румяного лица, без тени улыбки, великолепную прядь белокурых волос. 

Столь поразительно полное звуковое совпадение двух разноязычных фраз, доставило мне истинное удовольствие, хотя подобные созвучия возможны только при плохом произношении. Был ли это тонкий намек на мою фонетику? Не думаю. В университете нам здорово подковали языки лингафоном – почище, чем кузнецы волку в известной сказке, когда тому понадобилось запеть по-козьи. Или она надо мной подтрунивает, заметив, что я люблю такие штучки? Я, как и обычно, не поняла. Ученицы смотрели на меня вполне серьезно.

А когда все вышли из класса, над моим столом внезапно завис Гмызов.

- Поставьте мне четыре, – как всегда без обращения, потребовал он с налету.

- Нет, – ответила я, отстраняясь от его чрезмерного присутствия возле моей головы. – И не надо так лезть мне на стол.

- Поставьте! – чуть отодвинувшись, повторил он.

Тут я заметила Колодникова, который держал дверь. А он-то с чего заявился? Я же поставила ему четверку за нейтральность поведения!

- Я уже внесла оценки в журнал.

- Ну так исправьте!.. Вот ваши деньги. 

Он вытащил из нагрудного кармана под молнией пачку стотысячных купюр – в соответствии с тогдашними масштабами.

Конечно, такой тон недопустим в отношениях с учителем. Но я – тра-ля-ля! – ему больше не учительница, и через несколько минут мы расстанемся навеки. «Дан приказ: ему – на запад, ей – в другую сторону, уходили комсомольцы на гражданскую войну»! Ибо гражданская война, затеянная Перестройкой, еще долго будет бушевать в стране. 

- Деньги здесь ни при чем, наш договор расторгнут еще в марте, я тебя об этом предупреждала. Ты заранее знал, что у тебя будет тройка, зачем же теперь исправлять? – почти весело отозвалась я в предвкушении свободы, но, случайно взглянув ему в лицо, невольно потускнела.

Дальнейшее участие в разговоре я выражала только отрывистыми «нет», выжидая, когда ему надоест. Неужели он думает, что обиду можно выкупить деньгами? Или заглушить угрозами? 

Теперь-то я понимаю: да, он именно рассчитывал, притом с самого начала, будто ради денег я прощу ему и хулиганство на уроках, и бесцеремонное обращение. Более того, он даже нарочно усугублял наш конфликт, чтобы с тем большим блеском вдруг выйти из него, швырнув на стол деньги. Вот такой злой мальчишка!

Видя, что эффект с явлением денег не состоялся, он сильно разгорячился, и, продолжая держать пачку наготове, стал наседать, постепенно входя в раж. Один раз даже начал остервенело трясти у меня перед лицом раскрытым на нужной странице классным журналом:

- Поставьте! Поставьте! Поставьте!

Я молча встала и отошла от стола. Он отбросил журнал и как-то растерянно присел на парту, с досадой хрустнув купюрами. Он хотел угрожать, но угрозы не получалось. Хотел казаться опасным, но в душе не было твердости. Его злость никак не разгоралась в нужную силу – ее, мне кажется, остужало чувство справедливости, столь острое в юном возрасте. И это чувство никак не позволяло ему перейти к более энергичным действиям. Но к каким? На что он решился, предпринимая свою атаку? Неважно, главное, он не может скинуть со счета, что я перед ним полностью права. И я спокойно села на свое место, продолжив заполнение журнала.

Не знаю, понимал ли он, что любую женщину можно уговорить, если вызвать в ней сочувствие. Может и понимал, но ожесточенная неприязнь ко взрослым, добытая горьким опытом трудного детства, напрочь сковала ему сердце. Он был слишком горд, чтобы просить.

Прозвенел звонок на следующий урок. Пользуясь этим как причиной для закрытия прений, я встала, взяла со стола свои вещи. Проходя мимо него, кивнула и вполне дружелюбно, но твердо сказала:

- Идите на урок. Мне тоже пора.

И нисколько не сомневалась, что они отпустят меня.

Колодников молча убрал ладонь с дверной ручки. Гмызов проскочил передо мной, распахнул дверь, и мальчишки, быстро спустившись по лестнице, скрылись под левым пролетом.

Внезапно снизу раздался голос Гмызова:

- На, забирай! Выиграл же.

И вдруг рассмеялся звонким детским смехом. Я и не ожидала, что такой угрюмец способен так смеяться! И, замерев на месте, я долго еще старалась удержать в памяти этот чистый звук. По-моему, он был предназначен для меня.

Прошли выпускные экзамены, я поставила девочкам пятерки. Оказалось, что к ним приблудился Сомов, наверно, уговоренный в последний день, потому что даже такой повышенно льготный экзамен, как мой, стал для него непроходимее бурелома. Даже пресловутого «я сойду» он не мог выдавить из себя в ответ на мои наводящие вопросы. Я решила пожалеть дурачка и, не пугаясь присутствия комиссии, подарить ему тройку. И за это была немедленно поймана за руку: вся обеспокоенная комиссия вскочила на ноги, умоляя меня не губить мальчика и поставить ему четверку. Тут я почувствовала себя несколько глупо: зачем тогда я играла с ним в билетики и грамматику? И зачем тогда собрались здесь эти пять увесистых классных матрон, если оценки можно расставлять в любых количествах? Посчитав нужным выдержать позу, я заявила, что поставлю хорошую оценку лишь с согласия директора. Оно и было мне тут же доставлено – одна нога здесь, другая там – самой легконогой из комиссионных энтузиасток.

На празднике вручения аттестатов было очень торжественно и душевно. Слушая выступления учеников, я едва удерживала слезы печали и умиления – главным образом от того, что все это теперь меня нисколько не касается. И можно любоваться колыханием бездны с безопасного расстояния.

Каждому учителю была спета песня, переделанная специально под его предмет, видимо, переходящая из поколения в поколение. И вдруг запели из «Бременских музыкантов»:

- «Мы раз-, бобо-, бобойники, разбойники, разбойники!

Пиф-паф! – и вы покойники, покойники, покойники!»

Это пели специально для меня, и пятеро моих учеников, с Колодниковым посередине, огромные и тяжеловесные, выдали великолепный канкан в мою сторону. Девочки преподнесли мне белые пионы, и я так растерялась, что не сразу приняла их, посчитав за ошибку. Ведь я здесь не более, чем Чича-любитель. К тому же я до сих пор так и не пожертвовала жизнью во имя нового поколения. Но, оказавшись таким образом оцененной, я стала невольно сравнивать свои успехи с оценками, которые получили другие учителя. И поняла вдруг, что попала на самый настоящий экзамен, где были свои отличники, еле справлявшиеся с ворохом букетов, и свои троечники. Особую остроту их взаимным поздравлениям придавали неприкрыто ревнивые интонации. 

Прошло года два, а я, проходя по своему городу мимо школ, все не могла нарадоваться, что эшафот учительства возводится здесь нынче не для меня и не мне будут сегодня мстить юные троглодиты за то, что их бросили в жестокую давку этого мира.

Иногда со мной здоровались на улицах не известные мне молодые люди. А однажды в парке даже окликнула со скамейки какая-то мадам. Это оказалась Пунцова, сильно пополневшая и по-прежнему красивая твердым румяным лицом и почти белыми волосами до пояса. Своей крупной, как у мужчины, рукой она держала бутылку водки, то и дело прикладываясь к горлышку. Я чувствовала, что следовало бы ее пожурить, спросить, почему она выпивает в одиночестве, но вступать в разговор не хотелось. Новости, которые я от нее услышала, были отталкивающими. Колодников стал наркоманом. Гмызов сидел в тюрьме за распространение наркотиков. А сама она устроилась воспитателем в колонию для несовершеннолетних и завтра уезжает к ним «в места отдаленные». И теперь в одиночку отмечает это событие. «Ну, а с кем еще, блин?» – ответила она на мой так и не созревший вопрос. Предложила вместе помянуть прежнюю жизнь. Тут я ощутила надобность выразить напутственные слова, бодрость от ожидающих ее перспектив. Однако, была остановлена вялым жестом ее мощной руки с длинными, модно налакированными ногтями:

- Бросьте. Вы же горбы никогда не гнали. Мне в вас это нравилось... Хрен там, а не перспективы. Платили бы нормально, блин! Пенсионерам столько дают. Ну, хоть жилье есть... Но я – не вы, по-английски выражаться им не буду. «Дую, дую - все впустую», блин! Зараз всем бошки поотрываю.

Она снова приподняла бутылку и с легкостью отхлебнула, словно простой воды. И понурилась, скрестив у колен свои очень белые, ухоженные руки. Мне захотелось погладить ее по голове. Но еще больше – встать и убежать. 

Мы распрощались.
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2. ОБИДА И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

      Почему-то отчаянно хотелось, чтобы кто-нибудь, лучше всего добрый пожилой дяденька, сел рядом и участливо спросил, отчего она плачет. И когда она гордо промолчала бы, спросил, куда она едет совсем одна, на ночь глядя. И тогда она ответила бы, что ей это совершенно безразлично, лишь бы подальше. Тут бы он совсем встревожился и заставил ее все рассказать... А что, она же не виновата, что у нее такой папаша...был.

      Она сидела в конце вагона пригородной электрички, отвернувшись к окну и занавесив лицо длинными волосами. На коленях лежал раскрытый учебник обществоведения. А что - жизнь жизнью, но уроки-то делать надо. "Бесконечность - это философская категория, существующая только посредством конечных форм материи"... Но теперь это уже не имеет значения.

      Она была в коротком осеннем плащике и в школьном платье. Не в форме, потому что девятым и десятым классам разрешали ходить без формы, лишь бы  "скромно и аккуратно". Рядом на скамейке лежал школьный портфель... А может, ее даже поймают контролеры и заберут в милицию. Вот тогда он узнает, этот предатель! Жену-то новую нашел, да, а вот посмотрим, как ты найдешь себе новую дочь. Особенно, если она никогда больше не вернется... "Бесконечность - это философская категория..."

      Выскочившие из темноты огни какого-то полустанка снова расплылись в слезах. Но никто не входил, и народу в вагоне уже почти не осталось. Остановок не объявляли, и она по-прежнему не имела никакого представления о том, куда едет.

     Сегодня после уроков она не смогла пойти домой. Разве у нее есть дом! Мама вечно делает где-то карьеру до самой ночи, а папаша и вовсе...улизнул. Сначала ее каждый день сплавляли в детсад, потом каждое лето - в пионерлагерь, а как пошла в школу - они и вовсе дорогу домой забыли. Лучше бы вообще ее не рожали, всем легче было бы... 

      Вспомнилось, как отец решал ей в первом классе задачу по арифметике - через икс, и все пытался втолковать, что это значит. И как он в пятом классе спас ее из больницы. Она имела глупость прикинуться на контрольной по математике, что у нее болит живот, и так вошла в роль, что, по словам учительницы, даже побледнела. Ей тут же вызвали "скорую помощь" и потом грозили оставить в больнице на целых две недели, пока не будут готовы результаты анализов. Сознаться в обмане она побоялась и весь день проплакала на своем койко-месте. А вечером заявился отец и  вытребовал ее домой под расписку.

      Сегодня утром, словно между прочим, мама призналась, что папаша удрал. Так и сказала: удрал. И еще много всякого такого же. Создавалось впечатление, что она всю жизнь провела в отключке, не подозревая, какому негодяю эту жизнь посвящает. И после этого воображает, что у ее дочери есть родной дом!

      Она долго бродила по улицам, не зная, что предпринять. Над Москвой висели сизые тучи, сентябрь 1969 года выдался хмурым и, многократно отражаясь в витринах и стеклах квартир, еще больше нагнетал атмосферу уныния. Может, она зря убежала от подруг, охваченная отвращением ко всяким разговорам?

       Случайный троллейбус завез ее на вокзал. Потолкавшись в зале ожидания, поглазев на расположившийся в углу цыганский табор в спальных мешках, она как-то незаметно для себя влилась в толпу бегущих на электричку. Лишь бы скорей, лишь бы подальше.

      Час или два она разыгрывала перед слепо-глухо-немыми пассажирами, а вернее перед самой собой, вселенскую обиду, пока поезд вез ее в неведомые дали, пока за окном темнело и пока на стекле не появились косые штрихи осеннего дождя. Наконец по репродуктору объявили конечную остановку и попросили всех оставшихся освободить вагоны.

      Повесив на плечо школьную сумку, она вышла на темную платформу и бездумно прошла в деревянный вокзальчик довоенного вида, крашенный когда-то зеленой краской, с белыми облупленными колоннами и резным деревянным бордюром. Уныло присела на скамью у заржавленного окошка... Когда-нибудь он узнает, какая она была заброшенная и никому не нужная...

      Однако к ней тут же подсел тщедушный атлант, подпирающий приплюснутой головой свод огромной шляпы с увесистым карнизом.

      - Слышь, у меня машина. Покатаемся?

      - Как я устала от вас, - неосторожно ответила она.

      - Поедем ко мне, отдохнешь, - оживился он. - Я, понимаешь, в командировке. От жены, значит, вырвался. Скажу откровенно: мне нужна женщина... Извини, конечно, что я так сразу, но... сама понимаешь, время не терпит.

      Вскочив с места, она кинулась прочь испуганными, обиженными шагами.

      На скамейке у входа в вокзал сидел однорукий дед в форме железнодорожника. Форма успокоила ее – почти что милиционер. Она присела неподалеку на бордюр и обхватила руками колени.

      - Чего домой не идешь? - заинтересовался безрукий.

      - У меня нет дома. Меня бросил... - Слово "отец", подгоняемое внезапной вспышкой злости, уже готово было вырваться наружу, но почему-то застряло в горле, а вместо него произнеслось нейтральное, не имеющее никакого значения слово "муж". Оно должно было придать ей ореол романтичности: подумать только, а на вид - простая школьница! 

      Дед внимательно оглядел худенькую фигурку собеседницы, ее наивное лицо. И хмыкнул.

      - Так ты что, всю ночь здесь торчать собираешься?

      - Не знаю. Как получится.

      (И пусть ей будет еще хуже! Всем назло.)

      - Откуда сама-то? Не здешняя?

      - Из Москвы.

      Всем телом развернувшись в ее сторону, безрукий надолго уставился ей в лицо. Но она  привыкла к пристальному вниманию мужских глаз и только с усиленным выражением обиды разглядывала звезды над головой... Конечно, он начнет расспрашивать... И тогда она, может быть, расскажет... 

      - Слышь, пойдем ко мне, - вдруг предложил он. - Переночуешь, а завтра утром поедешь. А то смотри, вокзал-то запрут на ночь.

      Она растерянно оглянулась на вокзальные окна. И вправду, свет в них уже успели потушить, оставив только тусклые бра на извилистых чугунно-серебряных ветках по стенам. И лишь одно угловое окно еще сохраняло живой вид. На перроне горел единственный фонарь, под которым на скамейке спал пьяный. Платформы плавно уходили в полный мрак. Ни одной души нигде не виднелось... Собеседник вдруг показался ей теплым островком жизни, и стало страшно, что он сейчас уйдет. Захотелось схватить его за единственную руку и идти, как дитя вслед за мамой, куда бы ни повел, лишь бы с ним. Впрочем, ей тут же стало стыдно за малодушие. Стараясь соблюсти приличия, спросила:

      - А вы... один живете?

      - Ну... жена у меня. Сын опять же... Тетка тоже там.

      - А где я буду спать?

      - Ну... комнату тебе отдельную дам. Койку опять же. 

      Ей вдруг пришла в голову спасительная мысль: может, еще удастся уехать домой? Она снова оглянулась на здание вокзала - в поисках расписания поездов. Поняв ее взгляд, безрукий сказал:      

      - Теперь только утренний пойдет, через пять часов… Все путем будет, не обидишься. Деликатесы, десерт, тонкое обхождение.

      Последняя фраза смутила  ее. Какие еще «деликатесы»? Какое еще «обхождение»? Но кушать уже хотелось. К тому же откуда-то из-под платформ вдруг потянуло затхлой ночной сыростью, и она поежилась в своем легком плащике. Между прочим, на вокзалах всегда водятся крысы…

      - Ну ладно...

      - Пошли, да? - обрадовался он. - Слышь, тебя звать-то как?

      - Стелла, - солгала она.

      Потом они долго, тревожно долго шли по темным переулкам, мостикам через канавы, мимо заборов и сараев. Ей иногда становилось не по себе. Но людская доброта была пока что для нее непреложной истиной. Притом, ему уж наверно за пятьдесят, а то и больше, он все понимает. К тому же безрукий, а страдание возвышает человека. Во всяком случае, Достоевский так писал. Но все-таки непростительно далеко.

      - Сейчас придем, - успокаивал он. - У нас тут городишко небольшой. Это тебе не то, что Москва. Или Саратов, к примеру. Я когда в Саратове бывал, прямо очень удивлялся. Везде подметено, урны стоят, кусты подстрижены, ровно тумбы квадратные. Бывало, зайдешь за ларек, ну, отлить, значит, маленько - а там клумба с цветами. Аж прямо неудобно станет. Культурно.

      Он привел ее на свою темную дачку. Притом, сразу же выяснилось, что жена с деверем уехала погостить к свату. И тетку прихватила.

      Просторная цветастая комнатка с пестрыми занавесками на окнах и цветной клеенкой на столе оказалась чисто прибрана. И было во всем ее деревенском убранстве что-то такое отрешенное от всяких передряг и неурядиц, что хотелось поскорее захлопнуть поплотнее дверь на улицу, задернуть шторы и влезть с головой под одеяло.

      Возле широкой кровати, покрытой ярким покрывалом, стояли два больших книжных шкафа со стеклянными дверцами. Гостья немедленно устремилась к шкафам, тщетно пытаясь рассмотреть названия на корешках.

      - Что, интересуешься? - с гордостью сказал он. - Моя коллекция. Всю жизнь  собирал. Хочешь, покажу?

      Он достал с полки одну из книг, оказавшуюся увесистым альбомом в твердом дерматиновом переплете и надписью "Для открыток". В альбоме были собраны вырезки из журналов и газет. На всех фотографиях были изображения женских лиц и фигур.

      - Что, хороша вот эта, а? - то и дело восклицал он, тыча в картинку треснутым ногтем мизинца, очевидно, считая остальные пальцы слишком грубыми для прикосновения к такой красоте. - Да что ты понимаешь!

      - А на тех полках что?

      - Как что! Посмотри-посмотри. - Он очень, оживился и проворно действовал единственной рукой, демонстрируя экспонаты своей коллекции, которые уже слились для нее в одну пеструю массу глаз, волос, улыбок.

      - А книги есть? - с надеждой оглядываясь на другой шкаф, спросила она.

      - Тут тебе не библиотека, а частный дом.

      - Что же, два больших шкафа с...

      - А с чем же? Вот, здесь, смотри - самое-самое.

      Он уже снял форму, оставшись в одной тенниске с короткими рукавами. Правая культя была как раз такой же длины, что и рукавчик. И когда он принимался что-нибудь делать единственной рукой, правый рукавчик взлетал словно сам собой и, потрепыхавшись на отлете в виде куриного крылышка, опускался на место. Это было очень забавно и как-то по-домашнему мило. 

      От сердца немного отлегло, а на ум даже пришла неожиданная шутка: если рука - это конечность, то получается, что бесконечность – это вовсе не философская категория, а просто культя. Но улыбаться над этим было как-то неловко.

      Пока она рассматривала "самых-самых", оказавшихся беспорядочным набором голых и полуголых красоток (среди которых попалась даже какая-то Венера, каменно опершаяся на увитую плющом колонну), он оборудовал пиршественный стол. Заметив его приготовления, голодная путешественница прямо-таки онемела от предвкушения. Тут были жареные и маринованные грибы в оливковом масле (сам собирал), брусничное и черничное варенье (опять же сам), шоколадный набор в золотом футляре, "растворимое" кофе (невообразимый дефицит), апельсины. Все венчала державною главой затейливо изукрашенная бутыль с чем-то звездочным.

      - А вот сорвилат, - угощал он. - Я его провернул через мясорубку, чтобы ты не сломала свои хорошенькие зубки. 

      Ей уже казалось, что она попала в царство к доброму волшебнику. Никто никогда не хлопотал так ради нее. Мама всегда сидела за столом с раскрытой книгой или грудой бумаг. А папаша... Но ей не хотелось впускать его сейчас в свое волшебное царство. Уж лучше попробовать жареных боровиков со сметанкой.

      Он разлил вино: ей - в рюмку на длинной тонкой ножке, себе – в простой граненый стакан, - и сказал: "За нас", но она даже ухом не повела в его сторону, всецело захваченная предстоящим поединком с боровиками.

      Он расположился напротив и, пока она впивалась зубами, впивался в нее жадными глазами. Каждый ее жест приводил его в восторг. Она чувствовала себя, как на сцене, и с удовольствием изображала заезжую знаменитость. 

     Заметив у своего локтя хлебное блюдо, повелительным жестом отодвинула его от себя подальше - будто плебейскую личность, незнамо как затесавшуюся в общество столь изысканных персон, - и с самым внушительным видом изрекла:

      - А хлеб, между прочим, нельзя отрезать, его нужно ломать или откусывать. Ведь мы не говорим "отрезок хлеба", мы говорим "ломтик" или "кусок". Нельзя же говорить одно, а делать другое. Получится, что соврал!

      Он взял в руку и поднял над столом хлебный «отрезок», который приготовил себе в качестве закуски к выпивке, и озадаченно уставился на расшалившуюся гостью. Но лицо ее сохраняло вполне серьезную мину.

      - Ты это... что же, думаешь, я стол сервировать не умею? - наконец заговорил он. - Думаешь, простой проводник, мурло неотесанное? А я и в санаториях бывал, и в ресторане дорогом. Чтоб я когда в присутствии дамы на пол плюнул или за столом салфеткой не попользовался - такого ты у меня не увидишь... Так что, бери хлеб и не балуйся.

      Она так фыркнула, что изо рта вылетела крошка и угодила ему прямо в левую бровь.

      - Во-во, - сказал он, утираясь полотенцем. - Еще неизвестно, кто из нас культуры не понимает.

      - Но я же не в глаз, а в бровь попала, - не унималась она, давясь смехом. - Потому что я понимаю, это было бы некультурно.

      - Ладно, чего там, - примирительно махнул он куриным крылышком. - Давай за нас, - и снова поднял свой стакан.

     У нее в рюмке, которую было так приятно держать за длинную ножку, оказалась ужасная гадость. Но она выпила, не моргнув глазом. А потом он долго хлопал ее по спине и совал в лицо полотенце, пытаясь сам вытереть ей хлынувшие потоком слезы и разинутый рот. Наконец, кашель прошел, но на голову навалилась такая тяжесть, словно она внезапно заболела гриппом. И почему-то неудержимо захотелось хохотать.

      Он включил радиолу и запустил свою гостью в пляс. Той особого разгона не требовалось, и она принялась самозабвенно кружиться и трясти волосами перед остолбеневшим стариком.

      - Господи, вот сподобился-то я! - повторял безрукий, смахивая слезы и беспрестанно вскидывая левую руку в одностороннем аплодисменте. Куриное крылышко тоже неистовствовало над плечом.

      - А еще я умею танец "Подмышич"! - с хохотом заявила она. - Он самый модный в столичном сезоне. Но его танцуют только... с кавалером, - она чуть было не сказала "с многоруким кавалером", но вовремя спохватилась.

      - Ты это вот что... подоткни-ка юбчонку повыше, а то не видать ног-то. Или нет - скидовай-ка ее к лешему... А чего испугалась? Не видал я вас без юбок, что ли?

      Предложение было весьма кстати - становилось жарко. К тому же вопрос этот был не принципиальным - на ней как раз были хорошенькие маленькие шортики. Поэтому "заезжая знаменитость" и без юбки прыгала под музыку ровно с тем же пафосом, не обращая более на публику ни малейшего внимания. Хотелось орать, вертеться волчком. И вообще хулиганить.

      - Эх, жаль руки нет, а то бы я сейчас такого на гармошке сбацал, даром что меха молью трачены! - Он с воодушевлением взмахнул рукавчиком, будто платочком перед пляской.

      Между тем на плите закипел и зашипел бак с водой. Безрукий прошел на террасу, где у него устроена была кухня. Выволок из угла корыто, поставил посреди пола. Оказывается, на сегодня удовольствия еще не кончились, и ей предстояло помыться в теплой водичке. Вот уж не ожидала, что в такой несчастный день удастся смыть с себя скверну вагонов и вокзалов! В этот миг ей даже показалось, что на самом деле это ее родной дедушка, который вовсе не умер, а всегда ждал ее здесь, в этом старинном доме.

      - Вы пока тут побудьте, а я по-быстренькому, - крикнула она, закрывая за ним дверь, когда он прошел за чем-то в комнату. Жаль, щеколда с той стороны, ну ничего.

      Замотав волосы в пучок на макушке и побросав на стол белье, она с наслаждением шагнула в корыто.

      Однако, дверь распахнулась. Он замер на пороге с чистым полотенцем в руке, не смея шелохнуться. Она досадливо сморщилась. Ну что он везде лезет, как глупый! Неужели трудно понять, что человек мыться пошел!

      А он уже засуетился вокруг с полным ковшиком. Без него, видите ли, никак не обойтись: нужно тереть ей спину мочалкой и поливать. Вот ведь, Шива многорукий! Ладно, пускай сам думает о своем поведении. Он взрослый, а взрослых она еще не отвыкла слушаться. Притом, он такой добрый...

      - И откуда ты, такая красота, на мою голову! - не отставал он тем временем со своими глупостями. - Ведь вот, вот, видишь, была бы вторая рука, ей-богу, сейчас бы пальцы в кольцо сомкнулись, - показывал он, пытаясь захватить ее талию, но ладонь лишь скользнула по мокрому, сразу прянувшему в сторону, телу.

      Он вытер ей спину большим мохнатым полотенцем и сказал:

      - Давай в постель, пока не застыла.

      - А вы где будете? В соседней комнате? - засомневалась вдруг она.

      - В соседней, в соседней. Я себе раскладушку поставлю.

      Пока он управлялся на террасе, она успела задремать под большущим ватным одеялом, сдвинув на сторону высоченную гору-подушку. Внезапно панцирная сетка на кровати прогнулась и затрещала. Открыв глаза, она увидела, что он уселся с краю и начал порывисто и неуклюже раздеваться одной рукой, напряженно и беспорядочно вскидывая во все стороны тощую правую культю.

      - Я вместе с вами спать не буду! - наконец-то сообразила она и тревожно оглянулась на дверь и окна.

      - А чего тебе? - ласково заговорил он.

      - Нет! - гневно взвизгнула она и проворно выскочила из постели.

      Схватив свой плащ, опрометью бросилась на террасу и принялась, обламывая ногти, отводить тяжелую железную полосу, служившую дверным запором.

      На крыльце было темно и холодно. Босые ноги сразу стали мерзнуть, и она опустилась на колени, пытаясь подоткнуть под себя узкий и короткий подол.

      - Ну что угнездилась? – раздался над головой скрипучий стариковский голос. - Застудишься. Я не трону, не трону, ступай в дом.

      Но она уже не верила ни одному слову. Поднялась и, вернувшись в комнату, стала молча одеваться. Он остановился чуть поодаль, маленький и жалкий, в косо  напяленной впопыхах на одно плечо кацавейке, и потерянно глядел.

      - Слышь, девк, хорош мытарить-то, а? Разве ж я тебе уважения не оказал? Как королеву принял. Напоил-накормил, пальцем не тронул. А ты что вытворяешь? Поимей совесть-то, а? 

      Он робко шагнул к ней.

      - Нет! - снова взвизгнула она на самой высокой ноте.

      Он отпрянул. И вдруг начал ругаться. Он клял ее на чем свет стоит, и такого головоломного мата ей никогда не приходилось слышать. Он обрушился на нее, он затопил ее этим грязным потоком, он негодовал, он не мог сдержать праведного гнева, он просто сходил с ума.

      - Не ори ты, дура! Что соседи скажут? Ведь сама же пришла сюда. Зачем, стерва, шла, а? Ведь вся насквозь протаскалась, что я, не вижу что ли! 

      Было противно, но как-то не обидно, словно относилось к кому-то другому. Притом, она уже чувствовала свою безнаказанность.

      Постепенно гнев его терял силу, переходя в покряхтывание и покашливание. Одевшись, она вышла на крыльцо и села на верхнюю ступеньку, прижимая к груди портфель как единственное родное существо, - дожидаться утра. Он вынес ей телогрейку и байковое одеяльце для ног. Сел рядом, закурил, пыхнув зажигалкой. Затем заговорил, тихо, обессилено:

      - Совсем пацанка еще, даром что вымахала с оглоблю. Какой там "муж", ремня бы тебе хорошего по заднице, чтоб дома сидела, мужиков в грех не вводила... Ну куда тебя понесло из дому-то, дуреху такую? Ишь, нахохлилась!

      Он ласково фыркнул, не сводя глаз с ее нахмуренного профиля, едва различимого за оградительной занавесью волос.

      - А что мне, старику, надо? Слово задушевное да обними разочек. Убудет тебя что ли? Ласковый-то телятко двух маток сосет. Один я, понимаешь? Калека увечный. Утром и встать не для кого.

       Он вдруг напомнил ей гусеницу из далекого детства. Был волшебно солнечный день. Она шла домой из школы, из первого класса. В траве у забора она и обнаружила эту ярко-зеленую толстую гусеницу с рубиновыми крапинками на спинке и рогом на голове. Благоговейный восторг, гармонически слившийся с крайним отвращением, мгновенно потряс ей душу. Но Анна Степановна сказала на уроке, что гусеницы и бабочки - наши враги, они поедают листву сада и огорода, и что их надо уничтожать. И тяжкое чувство ответственности за всю природу вдруг придавило детское сердце. Сейчас, сию минуту от ее решения зависела судьба листвы сада и огорода! Ужас неправого, но несвободного судьи обуял ее. Она напряженно задумалась о способе уничтожения рогатой вредительницы, которая, не чуя себя от наслаждения, разлеглась на солнце. Камень был найден. Она зажмурила глаза, чтобы не знать о нависшем камне, и с силой опустила руку к земле. И так невыносимо упруго дрогнул под детскою рукой крепко припечатанный камень, немножко вверх и опять вниз, всею тяжестью к теплой от солнца земле; но вздрогнувшие веки приоткрылись как раз в тот момент, когда из-под камня с силой вылетел темный мокрый комочек. Она вскрикнула! Быстро-быстро понеслись прочь маленькие ботиночки…

      Между тем безрукий мало-помалу разговорился.

      - Уж кто-кто, а я-то культуру понимаю. Ты просто в приличном обществе меня ни разу не видела. На мне все как полагается - галстук, стрелки отутюженные, одеколон. У меня сразу и манеры появляются аристократические. Я уже не скажу: "Хочешь закурить?", я скажу: "Не желательно ли никотинчиком попользоваться?" У меня уже и слова в разговоре ученые появляются, иностранные. Я, например, уже не скажу, как мужлан неотесанный, на три буквы, а скажу "пенис", потому что я это слово знаю.

      Видение о солнечном дне детства постепенно перешло у нее в другие картины, и незаметно для своей бдительности она отправилась бродить по неизвестным зарослям и ложбинкам сна. Чувствуя, что она задремала, он приумолк и, затеплив, словно вахтенный свет, огонек сигареты, принялся с грустным удовольствием нести службу оберегания, как бесхозный пес, вдруг ненадолго нашедший, что посторожить.

      Ближе к утру проводил ее на станцию. Ему тоже пора было на дежурство. Утро выдалось сереньким, накрапывал дождь. Ожидая, пока подадут первый поезд, он пристально и печально смотрел ей в лицо, прощаясь навеки.

      - Ты это... не забывай меня, слышь? Всегда приезжай, в любое время. Окажу стремительные заботы. Молодой-то только насмеется да испоганит всю. А я обхождение имею. Дуры вы, бабы, дуры! Ничем-то вас не приманишь, если по-душевному, по-человечески, одна только сласть да наряды на уме.

      Он вдруг спохватился и принялся усиленно шарить в кармане форменного пальто, отчего оттуда вывалился, метя спланировать в лужу, чистый носовой платок особо крупных размеров, но был проворно пресечен и водворен на место; затем в руке появилась конфетка, которую он и протянул ей. Но она, всеми помыслами устремившись к медленно подходившей электричке, даже не взглянула. Поезд остановился, и она двинулась вдоль вагона к дверям, как будто никого с ней рядом не было. 

      - Да погоди маленько, свет-то еще не дали, - с безотчетной мольбой в голосе заговорил он и поднял было руку, чтобы удержать ее за рукав, но не посмел, а вместо того медленно снял с головы фуражку и пошел следом. Выпавшая конфетка осталась лежать на перроне в неглубокой лужице.

      - И запомни раз навсегда: я твой дядя Вася. Поняла? Родной дядя Вася... Слышь, тебя звать-то как, если по-честному?

      - Стелла, - не оглядываясь, солгала она и на этот раз, шагнув в тамбур.

      Войдя в вагон, безжалостно села в дальнем, левом ряду, не со стороны платформы, и сразу же раскрыла задачник по тригонометрии: все-таки в школу сегодня идти придется. Так. «Преобразовать выражение: tg x + ctg x = ?» Все ясно: "tg x" выносим за скобку, в скобках остается: (1+c).

      Волосы спустились к страницам, как самый последний занавес. Поезд постоял еще две-три минуты, вошло еще несколько пассажиров. Наконец, репродуктор оповестил: осторожно, двери закрываются.

      Сама того не желая, она невольно оглянулась на противоположное окно и успела заметить на платформе черное пальто с галунами, единственную руку, прижимающую к груди фуражку, обнаженную седенькую голову под тихим дождиком, бледное потерянное лицо. Схватив ее взгляд, он весь встрепенулся, вскинулся в последнем порыве, и глаза его в этот миг словно метнули молнию...

      Резко тряхнув волосами, она опустила голову и отрешенно уставилась куда-то сквозь страницу, мысленно трогая свежий рубец, сразу вспухший в душе, как от удара хлыстом. Обиженно хмыкнула, вспомнив его причудливую фразу: "Окажу стремительные заботы", - и презрительно повела плечом. Знаем мы, что это за заботы, просветил, дорогой, спасибо! Папы и дедушки бывают только у маленьких девочек. Взрослые заботятся о себе сами.

1976г.

3. ИГРА В НАПЕРСТКИ 


Вопрос  о непостижимости мужской природы издавна занимал Инну. Почему, к примеру, даже совсем маленькие мальчики находят удовольствие в истязании живого существа? Еще в детском саду она с плачем бросалась на помощь, заметив, что мальчишки разрезают дождевого червя осколком стекла  или сшибают в траве шляпки с дрожащих “поганычей” (поганок и мухоморов). Смотря фильмы про войну, она терялась в недоумениях: как можно заставить себя пойти в рукопашный бой? И как можно хоть на мгновение отказаться от своей личности, предаваясь пьянству? И зачем держать в городе так много автомобилей, если они превращают улицы и квартиры в непроходимый смрад и сами же друг другу мешают. Личный транспорт - это также как личный домик с садиком: в Москве на всех места не хватит. К тому же для особо нуждающихся существуют такси. Почему мужчины не понимают этого? А главное - правда ли, что женщина имеет власть над этими чудовищами? Или их единственная Ахиллесова пята не более, чем половая зависимость - страсть, пускай сильная, но достаточно безличная и потому ненадежная? Как же обрести увлекательную возможность до конца жизни общаться с ними, пусть даже на равных, если не на преобладающих?


Индийская мудрость гласит: кто спрашивает, тому и отвечать.


Тем не менее, она надеялась, что они хорошие. Иначе, как она сможет любить их и со временем выбрать самого-самого? И надо отдать им должное - вот уже почти сорок лет они ухитрялись оправдывать это ее доверие. Хотя, безусловно, ей пришлось и кое-что простить.


Прежде всего, она безоговорочно простила отца, чересчур любившего вольную жизнь. Он играл на гобое, а мама - на Таганке, и еще не известно, кто из них первый доигрался до развода. Во-вторых, Инна не только простила, но и сохранила в душе пожизненное сочувствие к бывшему мужу, безвременно почившему в алкоголизме и по сю пору остававшемуся бобылем на этой почве. Прельстившись в своем самом восторженном возрасте его вдохновенным взором и упоительно высоким ростом в качестве удачного дополнения к высокоинтеллектуальным речам об эзотеризме и кармах, благоговейная и влюбленная Инна не посмела вовремя подняться на борьбу с “недоступными ей порывами мужской души”, только еще начинавшей сосредоточиваться на винном интересе. Заметив же в конце концов, что ее маленькой дочке становится слишком вредно папино общество, Инна с сожалением в сердце разорвала брак и ушла к матери. Замуж она больше не вышла, так и не найдя замены своей первой любви, да и обнаружив вскоре, что с мужчинами гораздо спокойнее иметь дела на их территории.


Был у нее еще до замужества и такой эпизод испытания мужской порядочности, также оставивший их не посрамленными в ее глазах. Отдыхая как-то летом в студенческом лагере в Сухуми, она отправилась ввечеру кататься по городу на мотоцикле с неким студентом. Тот завез ее в ночной притон, укрывавшийся от досужих глаз в глухих переулках окраины. Любопытная Инна беззаботно приняла приглашение повеселиться, но скоро заметила, что ее спутник непредусмотрительно много пьет. Рассудив, что доверяться его мотоциклу теперь опасно, непуганая девица отправилась обратно своим ходом, покинув студента на произвол судьбы.


Шагать в одиночестве пришлось недолго. Из мрака подворотни к ней внезапно обратился слегка заторможенный бас кавказского выговора:


- Дэвушка, нэ торопись. Транспарт есть. Едэм куда захочешь.


Одновременно на пути ее возникли еще двое.


- Подвезти нада?


- Да, - как-то слишком уж охотно отозвалась Инна, стараясь не вникать в сразу поднявшуюся на душе тревогу, уж слишком тягостно было продолжать путь одной по незнакомому ночному городу. - На набережную, к центру, пожалуйста.


Из подворотни вырулил маленький допотопный автобус. Девушка устроилась в темноте у окна, поближе к кабине и подальше от троих других пассажиров весьма ненадежного вида. Автобус небыстро двинулся вперед, то и дело петляя по каким-то чересчур мелким поворотам, и наконец совсем стал на месте. К безмолвным пассажирам присоединилось еще двое, тихо перебросившись с ними несколькими фразами на непонятном языке. На девушку никто как будто не обращал внимания.


- Куда мы едем? Что это за люди? - тревожно заговорила она, пытаясь разглядеть что-нибудь за окном, но даже через очки ничего определенного не просматривалось.


- Всо в норме. Тут всэ наши. Сейчас приедэм.


- А ну-ка, мужики, отпустите меня! - решительно заявила Инна. - Вы ошиблись адресом. Я не проститутка. Я из Москвы. Растерялась с другом. 


- Куда пойдешь совсэм одна? Тут тебе нэ Москва, тут дэвушкам опасно. Пропадешь - никто нэ узнает. Поедэм с нами. Пэрэночуешь, а утром отвэзем к твоему другу. Мы не насылники, хорошие рэбята.


- Немедленно откройте дверь! - вскакивая к выходу, потребовала девушка и выразительно прибавила по-книжному: - Не берите греха на душу!


Автобус остановился, и дверь перед ней распахнулась. Никто не шевельнулся, хотя они не сводили с нее глаз. Уверенно спустившись по лесенке, Инна быстро пошла прочь. Однако, ни скрежета мотора, ни стука закрывшейся двери сзади не послышалось. Ее это не беспокоило. Самое неприятное произошло через несколько секунд: она провалилась ногой в омерзительную сточную канаву, протянутую вдоль обочины, и утопила в липкой грязи босоножку. Вот когда ее охватила паника!


Неожиданно в темноте снова раздался заинтересованный тенор:


- Пэрэдумала, да?


- У меня туфель провалился, - озабоченно ответила Инна.


В тот же миг вспыхнул карманный фонарик, и канава была энергично обследована не только лучом, но и татуированной волосатой рукой. Комок грязи, в который теперь превратилась босоножка, возник на мгновение в широкой пятерне, и фонарь снова потух.


- До автобуса, хочэшь на руках донэсу?


- Отдай!


- Обожди тут. Схожу помою.


А после он довел ее до угла улочки пошире, где стояло два-три фонаря, и сказал:


- Туда дэржись, в ту сторону... А можэт, пэрэдумаешь? Шашлык есть, вино самое лучшее. Рэбята хорошие. Айда, а?


Не ответив, она кинулась прочь, все убыстряя шаг, и наконец стремительно помчалась вниз по улице, хотя никто за ней не гнался.


Окончив университет и получив свободный диплом, Инна стала по мере возможностей промышлять то редактированием, то почасовым преподаванием. Мало-помалу жизнь вошла в четкие берега и понеслась меж ними бурным полноводьем. Постепенно отступали неуправляемые молодые страсти, заменяясь благодатной порой душевной зрелости. Круг ее присных практически определился, равно как и круг любимых занятий. Дочка выросла умницей. Жизнь позволяла почивать на лаврах.


Но произошло непредвиденное и совершенно невероятное: Москву постигла Культурная революция. Когда художественный редактор Багетов сказал однажды, прихлебывая черный кофе в кафетерии во время обеденного перерыва, что скоро батон белого хлеба будет стоить не 25 копеек, а двести пятьдесят рублей, Инна только рассмеялась. Такой оригинал этот Саша! Чего только не выдумает!


 Уму непостижимо, но он оказался прав, если не считать, что продешевил в двадцать раз. 


В привычном мире все сместилось и понеслось вверх тормашками. Инна не узнавала родного города. Как автоматные очереди застрочили по уличной толпе огненные рекламы с фронтонов. Мостовые то и дело усеивались рублевками всех достоинств, но нескончаемые нищие, неизвестно откуда вдруг явившиеся, не обращали на них ни малейшего внимания. Всегда унылые киоски “Союзпечати” расцветились глянцевыми журналами, на обложках которых отчаянно вожделели раздетые красотки с оскаленными ртами, в то время как улицы буквально запруживали их живые последовательницы, ищущие ночной работы. Только оскал зубов получался у них какой-то затравленный.


Зарплату выдавать повсеместно переставали, и Инне пришлось уйти из насиженного издательства на частные харчи. Спровадив в комиссионку палас или набор серебряных ложек, она радовалась, что они с мамой и дочкой  смогут продержаться еще целый месяц.


Но страннее всего были ее сограждане, которые вдруг превратились в каких-то совсем иных. По улицам толклись самого разбойничьего вида чужаки, явно занимаясь чем-то предосудительным на глазах у безучастных прохожих. На скамейках бульваров мертво почивали бездомные бабули. Натруженная рука рабочего класса, дремлющего в метро после ночной смены, покоилась на обнаженной груди американской топ-модели
, украшавшей ныне его пакет с сырокопченой колбасой. А тетеньки с благостным выражением на лице с готовностью раскрывали “опиумные”
 Библии и участливо спрашивали подвернувшихся под руку горожан, ведают ли они, кто создал все вокруг. В душе невольно возникало ощущение присутствия в прошлом, в какие-нибудь времена НЭПа, как это показывают в кино. 


Но почему так влекли Инну сумрачные, не принадлежащие ни к какому сословию молодчики, зазывавшие прохожих сыграть на деньги в незамысловатую с виду игру, она решительно не понимала. Расстелив на мостовой, прямо под ногами толпы, гладкий пластмассовый коврик, эти ребята предлагали угадать, под которым из трех перевернутых вверх дном стаканов находится шарик. Это называлось игрой в наперстки, и удивительнее всего было то, что люди не стеснялись играть на деньги!


Затейник ловко передвигал черные стаканчики, перекатывая меж ними шарик и сопровождая свои действия чудными прибаутками, словно из прошлого века. Что-нибудь вроде: “Один приманчивый, другой обманчивый, третий не ответит, гляди в оба, не зевай, денежки принимай. Все перемешал, всех запутал”.


Его всегда окружала стена дюжих молодцев в роли случайных прохожих, собирающихся сыграть. Время от времени кто-то из них и впрямь делал ставку и, выиграв, ненатурально изображал приступ восторга, а проиграв, принимался нелепо петушиться и требовать еще одного кона, увеличивая ставку. Впрочем, истинных зевак тоже было немало. Кто-то пытался угадывать, кто-то сочувствовал проигравшим.


Заметив наперсточника, или, как она их называла, Шарикоподшипника, Инна всегда невольно замедляла шаг, едва справляясь с внезапным сердцебиением и с недоумением чувствуя, как по спине начинают ходить горячие волны смятения. Нет, играть она и не думала, полностью уверенная в том, что ловкач мухлюет. Шарик он, естественно, прячет в рукаве - фокусники еще и не на такое способны. Глаз человека инертен, а восприятие шаблонно - внимание легко отвлечь. К тому же она не понимала прелести азартных игр.


Любая игра была для нее прежде всего общением с приятным человеком, когда шутливое состязание в сообразительности, ловкости и всем таком прочем придает этому общению особую пикантность. Поэтому играть можно только с другом. Игра же на деньги исключает вообще всякие человеческие чувства, оставляя только опустошительную нервотрепку, которую не способен восполнить никакой выигрыш, ибо его ценность всегда меньше предшествовавшего безумия - ведь нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Притом, радость выигрыша здесь всегда отравлена отчаянием партнера, который после этого еще пойдет да застрелится. А уж об отчаянии собственного проигрыша она даже рассуждать не могла - настолько это было смертельно. Поистине, страсть к азартным играм - это еще одно загадочное свойство мужчин (хотя бывают и мужеподобные дамы). 


По какому-то непостижимому стечению жизненных путей, любовь к трем стаканчикам, подобно колдовской любви к трем апельсинам, бесчинствовала в тот памятный, 1991, год в душе вполне уже взрослой, счастливо нашедшей себя и по природе бескорыстной Инны. Ее любопытство терзал человек, поднявшийся с самого черного дна жизни - Шарикоподшипник, жесткий, отважный, ловкий, как зверь. Стоило ей услышать зазывный голос таинственного чародея, как она забывала, куда идет, завороженная неведомым. Что же это за человек, бросающий вызов равнодушной толпе? И как он будет нас обманывать? Как он намеревается выуживать наши деньги, если никто не станет играть? Так и будет, как дурак, без конца вертеть свои шарики под стаканчиками? И как будет его свита с глупым видом разыгрывать азарт? И откуда он взялся, такой откровенно независимый в нашем благопристойном городе? Неужели такой гордый демон позволит, чтобы мы пренебрежительно проходили мимо, когда он так старается? 


Женщин обычно не было. А если появлялись, то далеко не самого достойного вида. Неизвестно, какие ставки они делали, но проиграв, оглушали округу неистовым полусумасшедшим матом. И это было совершенно невероятно в наших всегда таких безличных общественных местах.


Мужчины иногда выигрывали. Обычно это были такие же  крепкие орешки с недобрым взглядом, как и сам Шарикоподшипник. Впрочем, простой советский командировочный, жадный до столичных развлечений, всегда безнадежно проигрывал и, стараясь держаться петушком, подобострастно подбадривал всю шулерскую компанию.


И вот как-то пополудни, погожим сентябрьским понедельником, ее непонятная страсть настигла Инну возле Белорусского вокзала. Было тепло и ясно. Отовсюду устремлялись самые неожиданные соблазны; например, большой плакат в вышине: “Каждому по пежо”, вызывающий в памяти совсем другое, созвучное русское слово. У моста, из дверей бывшей забегаловки, преображенной ныне в «Кафе-бар», неслась плясовая мелодия. И, не в меру расхозяйничавшись в столь людном месте, самодовольный голос пел: “Почему, не знаю сам, не платят пенсии ворам”. А на рекламном щите на ступеньках кто-то прояснил идею широкомасштабного приглашения: “Гостям всегда мы рады”, подписав маркером: “Приносите деньги, гады”. Ласково зазывали со всех сторон торговки: “Рожочки и пирожочки”, “Нежные жареные курочки”, а вкрадчивый грузин  со своим прославленным акцентом энергично вторил над самым ухом: “Молодой, горячий кукуруз!”


Инна была в брюках, а когда она бывала в брюках, то чувствовала себя чем-то средним между женщиной и мальчишкой-подростком. Во всяком случае, присущая женщине ответственность за свое поведение в таком наряде у ней несколько ослабевала, уступая место озорному чувству внутренней независимости. Может быть поэтому она и вела себя на сей раз настолько смело, что заметив за углом скоморохов с наперстками, пробралась в самый центр толпы. Хотя ни одной женщины там не было. Просто чтобы поглазеть. Для этой цели она даже надела очки и отлично все видела.


Она сразу заметила, что шарик - под левым стаканчиком, и это совершенно точно! В этот миг в ней произошло потрясающее раздвоение души: она в одно и то же время знала, что шарик там, и от этого пришла в неистовое волнение, и тем не менее была убеждена, что это всего лишь трюк, и шарик скорее всего в рукаве у шулера. Впрочем, рукавов не было. Он был в короткой красной тенниске, но это не важно. Шарик можно спрятать куда угодно, хоть в ботинок. Не исключено даже, что шариков два, и один из них он использует как приманку. 


Между тем он поднялся на ноги и, глядя в толпу, принялся зазывать отгадчиков. В тот же миг один из зевак - и она была уверена, что из той же компании - якобы исподтишка приподнял левый стаканчик - и под ним мелькнул шарик!


- Ну, смелей! Кто играет? Женщина играет! - тут же налетел на Инну Шарикоподшипник, высокий загорелый молодчик ярко выраженного уголовного типа.


- Ставь, ставь ногу на стакан! - завопил ей в ухо тот зевака, который приподнимал стаканчик.


И, словно не помня себя, Инна поставила ногу на левый стаканчик! Ведь шулер еще не нагибался к нему, значит... Ну и что? Разве она станет играть с этими разбойниками? Своих денег они никогда не упустят, а она свои сто рублей получает за урок английского языка и кормит на них семью несколько дней до следующего урока.


- Вы выиграли! - заорал шулер, тряся у ней перед носом пачкой десяток. - Даю сто рублей. Делайте ставку - сто рублей - и если шарик окажется под вашей ногой, вы забираете обе ставки - двести рублей!


Инну аж проняло отвращением от собственной низости - неужели она возьмет из рук этого изгоя его воровские десятки? Неужели она полезет сейчас, на виду у этих алчных бродяг, в свою сумку за деньгами?


- Нет-нет, я не играю, - поспешно ответила она и улыбнулась, чуть запрокинув голову к его лицу, маячившему в вышине, не убирая, однако же, ногу со стакана и чувствуя, что не в силах этого сделать.


- Ты выиграла! Выиграла! - завопили вокруг, плотно напирая сзади.


- Давай сто рублей задатка и смотри под стакан! - властно повторял шулер, перекрывая рев.


- Я дам, но если я выиграю, я ваших денег не возьму! - горячо торговалась Инна. – Они вам самому понадобятся. И мои вы мне отдадите, ладно?


-  Ставку! Делай ставку! - давил он, и глаза его цвета крутого кипятка ошпаривали ее то справа, то слева, когда она пыталась отвернуть голову.


Толпа нахлынула со всех сторон со страшной силой, казалось, легкую светловолосую женщину в изящном брючном костюме сейчас свалят с ног и погребут под мужскими массивными подошвами. Инна чувствовала себя как самая непристойная уличная шлюха, и уже нисколько не сомневалась, что шарика там нет. Но сильный мужской голос звал ее, как труба Иерихона, и по-наполеоновски сложены были на груди его большие бронзовые руки. И тогда она открыла кошелек и вынула заветную сотню.


- А свои деньги уберите, я их ни за что не возьму, - дрожа от возбуждения повторила она, протягивая час назад заработанную бумажку и доверительно заглядывая ему в лицо. - Я не играю, я просто хочу знать, угадала я или нет.


Но стоило ей только выпустить из рук свои деньги, как наваждение сгинуло, будто не бывало. Видимо, она прочла свой приговор в его глазах.


Ужас потери обуял ее.


- Отдай! - тихо и убедительно произнесла она, вкладывая в это слово все свои силы и, кажется, саму жизнь.


- Да ты взгляни сначала под стакан, может, ты выиграла, - с уничтожающей усмешкой ответил шулер.


- Погляди, погляди! - ревела толпа.


С самым безнадежным видом Инна убрала ногу, даже не пытаясь нагнуться и глядя только в лицо обидчику. Кто-то поднял стаканчик. Под ним ничего не было.


И словно занавес упал перед нею. Широкие высоченные спины вытеснили ее со сцены, и Шарикоподшипник уже начал новую игру!


В первый момент ласковая невозмутимая Инна была готова воплем поднять на ноги весь вокзал. Но сумасшедшая эта мысль тут же была подавлена суровым рассудком. Она не позволит себе еще и этого унижения. На правеж его так запросто не поставишь. Но вовсе не денежная потеря терзала ее, как железные когти, а сознание своего унижения, своей необъяснимой глупости, давшей этим ловкачам возможность играть ее чувствами. И вдруг резко высветилась мысль: начинается второй раунд ее поединка с Шарикоподшипником! И на этот раз - страсти в сторону. Дело приняло слишком серьезный оборот.


Вновь пробравшись в центр с другой стороны, Инна остановилась прямо перед ним и начала говорить ему с горячей мольбой и искренностью жалующегося ребенка. Она говорила о том, что это для нее слишком крупная сумма, чтобы ее потерять. И что с женщинами играть нельзя, они слишком серьезно все воспринимают. И что она же не хотела с самого начала брать его деньги, ей просто интересно было угадывать.


Ее увещевания мешали его игре. Она толклась перед ним, с тревогой и беззащитностью повторяя: “Это же нечестно, правда же? Это же нечестно. Мы так не договаривались”.


Конечно, ни один человек не вступился за нее и даже не посочувствовал. Уж слишком отталкивающе она выглядела в своем нелепом притязании. Ее отгоняли, на нее орали со всех сторон. Но она все же успела заглянуть в глаза своему противнику. Это были пустые, лишенные чувства глаза - неглубокий вычерпанный колодец, к которому никто никогда не пойдет за водой. Взгляд женщины сразу уперся в склизкое черное дно. Но она не обманулась этим дном. Она знала, что душа человека неизмеримо глубже, и стремилась проникнуть внутрь, в эту теплую мужскую глубину.


А помощники уже оттеснили ее, едва не отдавив ноги. И тогда произошло чудо. Голос Шарикоподшипника коротко произнес из-за спин:


- Отдай ей.


Можно придумать множество причин, вызвавших эти слова. Но все-таки никто никогда не узнает, что заставило прожженного уголовника отдать свои честно заработанные деньги. Может быть, одна только Инна могла бы ответить на этот вопрос. Но и ее ответ вряд ли был бы точен.


Шарикоподшипник начал новый кон, а парень, которому он велел вернуть ей деньги, достал из кармана пачку десяток. Пересчитал, поглядывая на нее с невероятной ненавистью, и внезапно швырнул их ей под ноги. Они рассыпались вокруг Инны, словно красные осенние листья.


Она не обиделась. Она понимала, что это его проигрыш, и жалела его, еще полная благодарности ко всему роду человеческому. Глупый мальчик не ведал, что хамство отнюдь не возвышает, а навсегда припечатывает человека к должности лакея.


“Ничего, я подниму”, - мелькнула мысль.


Но в тот момент, как она нагнулась, он ударил ее пинком в бедро!


От приступа ярости у ней потемнело в глазах. Внутренний взрыв уничтожил все чувства, кроме одного - метать и крушить. Это, видимо, и есть герой рукопашного боя - неуправляемый снаряд, начиненный слепой энергией разрушения.


«Ничего, - произнес внутри чужой мертвый голос, - сейчас я подниму свои деньги, а потом убью его».


Будто зомби, она собрала все свои деньги, спрятала их в сумку, сняла очки и спрятала их в футляр и в сумку, повесила сумку на шею, чтобы не отлетела в сторону при падении. Затем подошла к нему и изо всех сил всадила ему в задницу пинка. И мгновенно стала боком, закрыв одной рукой лицо, а другой - голову, чтобы его удар не пришелся по зубам или по глазам.


Прошло несколько секунд всеобщего онемения. Или это ей только показалось, что все кругом замерло?


Затем раздался четкий повелительный голос, который один раз уже защитил ее от унижения:


- Не трогай ее!


Она открыла глаза. Все лица слились перед ней в одну живую монолитную массу. Нервы у ней не выдержали, и не помня себя, она нанесла им еще один, совершенно бессмысленный удар, страстно и обличительно крикнув в толпу:


- Не верьте им! Это обманщики!


Какой-то человек взял ее за плечо и легко вытолкнул из круга.


- Уходите отсюда, быстро, - негрубо сказал он.


Она взглянула ему в лицо все еще затуманенными, но благодарными глазами и благодарно улыбнулась. Затем кинулась прочь.


Она уже почти свернула на Малую Грузинскую, и вдруг стала как вкопанная, поразившись новым соображением. Это же не только его деньги! Ведь они все вместе ее охмуряли. Значит, ему придется еще и выплатить им причитающееся за нее. Выходит, она присвоила чужие деньги, воспользовавшись его благородством. И еще оказалась настолько бессовестна, что принялась его обличать за мошенничество!


- Вот молодежь, прямо засыпают посреди дороги! - заворчала сзади прохожая, с усилием объезжая остолбеневшую Инну колесами своей тяжелой сумки.


«Сонная молодежь» молча посторонилась. Хотя в другое время такое дважды несоответствие показалось бы ей забавным. Но вернуться было немыслимо. А любое уклонение выглядело низостью. Оправданий не существовало.


Ах, если бы можно было переодеться, чтобы ее не узнали! Тогда она не побоялась бы снова пробраться в круг и вернуть ему деньги. Но становиться опять всеобщим посмешищем было выше ее сил. К тому же на сей раз ее могли попросту обложить матом и вытолкать в шею, не вникая в подробности. Твердой рукой она открыла сумку и пересчитала десятки. Свернув рулончиком, сунула в лифчик.

Обратные шаги показались нисхождением в бездну. Остановившись поодаль и не отваживаясь приблизиться, с виноватой улыбкой и покаянно прижатыми к груди руками, она не сводила глаз с широких спин, обступивших ее героя, и ловила в неверных просветах между ними его резкие сосредоточенные черты. Сердце билось неистово. Вдруг толпа на мгновение раздалась, и Шарикоподшипник, внезапно встретив ее взгляд, осекся на полуслове. Сразу выпрямившись, он замер. 
Все обернулись. Инна поспешно вытащила деньги и вытянула руку вперед, как фонарь, чтобы все видели: я сюда не со злом, я с добром! Мертвая тишина встретила ее. Толпа разверзлась еще шире, и она двинулась по этому коридору, как Моисей по дну Мертвого моря. Подошла, почти дотронулась пачкой до его груди, но его большие татуированные руки продолжали бессильно висеть вдоль тела. Она подняла голову и взглянула ему в лицо. Но обожглась и, сразу нагнувшись, положила деньги на коврик рядом со стаканчиком. Быстро поднялась и сказала, не глядя, каким-то чужим, гортанным голосом:


- Вы же их заработали. Они Ваши. Я проиграла.

И быстро пошла прочь между вздыбленных волн всеобщего молчания. Но в ее сразу притихшем сердце остался острый луч света. Отпущение греха состоялось.


Она бежала по улице, еще подавленная пережитым стыдом и страхом, но в душе уже прочно восходило солнце всеобщего ликования. Ведь сегодня все человечество в лице одного из самых последних и отверженных своих представителей держало перед ней экзамен на великодушие и снова, как уже много-много раз в ее жизни, достойно вышло из испытания. Хотя на сей раз им пришлось поступиться не плотской страстью, а гордостью и корыстолюбием. Но еще не известно, какая страсть сильнее.


С тех пор любовь к «трем апельсинам» у Инны прошла. Истаяла, как нечто ей совершенно несвойственное, случайно залетевшее, подобно семечку, упавшему не в ту почву. И как все женщины, она теперь с глубоким безразличием проходила мимо всех на свете шарикоподшипников, не понимая прелестей азарта.

Москва, 1991.

4. СЛАВА

Есть ли в нашей жизни что-нибудь слаще славы? Кто-нибудь скажет - любовь. Но любовь - это скорее хлеб нашей души, основа ее существования, а слава - это пикантная верхушка бутерброда, нечто вроде красной икры или клубничного варенья - кто что больше любит. Мне только раз в жизни довелось испробовать этого "варенья" - когда мне было двенадцать лет. И хотя теперь я предпочла бы чего-нибудь поострее, воспоминание о том угощенье судьбы до сих пор отдается в душе чувством благодарности.

Произошло это в 1965 году, в пионерском лагере. Была в нашем отряде одна очень странная девочка. Она называла себя Таточкой, и имя это настолько ей подходило, что никто ее иначе и не называл, кроме вожатого, который ко всем обращался только по фамилии. Тетя Домаша (Домна Митрофановна), судомойка из столовой, не раз просила ребят не обижать Таточку, потому что она сиротка, отец от нее отказался и сдал в интернат. Однако не обижать Таточку было поистине невозможно, как невозможно не лазить по деревьям, не пугать друг друга крапивой или не драться. Девчонки гнали ее вон в три шеи, потому что говорить с ней нельзя было ни о чем - она только напряженно смотрела на собеседника, словно силясь что-то уловить, и заискивающе кивала жестом голодной кошки, норовящей потереться об тебя головой. А привязчивая была - еще хуже кошки. К тому же она сильно заикалась, и это было так необычно, что мальчишки ни одного ее слова не пропускали без повального хохота - этого первейшего способа выражения крайнего интереса.

Интерес этот, кажется, не ослабевал ни при каких обстоятельствах. Она постоянно оказывалась средоточием чьих-нибудь развлечений и остроумия, постоянно неслась куда-то без памяти, словно от своры гончих, взвизгивая на поворотах и перескакивая через оградки и бордюры. Догнать ее было нелегко - она бегала со скоростью отчаяния, и это придавало погоне особенный азарт. Никто никогда не заступался за злосчастную Таточку, разве только тетя Домаша. Наоборот, всем было захватывающе интересно узнать, есть ли предел ее безответности. Ее все время кто-то "случайно" толкал или "нечаянно" обливал компотом в столовой. И на это мальчишки торжествующе выкрикивали: "Прости, Туточка!" Ее пугали крапивой или пиявками, сажали в волосы гусениц - и тогда ее огромные синие глаза становились совсем запредельными от ужаса. Впрочем, пытки она переносила стоически, как краснокожий воин при метании томогавков, и только ахала и всхлипывала при виде все новых и новых выдумок изобретательных дикарей.

Самым, пожалуй, большим развлечением всей мальчишечьей братии было кормление Таточки. Гогочущая масса пионеров обступала ее со всех сторон. Одни держали за руки, другие сжимали сзади ладонями ей щеки, чтобы не вертела головой, третьи пытались разжать стиснутые зубы и напихать в рот хлеба или конфет. Ибо никто никогда не видел, чтобы Таточка ела. Она была тонка и невесома, как бесплотное существо. У меня сохранилась фотография, где наш отряд стоит на линейке при подъеме флага. И она там есть. Нежное печальное личико, изящная фигурка, балеринские ножки.

Вожатый отряда Вадим не выносил ее. Это был истый райкомовец, косящий под чекиста, которому не доставало только маузера. Он никогда не разговаривал на обычном языке, но только на том специфическом наречии политруков, которое было рождено революцией. Это наречие позволяло ему сохранять незыблемую дистанцию между собой и подчиненными. Фамилия у него была Кубиков, и он ее тоже ненавидел как возмутительно несерьезую, и тщательно скрывал, хотя все знали. Все непривычное и не шагающее в ногу он презирал. Таточка самим своим существованием оскорбляла его чувство гордости за человека как существо, пишущееся с большой буквы, за свой боевой пионерский отряд, за свою страну и за всю белую расу в целом. Он уже и «воспитательные меры» к ней применял, и «проработал» на совете отряда, и «ставил вопрос» на совете дружины об исключении из пионеров - ничего не помогало. Таточка испуганно молчала и с готовностью кивала, когда ей предлагали дать перед лицом своих товарищей обещание исправиться. Однако оставалась, какой была.

Считая, что нет таких людей, которых нельзя было бы «перевоспитать» силой и угрозами, Вадим стал зверствовать. Не позволял ей, к примеру, вставать из-за стола, пока не съест своей порции. Наверное, он искренне просиял бы, нагруби она ему в ответ или даже запусти в него тарелкой с кашей, - было бы, по крайней мере, понятно, как с этим бороться. Но она продолжала покорно сидеть над нетронутым завтраком хоть до самого обеда или с обеда весь тихий час. Только все ниже опускалась над остывшим супом белокурая головка в овечьих кудряшках, и острее выступали на узенькой спине лопатки. Но тетя Домаша уже знала об этих перевоспитывающих мероприятиях и старалась пораньше прийти на помощь.

Увидев Таточку вне столовой, Вадим немедленно шел к тете Домаше и допытывался, кто позволил провинившейся покинуть место наказания без его спроса. Но надежды его никогда не сбывались - тетя Домаша неизменно отвечала, что это она отпустила девочку.

И все же больше всех Таточку донимал один парнишка, Славка Небылица. Он приставал к ней везде, где только мог увидеть, и, казалось, не забывал о ней ни на мгновение. Выследит, загонит в угол, чтоб некуда было деться, и давай строить рожи, дергать за волосы, обманно замахиваться и вытворять всякие подобные мальчишечьи штучки. В отряде этот Славка пользовался особенными правами, потому что вожатый очень выделял его среди других ребят. Называл своим другом, разрешал не спать в тихий час, брал с собой в вожатскую компанию. По указанию Вадима пионеры «выбрали» Небылицу командиром отряда. Держаться он старался с той же принятой среди властителей «ленинской» простотой, которая является вроде бы самой «дружеской ногой» и самой полной готовностью «помочь», но в то же время опасна, как доверчивость к хищному зверьку. Вадима Славка поистине боготворил. Одевался, как Вадим, говорил на том же, как он, политруковском наречии, думал, как он. Перенял даже вадимовскую привычку постоянно теребить на шее свой пионерский галстук. Может, еще и потому, что, кроме галстука, на шнурке у него висел музыкальный рожок – знак командирского достоинства, подаренный вожатым, – для экстренного созыва отряда и для требований от нас «гражданского повиновения». Думаю, милицейский свисток был бы в данном случае куда более по душе обоим нашим надсмотрщикам, но применять его против нас им, наверное, не разрешили.

Одной из Славкиных обязанностей, вернее, привилегий было следить за соблюдением режима, даже у девочек, и главное - чтобы все вовремя легли спать. Перед тихим часом и незадолго до вечернего отбоя Славка появлялся в нашей палате, вооруженный полотенцем, завязанным узлом, и выразительно поигрывал им перед нами, обводя свои владения самодовольным взглядом. Мы старались улечься до его появления, чтобы он не заставил нас делать это по команде. Впрочем, девчонки, которые задавали тон в нашем обществе, нимало не обижались. Небылица был высокий красивый парень с густым каштановым чубом набок, как у Вадима, так что его внимание, пускай даже повелительное, было для многих весьма лестным. Они хихикали и жеманно просили его отвернуться.

Славку же больше всего занимала процедура укладывания спать злополучной Таточки. Ничего непристойного, конечно, не происходило - мы все-таки были еще дети, однако Таточке приходилось несладко. Ей не дозволялось ни открыть глаза, ни вынуть руку из-под одеяла, чтобы заслониться от неожиданного щипка. Она лежала, зажмурившись, не ведая, что готовится над ее головой, и пронзительно боясь. Между тем озорной мальчишка, тихо, но устрашающе завывая, медленно приближал к ее носику раскрытую ладонь и, наконец, слегка задевал его. Девочка вздрагивала, и глаза ее распахивались во всю ширь.

- Я же сказал: спа-а-ть-ссь! - торжествующе цедил вожатский уполномоченный и пятерней закрывал ей веки.

- Слав, а уложи спать меня, - умильно улыбаясь, вступала в спектакль Алка Голик, плотненькая, по-крестьянски основательная девочка с толстой темной косой и насмешливыми вишневыми глазами. Она была знаменита тем, что всем желающим красочно повествовала, как сильно страдает по Славке Небылице и как он сегодня на нее посмотрел. К тому же она считалась лучшей дневальной, и в ее дежурство наш отряд всегда занимал первое место по чистоте. Ибо занудная швабра приобретала особое проворство в ее крепких загорелых руках, не оставляя в небрежении ни единого уголка в палате. На самом деле у нее было имя Галка, но она произносила его с таким гортанным первым звуком, что для нашего московского уха он был едва уловим. Это и породило ее столь своеобразное прозвище – Алка Голик. Причем было неясно, замечает ли она его.

- Всем достанется, - не глядя на нее, отзывался Славка, и его грозные интонации властелина заметно уступали место бурчанию схваченного за ухо озорника. Алку Голик он тщательно избегал.

Наконец раздавался звук горна, играющего отбой, и Небылица удалялся, счастливо ухмыляясь своему величию и в последний раз потряхивая орудием усмирения:

- А кто будет нарушать, получит вот этого. Всем понятно?

Но стоило ему выйти, как девчонки начинали хихикать и возиться. Через мгновение он распахивал дверь, и игра начиналась заново: прохаживание между рядами кроватей, удары узлом по некоторым одеялам, визги и хохот - пока Вадим не отзывал своего ставленника для более интересных боевых задач.

Мне было очень трудно сообразоваться с установленными Вадимом порядками, и я изо всех сил старалась поменьше выделяться. Всегда одной из первых стояла на зарядке и линейке, все съедала в столовой, участвовала в спартакиаде, вовремя ложилась спать. Однако, как проницательно утверждал Вадим, во мне не было «пионерского задора», «горения душой за честь отряда».

- Безучастное присутствие, Лотова, - ставил он мне на вид на отрядном сборе, - есть фактическое отсутствие. Молчание расценивается у нас не как знак согласия, а как откровенный саботаж.

- Такие пионеры, как Лотова, - не отставал он в другой раз, - в трудовом коллективе значат не более чем балласт на судне - от него при необходимости избавляются в первую голову.

- Конечно, - продолжал он, - книги тоже вещь полезная, никто с этим не спорит, но дела отряда должны быть на первом месте.

Теперь-то я понимаю бедного, которому вменялось в обязанность постоянно нас развлекать и сплачивать в одно целое, иначе мы грозили натворить со скуки такого, чего он ни в какой тюрьме потом не расхлебает. Но тогда он был для меня чем-то вроде Змея Горыныча, которому надо же кого-то пожирать!

"Ну что пристал", - с тоской думала я, доставая из-под стола книгу, когда он, распалясь, перешел уже к прямым "мерам пресечения":

- Давай-давай, Лотова, покажи товарищам, что ты там прячешь за их спинами. Ну, ясно... И это в то время, как весь отряд обсуждает план мероприятий на завтрашний день!

К счастью, вопроса о том, достойна ли я носить на шее «частицу родного знамени», он не ставил, и я продолжала косить в книгу при малейшей возможности.

Впрочем, привезенные с собой из Москвы толстенные «Дети капитана Гранта» я уже изгрызла до корочки, не исключая предисловия и послесловия с комментариями, а надежд на лагерную библиотеку, естественно, не возлагала. Там было только про пионерскую дружбу и по школьной программе. И вдруг, в один незабываемый день я откопала в этой недостойной куче великолепного «Героя нашего времени», о коем не имела до той поры ни малейшего представления.

В кустах за изолятором (вполне официальное название лагерного медпункта) было одно потаенное местечко, служившее мне читальным залом. Но не успела я дойти до конца "Бэлы", как раздался треск сучьев под ногами и визг, достигающий таких высот тона, что чуть ли не переходил уже в свист летящей стрелы. На мою полянку, где по замыслу не должна была ступать нога человека, ворвалась растрепанная Таточка с раскрытыми до предела глазами и ртом. Она юркнула мне за спину, пытаясь произнести какое-то слово, но выходило только: "сп... сп...". Вслед за ней сквозь кусты проломился Славка Небылица с длиннющей крапивой в руке, взятой, между прочим, через бумажку.

- Вот куда ты пропадаешь днями, Лотова, - обличительно произнес он. - Учтем.

Приготовившись к худшему, я поднялась на ноги, загораживая присевшую на корточки девчонку, которая была мне безразлична. Но что еще можно предпринять в подобном положении? Не выражать же почтительную покорность подлому временщику!

- А ну отойди, я сказал! - с издевкой и глубокой уверенностью в своей власти повелел мне Славка и, сжав пятерней узел своего пионерского галстука, дернул вниз, изображая, что это меня схватил он загрудки. 

Я подняла на него ненавидящие глаза, не представляя, что буду делать, если он посмеет до меня дотронуться. Впрочем, в то время я еще не сомневалась, что мальчики и девочки по силе равны. Я была рослой и здоровой и не раз видела, как девчонки нахлопывали какого-нибудь кривляку портфелем по башке. Но сама я драться не могла, чувствуя в этом что-то унизительное для дамы, которая должна уметь только бровью повести, как все мальчишки уже готовы жизнь за нее отдать. Или хотя бы считать неприкосновенной.

Несколько мгновений Славка немигающе смотрел мне в глаза. Затем медленно поднял на уровень моего лица свою огромную крапиву с жестким ощетинившимся стеблем и так же медленно отвел ее в сторону для замаха. И вдруг резко вздернул руку, одновременно выпучив глаза и издав каркающий звук. Я сильно вздрогнула и отшатнулась. Это был, конечно, момент торжества. Он расхохотался. И сразу пошел прочь. И уже поодаль, полуобернувшись явно отрепетированным жестом, небрежно бросил:

- Ой, смотри у меня, Лотова! Нарушители дисциплины плохо кончают.

Это была цитата из Вадимовых изречений, даже с тем же упором на особо важных словах. Затем, для пикантности, он посчитал нужным снабдить столь серьезное замечание модной, как я потом догадалась, лагерной прибауткой: 

- Таких кренделей по хлебальнику навешаю - в год не поснимаешь.

Эта неслыханная фраза прозвучала так мудрено, что я долго раздумывала, прежде чем перевела ее на человеческий язык. И запомнилась она мне своей витиеватостью на всю жизнь.

А Таточка уже вечером того дня с лихвой отплатила мне за вынужденное заступничество - спасла от смерти. Во всяком случае, я не сомневалась, что умру, если исполню приказ вожатого. А вышло так, что на ужин дали отвратительную солянку - тушеную квашено-переквашеную капусту, отдающую опрелостью. Весь наш стол - шесть человек - уныло уставился в свои тарелки и затем, подняв удрученные головы, переглянулся. Не доедать не дозволялось. И тогда я предложила, сама от себя такого не ожидавши (ибо стремление руководить возникало у меня только при всеобщем замешательстве):

- Давайте свалим эту нечисть в одну тарелку. Будет непонятно, где чья порция, и нас не заставят ее есть.

 Тарелки мгновенно очистились в мою пользу, и я выставила результат в центр стола, проявив, наконец-то, инициативу в интересах товарищей.

- А теперь, Лотова, тебе придется все это съесть, - безапелляционно приговорил всеведающий вожатый, весьма вовремя возникший над нашими головами. - Чтоб неповадно было подстрекать к саботажу. Ясно?

Я обомлела. Случись со мной такое хотя бы через год, я уже, наверно, могла бы за себя постоять. Но пока нам нет тринадцати, указующий перст взрослого бывает для нас еще подобен Божьему.

- Одиночный саботажник, Лотова, - развил между тем свою мысль Вадим, - может рассчитывать на снисхождение. В виде разбирательства на товарищеском суде. Организаторы же преступных действий безоговорочно передаются в руки прокуратуры. А там разбираться некогда - всех к стенке и баста. Итак, все свободны, кроме Лотовой.

Беспечные пионеры весело ускакали, нимало не интересуясь, что будет с пламенным Данко, а мне предстояла ужасная казнь. Перед уходом Вадим подставил мне под нос пыточную тарелку, и я застыла, уставив в нее помертвелый взор.

Внезапно две тонкие ручки потянули ядовитое блюдо в сторону от меня, и я с удивлением обнаружила рядом Таточку, чье обычное место было аж за два стола от нашего. Но изумление мое перешло чуть ли не в мистический ужас, когда она принялась ЕСТЬ "мою" солянку!

Таточка - и вдруг ест! Человек, никогда не бравший ничего в рот под страхом любых наказаний, - ЕСТ! Столь историческое событие было достойно запечатления, и я невольно оглянулась в ожидании аплодисментов. Но, как ни странно, Таточка, эта местная знаменитость, оказалась на сей раз безо всякой свиты. И тогда мы с ней честно съели, по возможности не жуя, все шесть порций - по три на брата, без обмана.

Я осталась жива и невредима. И даже живот не болел. А вот бедная Таточка, как всегда, приняла на себя все тяготы мира: ее стошнило прямо у стола. Впрочем, не ранее, чем была проглочена последняя ложка.

На ее стоны прибежала из посудомоечной тетя Домаша, отчаянно всплескивая красными распаренными руками, и мы немедленно отправились в изолятор. Какими только карами не грозила по дороге тетя Домаша "засранцу" Вадиму, но до прокуратуры у нее так и не дошло, хотя мне очень чесалось подсказать ей.

Как необъяснимо это устроено: человек может сделать нам много добра, угощать нас, носить за нами портфель, даже спасти от смерти - и мы, тем не менее, останемся к нему внутренне безразличны, как к простому слуге. И только если ему удастся вызвать интерес к себе самому, мы начинаем любить, пусть даже от этого человека нам вообще нет никакой пользы. Да еще и рады обрести на свою шею господина! Вот и подвиг Таточки не затронул во мне никаких особенных чувств, кроме минутной признательности.

Между тем, бедную овечку продержали в изоляторе несколько дней - без права посещения. Вернее, с правом непосещения - как мне было выгоднее воспринять слова врачихи. Чтобы совесть не зазирала.

Однако совесть не успокаивалась, и только поэтому, сидя в заветном месте за изолятором и страстно поглощая "Бэлу" - хотя и по второму разу, но с гораздо большим интересом, - я то и дело отрывалась от книги и досадливо поглядывала из-за кустов в сторону единственного окна палаты изолятора.

Но с какой стати я должна ее ублажать! Мы с Таточкой квиты: я спасла ее от Небылицы, она меня - от Вадима. Все. Это не повод для дружбы. К тому же от нее потом не отвяжешься. Притом, говорить с ней вообще не о чем. Не спрашивать же про понос!

Я осторожно прокралась сквозь крапиву вдоль самой стены дома, не отрывая глаз от выступа наличника. Но стоило только сделать шаг в сторону, как меня пригвоздил безмолвный восторг двух огромных синих глаз из-за стекла.

- Ты что, так целый день и торчишь перед окном? - с неприязнью спросила я, направляя свои слова в открытую, хоть и затянутую марлей форточку.

Она молча изобразила мне свой обычный замысловатый кивок, проведя подбородком некую дугу слева направо - точно потерлась об меня головой. Вечно она со своими дурацкими ужимками! Я резко отвела глаза, не зная, что предпринять. Но бестолковую эту беседу надо было как-то поддерживать, и потому я с отвращением продолжила:

- Тебя кто-нибудь навещал?

Таточка таинственно улыбнулась, и лицо ее сразу приняло сосредоточенное выражение. Вдруг, чуть пригнув голову, так что взгляд стал будто бы исподлобья, она резко сжала кулак, словно схватила на лету муху, и слегка потрясла им перед грудью. Я так и захохотала от восторга и неожиданности. Вылитый Вадим! Как точно она его изобразила. Вот это да! А я-то считала ее полной дурочкой!

- А Небылица? - развеселилась я. - Заходил?

Отрицательно качнув головой, она снова на миг сосредоточилась. И вот провела ладонью по воображаемому чубу, оскалилась, прикусив нижнюю губу, и глаза у нее - ну ей-богу! - загорелись знакомым победоносным предвкушением.

На этот раз я не смеялась. Мне захотелось расплакаться от восхищения. И внезапно накатившей грусти, вернее, сожаления - о ней.

Потом был горн на обед, тихий час, полдник, ежевечерний отрядный сбор, пионерские мероприятия. А я все думала о Таточке, о ее невидимом никому таланте и тяжком существовании. Кстати, Небылица стал меня преследовать за нее. Краем глаза я то и дело замечала, что он подстерегает, готовясь напасть при малейшем нарушении дисциплины. Наивный мальчишка не понимал, что я легко могла отомстить ему: стоило только на одно-единственное мгновение позже добегать каждый вечер до своего места на линейке, чтобы шустрые малыши из пятого отряда успели построиться первыми (что им и без того нередко удавалось).

А было заведено, что командир, чей отряд первым соберется на вечернюю линейку, будет вызван на спуск флага - золотая мечта каждого человека в лагере, даже моя, хотя честолюбием я вроде бы не страдала. Но жизнь еще настолько щадила меня, что желанием отомстить мне тоже пока не приходилось хворать. Поэтому Славка, благодаря приверженности к нему всех наших девочек, продолжал безнаказанно и достаточно часто купаться в лучах славы, когда спускал по мачте лагерный флаг под звуки пионерского гимна.

На следующий день я пришла к Таточке под окошко с единственным желанием рассказать ей о Печорине. Она должна о нем знать. Тайна становится намного острее, если ее разделяют двое. Трое - нет, трое просто сорвут с нее покровы, лишат таинственности. Но двое равных дают друг другу дополнительное наслаждение от обладания ею. С Таточкой можно говорить о таких тонких вещах, она все понимает. Не то, что другие девочки в нашем отряде, увлеченные только самыми заурядными разговорами. Я расскажу ей, почему не надо сердиться на Печорина в главе "Максим Максимыч". Конечно, старика очень жаль. Но ведь наивный добряк хотел позариться на Неприкосновенного! Разве можно не чувствовать, перед лицом Кого ты присутствуешь, и требовать от Него обычного? Люди почему-то не понимают великого, им все хочется потрогать руками. А потом пугаются, когда Божество в ответ исторгает молнию.

- Эта книга про... Печорина, - с некоторым усилием (потому что всуе) произнесла я Его имя перед Таточкой.

Уж если рассказывать книгу, то как можно ближе к тексту, иначе рассказ становится слишком самодельным, что толкает на самые беспорядочные придумки. И тогда Образ неминуемо исчезает, замутившись личностью рассказчика. Поэтому я начала повествовать с самой первой фразы Автора - про хрестоматийного осетина-извозчика, благо, что память в таком возрасте еще не загромождена, а книга к тому времени была читана уже четвертый раз подряд.

Я принялась рассказывать с увлечением открывателя великих истин, воображая себя Таточкой, узнающей обо всем этом впервые. А когда дошла до того места, где Максим Максимыч стоял посреди дороги с растрепанными седыми волосами, моя слушательница вдруг быстро задернула оконные занавески. Я опешила, тупо глядя в пустое окно и ощущая, как настойчиво растекается в глубине души пятно обиды.

Но через недолгое время занавески дрогнули и медленно разошлись, будто театральный занавес. На сцене возникла Таточка, изображая на лице печальное недоумение. Глаза ее с настоящим стариковским прищуром были устремлены куда-то вдаль, а темя прикрывала круглая резиновая грелка, уложенная так искусно, словно фуражка, только без козырька! Она укоризненно покачала головой и развела руками.

Сразу догадавшись, что она изображает Максима Максимыча, я истово зааплодировала. Захотелось вскочить на подоконник, всунуться в форточку и расцеловать мою замечательную артистку. Но события эти происходили в те времена, когда всякие нежности считались телячьими и презирались.

В тихий час я обычно ложилась на спину, поставив торчком коленки и накрывшись с головой – так что получалось нечто вроде палатки. Этим трюком я рассчитывала обмануть вожатого, если он заглянет проверить «исполнение дневного сна», - пускай думает, будто я так сплю. Под простыней было достаточно светло, чтобы читать прислоненную к ляжкам книгу, - чем я обычно и занималась. Но в тот день мне решительно не читалось. Я предвкушала продолжение своего рассказа - про Бэлу, стараясь ощутить себя Таточкой, впервые воспринимающей такое. Конечно, она опять осудит Печорина, как и за Максима Максимыча, и тогда я объясню, что он просто не ожидал, какая эта Бэла скучная - даже не знает, чем ей заняться. Только и ждет, когда ее будут развлекать. Лучше бы изобразила Печорину свои татарские обычаи, смешные случаи из жизни. Наконец, попросила бы чего-нибудь почитать, когда его нету. Или она совсем глупая, как большинство девиц? Вместо того, например, чтобы всем дружно вытолкать Небылицу в шею из своей спальни, они только почтительно хихикают!

Но к вечеру мою новую подружку выпустили из изолятора, и она пришла на полдник. Со своего места я видела, как она безучастно сидит над кружкой киселя, которую, без сомнения, у нее уже кто-нибудь выпил, подставив взамен свою пустую, потому что и пирожка рядом с ней тоже уже не было. Значит, помогли избавиться от Вадимовых придирок.

Зная, что Небылица следит за мной, я посматривала на Таточку украдкой, будто между нами ничего нет, и из столовой вышла как всегда одна, ожидая, конечно, что она пойдет следом. И хотя так и случилось, я вздрогнула, услышав за спиной ее тоненький, как всегда запнувшийся голосок:

- Рит...точка!

Вечно она со своим сюсюканьем! Я гневно обернулась:

- Меня зовут Рита! Просто Рита, поняла?

Оглядевшись, нет ли поблизости мальчишек, я поспешно увела свою новую подружку в лагерный сад - ибо за изолятором теперь было опасно. Я знала, что легко отыщу подходящую прореху в заплатанном садовом заборе, который отгораживал этот оазис от основной территории лагеря. Яблоки еще толком не успели выйти из младенческого возраста, но, хотя это строжайше запрещалось, были уже изрядно пощипаны алчными до фруктов пионерами, которые пробовали на язык и зуб все, что поддавалось жеванию, лишь бы не горькое. А надо заметить, что в нашей столовой овощей и фруктов не давали никогда, кроме свеже-вымоченной тушеной капусты позапрошлогоднего квашения, да еще компота из сухофруктов позапрошлогоднего сушения. Ничего не поделаешь – июнь! Впрочем, компот был замечателен абрикосовыми и сливовыми косточками, которые, если раздробить их булыжничком на каменной ступеньке, были общепризнанным пионерским лакомством.

Мы запросто проникли в запретный сад, проползя на животе под забором и ухитрившись не окрапивиться. Заметив огромную развесистую липу (чьи, кстати, почки и молодые листики весьма недурны на вкус), Таточка предложила играть в птиц и свить на ветвях этого баобаба себе гнезда. Идея мне понравилась, и я тут же выбрала для себя удобную развилку невысоко от земли. Подружка же вспорхнула значительно выше, так что я, запрокинув голову, могла видеть только круглые дырочки на протершихся подошвах ее сандалий, и сквозь одну из них выглядывал черный от земли большой пальчик. Почувствовав, что момент, наконец, наступил, я покраснела - как всегда, когда хотела произнести имя Печорина, но наша поляна внезапно огласилась, и изо всех кустов посыпались мальчишки - целый военный десант. И почему это мальчишки всегда ходят кучей!

В полном смущении я спрыгнула на землю и оказалась нос к носу со Славкой Небылицей.

- Яблоки крадешь, Лотова? - обвиняюще крикнул он, и я даже не сообразила возразить, что это липа. - И других подстрекаешь! Ну-ну. Замечено.

Я настолько плохо понимала мальчишек, что ожидала от них всего, чего угодно, и потому очень боялась. Ну, убивать меня они, конечно, не станут, это ясно, но ведь на свете есть вещи гораздо похуже смерти. Вон Лермонтов, не смог же отказаться от дуэли. И Пушкин не смог. Значит, понимали, что, избегнув смерти, они подвергнутся чему-то гораздо более страшному. Но взрослые все же не такие жестокие, как мальчишки, которым ничего не стоит убить котенка или обломать дереву ветви.

- А ну, Лотова, отдавай Таточку, если не хочешь, чтобы тебя вызвали на совет дружины за кражу яблок, - насмешливо сказал мой смертельный враг и вытаращил глаза в целях психологической атаки. – И вообще, раз и навсегда, забудь о ней. Это моя рабыня, усекла? Захваченная в боевых походах. А желаешь отбить ее в честном поединке, я готов!

Он поднял свой командирский рог и затрубил мне в лицо. Я зажала уши и отвернулась.

- А ну подь сюда! – грозно позвал Славка, запрокинувшись кверху.

Моя подружка смотрела на нас с дерева с каким-то непонятным выражением: то ли хотела подчиниться хамскому приказу, но стеснялась меня; то ли, наоборот, не хотела, и  ждала от меня защиты.

Я стояла столбом. Неужели мне предстоит еще и дуэль?

В этот момент Таточка ужом соскользнула с ветвей и кинулась бежать. Поляна мигом опустела, а сад наполнился ревом и свистом разбойников.

Постояв, я отправилась восвояси. Подлезая под забор, здорово окрапивила плечо, выпачкала глиной коленки. Книга была со мной, но разве можно читать при таких обстоятельствах! Мир живой вторгся в мир мечтаний и затмил его. Подруга предпочла моему обществу беготню с мальчишками. Значит, пускай валит валом. Девчонки – это либо занудные Бэлы, либо нравственные убожества, кто бы они ни были. 

После ужина Таточка догнала меня в аллее Пионеров-героев, составленной из гипсовых бюстов на невысоких колоннах. Странно, что ее так быстро выпустили из-за стола: вряд ли на ее порцию кислой творожной запеканки мог кто-то позариться. Она подала мне крошечный букетик незабудок, перевязанный узкой атласной ленточкой:

- Это ть...бе.

Она везде замечала какие-нибудь колокольчики, блестящих жучков или камешки с прожилками и совала кому-нибудь "в знак дружбы". Это было ужасно надоедливо, если не знать, кто она на самом деле.

 Я, втайне от себя, обрадовалась ей, но именно от этого гнев в душе вспыхнул, как пламя под порывом ветра. Оттолкнув с размаху протянутую руку, я сердито ответила:

- Можешь подарить это своему Небылице!

- Рит...туленька!

Услышав, как безобразно она расквасила мое имя, я взвилась, словно получила оплеуху, и с ожесточением пихнула ее в грудь. От такого тычка обычный человек просто отпрянул бы на шаг назад, но с Таточкой произошло нечто совсем неожиданное. Она отлетела на несколько метров, будто невесомое существо, и опрокинулась навзничь. В памяти сохранилось даже, что она несколько раз перекувырнулась, как свеянный сквозняком тетрадный листок, но этого, конечно, быть никак уж не могло. Одновременно раздался командирский рог бегущего к нам Небылицы - словно полицейский комиссар скакал во весь опор в сопровождении своих полицаев!

- Уличная потасовка! Молчать, не двигаться! Стрелять буду, - задыхаясь от удовольствия, вопил он.

Подскочив ближе, он продолжал прыгать передо мной с плотно сжатыми кулаками, словно боксер, выбирающий место для удара. Я невольно попятилась под сень гипсового Вали Котика. Тем временем нас окружили восторженные мальчишки.

- Руки распускаешь, Лотова? В драку лезешь? Ну, давай, давай подеремся, - подначивал неукротимый разбойник и вдруг сделал ложный выпад, ощерив зубы и раздув ноздри. - Ща!

От неожиданности я утратила свою обычную осторожность и гордость высокомерной дамы. Моя ладонь, будто сорвавшись с предохранителя, метнулась в сторону его шеи для затрещины и, конечно же, промазала. Это и было моим истинным падением - моральным, которым тут же и воспользовался противник. В следующий миг меня сотрясло падение плашмя на землю. И не успела я даже сообразить, каким таким неуловимым образом мое боевое вертикальное положение сменилось на проигрышное горизонтальное, как Славка кинулся на меня, придавил мне руки к земле, хотя я больше не собиралась их распускать, и близко заглянул в лицо, так что концы его пионерского галстука скользнули мне по голым ключицам.

Я встретила его взгляд выражением полного презрения. Что еще оставалось делать? Ни ругаться, ни визжать, как другие девчонки в драке, я не могла. Но в Славкиных глазах не было победы. В них было что-то такое, отчего в душе моей разом исчезли и страх и презрение. Сам того не желая, Славка выдал мне тогда некую мужскую тайну, владение которой потом не раз спасало меня в жизни на крутых поворотах.

Мальчишки исчезли так же внезапно, как появились. Я приподнялась и увидела, что Таточка сидит рядом, взирая на меня с молчаливым испугом. Вокруг было тихо и странно. Я улыбнулась, все еще заторможенная только что возникшим неясным чувством единства со всем миром, которое мне, привыкшей к безоговорочному отчуждению, показалось поистине светопреставлением. И вдруг спросила, озаренная неким новым пониманием:

- Ты почему тогда, в саду, убежала от меня? Спасала от Славки?

Она кивнула своим кошачьим кивком, который на сей раз показался мне очень трогательным.

- Больше никогда не буду драться, - убежденно призналась я, будто дала обет.

- З... за меня?

- За тебя буду, - поправилась я. - Но не драться, а защищать. - И прибавила, гордо подняв голову: - Как женщина.

Она вздохнула, и мы долго молчали, переживая каждая свое. Затем она очень серьезно сказала:

- Й... есть одна т... айна.

- Какая тайна?

- Ск…оро узнаешь.

Конечно, мне предлагалась именно такая тайна, которую нельзя выдавать даже под страхом смерти, и в этом мне пришлось немедленно поклясться. Потом выяснилось, что ее так запросто не откроешь, для этого нужно, чтобы наступила ночь и все спали. Притом, надо выйти из корпуса.

- Куда? - затревожилась я, боясь, что на кладбище. - Ведь из лагеря уходить нельзя.

К счастью, этого не требовалось. И идти надо было не в полночь, а на рассвете. Вконец заинтригованная, я согласилась. Таточка говорила обо всем этом настолько серьезно, что не вызывала ни тени подозрения, будто все это дурь или розыгрыш. Мы условились выйти завтра же к утру.

Ночью, когда я открыла глаза, пробужденная ее прикосновением, в палате было темно. Все девочки спали, и тишина казалась полной. Вылезать из теплой постели не хотелось, и только чувство ответственности за свое вчерашнее согласие заставило меня подчиниться. Ибо в детстве не бывает тайн важнее сна и голода.

Мы выбрались на веранду, уже осветленную первыми отблесками лучей. Осторожно, маленькими сдвижками отвели засов входной двери.

Непередаваемая свежесть раннего летнего утра в хвойном лесу накрыла нас, будто теплые волны, забираясь глубоко в ноздри до самой гортани, раздвигая до луковиц сбившиеся за ночь волосы, вторгаясь во все горячие и душные еще со сна местечки тела. Я оглянулась на свою спутницу в бессознательном желании поделиться этой нежданной радостью, и она ответила мне таким же счастливым смеющимся взглядом.

Мы бесшумно спустились по ступенькам, словно две белые мышки, и вступили в упоительно влажные заросли травы и деревьев. Нет, мы не шли, мы плыли по душистым утренним росам, раздвигая их голыми чистыми коленками и прохладными глянцевыми плечами. Кожа набухла, словно губка, приникая всей поверхностью к невидимым небесным источникам. Серебристые лягушата выскакивали из-под ступней, а по сторонам дорожки сладко благоухали огромные белые цветы, которых днем либо вообще не было, либо они были совсем незаметными. Я не стала выяснять, что это за растения, приняв их как важное дополнение к тайне моей подруги. Птицы пели тихо-тихо, но непрерывным согласным хором, готовясь грянуть гимн восходящему солнцу, и ни лягушки, ни кузнечики не смели нарушить этот возвышенный хор своими приземленными звуками.

Мы вышли к открытой эстраде, предназначенной для небольших выступлений художественной самодеятельности: деревянная сцена под полукруглым блюдом навеса, несколько рядов скамеек для зрителей. Такие эстрады в то время устраивались повсеместно в домах отдыха и даже в городских дворах, хотя ими почти никто не пользовался.

Таточка присела на ступеньку, ведущую на сцену, и поставила рядом принесенный с собой саквояж, которого я сразу у нее не заметила. Она открыла замок маленьким ключиком, и из темного нутра сам собой выпростался, развернув во все стороны переливчатые белые лепестки, огромный цветок. Это оказалась пышная короткая юбочка, а вслед за ней появились самые настоящие пуанты с длинными лентами! Я завороженно следила за этими приготовлениями. Неужели я увижу сейчас настоящую балерину?

Да, балерина была настоящей. Но только гораздо удивительнее, легче, волшебнее, как это часто бывает, когда исполнитель - не какой-нибудь посторонний артист, а близкий, еще неизвестный тебе с этой стороны человек, внезапно оказавшийся чудом из чудес. Я не знаю, что именно она танцевала, хотя она объявила перед началом, употребив какое-то «каприччиозное» итальянское слово, но очень ясно помню, что вокруг играл оркестр. Как такое могло быть, до сих пор не понимаю. Наверное, причиной всему яркое детское воображение, с легкостью исправляющее любые недостатки действительности.

А когда она кончила танцевать, сзади раздались аплодисменты!

Таточка тихо вскрикнула и, присев на корточки, закрыла лицо руками. Я обернулась и увидела Вадима. Ну все, это конец!

Вадим подошел к сцене и сказал неожиданно теплым голосом:

- Ну что ж, Барышева, это годится. Я как раз сейчас составляю программу выступлений нашего отряда в конкурсе художественной самодеятельности на Дне Здоровья. С таким номером мы вполне можем рассчитывать на первое место. Так что готовься.

- Нет.

Вадим даже обернулся в мою сторону, думая, что это ответила я - настолько твердо и окончательно было отрезано дальнейшее развитие темы.

- Причем здесь "нет", Барышева? Я, по-моему, не спрашивал, да или нет. Я поставил задачу, а твое дело выполнять... Ну-ка, быстро в палату. На первый раз прощаю вашу самоволку. Но только на первый раз!

Таточка поспешно развязала пуанты, и он взял одну в руки, рассматривая ее с каким-то недоумением, словно неведомую зверюшку, про которую научно доказано, что такого в природе не существует. А я так и не решилась дотронуться до такой святыни. Таточка забрала у него свое сокровище, спрятала все в саквояж и убежала без оглядки.

- Ответственность за ее выступление берешь на себя, Лотова, - приговорил Вадим, раздвигая передо мной влажные ветви, в то время как мы возвращались к нашему корпусу. - А если заболеешь после этой вылазки, пройдешь медизоляцию по полной программе, поняла?

Какое обидное слово это "поняла" в конце речи! С чего бы мне и не понимать? Есть же люди, которые унижают, не замечая! Но это я не про Вадима. Он - начальник, ему приходится.

- Она не будет танцевать, - убежденно сказала я.

- Будет, и это даже не подлежит обсуждению. Честь отряда прежде всего. А выполнишь поручение - вызову тебя на флаг, ясно? Невыполнение - трибунал.

Конечно, вознаграждение он посулил заманчивое. Не знаю, что другое из его арсенала поощрений могло бы так увлечь меня. Однако я взялась за выполнение этого поручения с большим душевным жаром вовсе не из-за вознаграждения. Я понимала, что это выступление могло в корне изменить социальное положение Таточки: ее все зауважали бы, несмотря ни на какие странности характера. Талант - вещь магическая, а все чудесное влечет к себе детей безоглядно.

Тем не менее, Таточка была неумолима. Она даже упрекнула меня в предательстве и что мне нельзя доверять тайн. Это было неприятно, но я все равно не отступала, упрашивая ее. Наконец, меня остановила возле столовой тетя Домаша, огорошив внезапным сердитым нападением:

- Ты мне прекрати приставать к девчонке со своими домогательствами. Она тебя не трогает, и ты не трогай. Не знаю, какие послабления тебе за это обещают, но выслуживаться на несчастиях других некрасиво, так и знай. А то вишь, шустрая какая!

- Я же не поэтому! - возмущенно закричала я и даже чуть не заплакала от обиды. - Ей же лучше будет, если все узнают, кто она на самом деле! Ее тогда вообще никто больше дразнить не будет!

- Тебя как зовут, Маргарита? - смягчилась тетя Домаша. - Ты уже взрослая девочка и должна понимать такие вещи. Ты ведь знаешь, что Таточка потеряла маму?

- Где потеряла? - со страхом спросила я.

- Да не где, а когда. Двух лет не прошло, как умерла покойница. А была она балериной. В Большом театре выступала. И Таточку танцевать учила, сама. Смерть ее девчонке знаешь как тяжко далась! В больницу даже попала моя ласточка. Разве ж она заикалась когда при матери? В школе отличницей была, и язычок работал попроворнее многих. Шуточное ли дело ребенку такое горе терпеть! Так что оставь ее в покое, слышала? Не надо бередить, от греха подальше. Все поняла?

Я молчала, ошеломленная ее словами. Она решила, что я колеблюсь.

- А признайся все-таки, что он такое тебе посулил за нее? - снова подступила тетя Домаша.

- Флаг поднимать.

Я, конечно, знала, что Таточка сиротка, но как-то отстраненно, не вникая. Но тут меня будто могильным холодом обдало. Я пыталась вообразить себе, что такое "умерла мама", и мое богатое воображение отказывало мне. Всякое существование немедленно и полностью лишалось смысла от этих нечеловеческих слов, всякая мысль разбивалась вдребезги, открывая черную яму безумия. Я пыталась вспомнить хоть что-нибудь, самое прекрасное и сокровенное, что было бы важнее и необходимее мамы - и не могла. Ибо при таких условиях даже божественный Печорин отступал в небытие. Все вокруг ломалось и ползло в пропасть. Эти мысли вывели наружу тоску по родителям, запертую на время лагерного заключения в глубине сознания, и я до полночи проплакала, закутавшись с головой в одеяло.

Утром ко мне подошел пионервожатый и сказал, сцепив замком пальцы перед грудью в знак одобрения:

- Молоток, Лотова! Объявлю тебе благодарность перед всей дружиной за активное участие в подготовке Дня здоровья.

- За... активное? - пролепетала я, сразу вспомнив про балласт на тонущем судне.

- Активнейшее. Тот факт, что Барышева согласилась выступать... - на лице его внезапно проявилась такая беспредельная улыбка, что я на мгновение усомнилась, наш ли это лагерный чекист Вадим или кто другой.

Известие о ее капитуляции поразило меня необъяснимостью. Возникло даже опасение, что он добился этого согласия пытками, и я невольно скользнула взглядом по его рукам. Но только значительно позже поняла, что Таточка, готовая ради меня на все, даже съесть полный обед из четырех блюд, включая холодную закуску, сдалась, когда узнала от тети Домаши о моем рвении к славе. Да я и сама поведала бы ей о заманчивом обещании Вадима, если бы догадалась, как это подействует, - просто в моем представлении оба события не имели между собой связи.

День здоровья - это обычно самый большой праздник в лагере. Накануне всех тщательно отмывали в бане, прополаскивали волосы удушающим уксусом, заставили разобрать тумбочки и прочесать траву и кусты по всему лагерю на предмет мусора. Все чистили расчески, пришивали пуговицы. Алка Голик зашивала Славке Небылице прореху на рубашке, другие девчонки тоже унижались, помогая этим хулиганам прочищать свои авгиевы конюшни. Ух, как я презирала их за это!

К нам в помощь были направлены девушки из первого отряда - подстричь всем ногти. Они появились сразу после тихого часа, и улизнуть не было никакой возможности. Таким образом, я оказалась перед необходимостью бунта. Дело в том, что на пальцах у меня были бородавки, и обнаружить свой позор я не согласилась бы и под дуэльным пистолетом. Я и  не подозревала, к каким жестоким последствиям приведет этот мой отказ.

Ярее всех за всеобщий порядок и чистоту ратовал Славка Небылица. Естественно, он не перетрясал хлама в тумбочках и не подбирал фантиков на дорожках, а осуществлял «общее тактическое руководство». Сам он, конечно, был уже гигиенически безупречен: в постиранной и зашитой девочками рубашке, с каштановым чубом, накрученном на бигудю Алкой Голик (кого другого за это бы больно высмеяли). Но только одна я ведала, как сильно он изменился после нашей последней стычки. Во-первых, полностью оставил в покое Таточку. Во-вторых, приступая перед тихим часом к укладыванию девочек спать, вообще перестал входить к нам в палату, а неуверенно топтался на пороге и мямлил. Ко мне и вовсе перестал обращаться. Если же приходилось - отводил глаза. И где бы это ни было, всякий раз при моем появлении его трескучий голос сбивался с ритма, как подбитый пулемет, и теплые, совершенно несвойственные интонации возникали в нем сами собой. Следить за мной он не перестал, и, поймав мой взгляд откуда-нибудь с другого конца зала, не прятался, а продолжал смотреть большими блестящими глазами, словно замирал. Это было очень приятно, и тогда у меня возникало ощущение, что он тоже человек. Но все же я держалась на чеку, каждый раз опасаясь заметить у белого флага перемирия желтую подкладку предателя. Раскаявшийся враг никогда не станет другом, это казалось истиной, и Славка оставался для меня все тем же надсмотрщиком, как и прежде.

Кроме всеобщей чистоты и художественной самодеятельности, каждому отряду полагалось выпустить к празднику стенгазету, где высмеивались все "грязнули", которых выявил "Рейд Мойдодыра". Мне было совершенно невдомек, насколько нужным персонажем оказалась я со своим отказом стричь ногти - и меня изобразили самым безжалостным образом в компании двух мальчишек, у которых обнаружили в тумбочке дохлую мышь. О готовящемся мне позоре никто из ребят не знал, кроме редколлегии.

И вот наступил этот знаменательный день. Праздник был открыт на торжественной утренней линейке, а затем все отряды разошлись на отрядные сборы: «чтобы ознакомиться со стенгазетами и взять с провинившихся обещание исправиться». После небольшого вступления перед отрядом на веранде, Вадим велел Славке повесить стенгазету.

Настала тишина ожидания и тревоги. Но Славка так и не сдвинулся с места. Почуяв необычайное, все вперились в него любопытными глазами. Вдруг он покраснел. Да так сильно, аж побагровел. И, бессознательно сжав обоими побелевшими кулаками концы пионерского галстука, дернул их в разные стороны, словно удавку.

Озадаченный пионервожатый помолчал несколько мгновений, затем четко повторил приказ, обратившись к Славке по всей форме. Тот продолжал молчать. Голова у него постепенно опустилась, всегда горделиво развернутые плечи как-то сложились, и я вдруг увидела, что это вовсе не "презренный временщик", а такой же ребенок, как все мы.

- Вячеслав Небылица, - тихо-тихо произнес Вадим во всеобщей мертвой тишине. - Если ты сию минуту не выполнишь мой приказ, ты больше мне не друг! – И, словно в раздумье, стал медленно развязывать на шее узел галстука.

Славка резко поднял голову на Вадима, и лицо его выразило глубокую преданность и важность возникшего затруднения, но он тут же снова уставился в пол. Опять с силой взглянул на Вадима, будто под влиянием готовых вырваться слов, но опять бессильно опустил голову. Затем как-то с трудом поднялся со стула, предварительно упершись в сиденье обеими руками, как-то боком подошел к перевязанному ленточкой рулону, в который была скатана стенгазета, как-то замедленно взял его в руки. И вдруг с треском смял в большой ком. И стал ожесточенно вырывать из него клочья. И все это было в полном молчании всех присутствующих. Швырнув клочья на пол, Славка выбежал с веранды.

Все продолжали молчать, не сводя глаз с вожатого. Вадим встал, чтобы произвести хоть какое-то действие. Открыл дверь и оглядел площадку перед корпусом. Славки там не было.

- Я рад, - наконец заговорил он, - что в этом возмутительном поступке есть некоторое оправдательное зерно: поддержка оступившихся товарищей. Но это только очень малое зернышко, ибо общее дело всегда важнее личных симпатий, которые очень даже просто могут стать мотивом для предательства. Это должен зарубить себе на носу каждый член коллектива. И по-моему я это вдалбливаю вам с самого начала.

Он был не просто обижен, и мы это чувствовали, он был оскорблен. Его авторитет, его дружба были запросто принесены в жертву ради пары немытых мальчишек, которым нынешняя «проработка» послужила бы только лишним поводом покривляться и побыть в центре внимания. Так и не знаю, догадался ли Вадим об истинной подоплеке Славкиного бунта. Вряд ли! Я была слишком микроскопическим существом в его глазах.

А когда все потянулись с веранды, ко мне подскочила Алка Голик и обвиняюще выпалила:

- Сидишь помалкиваешь! «Моя хата с краю, ничего не знаю!»... Да если бы не Слава, ты бы тоже сейчас красовалась в грязнулях!

Все помчались на праздник, Таточка - на репетицию. А я все стояла на опустевшей веранде и смотрела в густой переплет окна, вцепившись в подоконник своими злополучными нестрижеными ногтями. Какое-то отрешение нашло на меня. Два прямо противоположных чувства - положительное и отрицательное - нейтрализовали друг друга в ноль, в котором взаимно уничтожались все мысли, удерживая очертания лишь некоторых обрывков. Эти люди хотели унизить меня. Значит, это враги? Как же я буду теперь сидеть с ними за одним столом, спать в одной спальне? И как бы я выжила, если бы им это удалось? Он спас меня. Чужой мальчик. Разве возможно такое, чтобы меня стал спасать мальчик! Значит, теперь он мне друг? Но он принадлежит остальным, его любят все те, кто хотел меня унизить... Вадим обещал мне благодарность, а сам дал задание этим... Или он не знал? Нет, он все здесь знает, про всех.

Видеть их было противно. Все лагерные мероприятия и без того были для меня всегда как "пир на празднике чужом", а теперь и вовсе казались бесполезной вылазкой в стан врага. К несчастью, мне предстояло сегодня участвовать в забеге на сто метров и в прыжках, а вечером - в концерте. Это угнетало, потому что пренебрегать своими обязанностями мне всегда было постыдно.

Тем не менее, на Спартакиаду я все же не явилась - было не до прыжков. Пришла к праздничному обеду в столовую.

- Быстро за стол, Лотова, - встретил меня Вадим и сжал кулак, потрясая им у меня перед носом. - Если бы я не обещал тебе благодарность, ты бы у меня...

Я взглянула на него, силясь догадаться, знает ли он, что меня протащили в стенгазете, и понимает ли, что я обижена?

Весь оставшийся день я пыталась разобраться, хорошо мне или плохо, но прочный ноль намертво засел в мозгах, тормозя сознание. Главное, не смотреть по сторонам, чтобы как-нибудь нечаянно не переглянуться со Славкой. Что мне теперь, улыбаться ему? Или гордо ничего не замечать? А может, надо поблагодарить, сказать спасибо? А вдруг он ответит, что я слишком много о себе возомнила и он вовсе не собирался меня спасать? От него всякого можно ожидать.

Даже выступление Таточки не вывело меня из отупения, я только помогала хлопать, когда все разразились ревущими аплодисментами. Потом был мой номер. Я читала стихотворение Лермонтова «Воздушный корабль» и, глядя в темное пространство над зрительным залом, с особым значением произнесла:

- «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог».

Наш отряд занял в художественной самодеятельности первое место. Конечно, из-за Таточки, потому что остальные номера были обычными. Впрочем, как я могу судить, не смотревши… Тем не менее, растерянность души у меня прошла – благодаря Лермонтову, как и всегда.

Вечером весь отряд собрался «на летучку» по подведению итогов праздника. Вадим источал безбрежное благоволение, и я порадовалась, что на самом деле чугунная лимонка его физиономии оказалась цветочным бутоном, который внезапно распустился. Он уселся перед нами, как обычно, на шахматный столик и, выбросив вдруг правую руку вперед резким полукругом, сжал на лету кулак, словно поймал муху и, потрясая своим трофеем перед грудью, сказал:

- Молотки, ребята! Всем, кто сегодня выступал, объявляю благодарность.

«Молотки» разом замолотили в пол каблуками, по столам кулаками и по ушам диким визгом. Это и было, сдается мне, истинным осуществлением в жизнь пионерского отзыва «Всегда готовы!» Но вожатый запретным жестом поднял руку – он еще не все сказал. И, обведя свой отряд удовлетворенным взглядом, остановился на Таточке, сидевшей рядом со мной у самой задней стены, все еще в белом гимнастическом купальнике, хотя и в простой юбке, и с заколотыми кверху, как у Одетты, белокурыми волосами.

- Таня, - сказал он ей, и мы сначала не поняли, к кому он обращается, даже сама Таточка не поняла, хотя смотрела на него во все глаза.

Тогда он сошел со стола и направился к ней. И, взяв за руку, вывел на середину веранды. Я удивилась, что она идет вслед за ним не так, как обычно: приопустив голову и как бы крадучись, – нет, она шла особенным балеринским шагом, каким они выходят на сцену вместе с Принцем после выступления, чтобы сделать реверанс и принять цветы, - только помедленнее, сообразуясь с триумфальным шагом вожатого. Наверно в этот момент все наши девочки чуть не умерли от зависти, а мальчики – от восхищения.

- Сегодня нам присудили первое место, - продолжал Вадим, не отпуская ее руки. -  И я думаю, для вас не секрет, кто принес нам почетное золото конкурса! 

Широко улыбнувшись, он повернулся к ней и поднял ее руку вверх. И так стоял с нею рядом как равный, без малейшего своего превосходства.

Вмиг сорвалась с предохранителя единодушная пионерская готовность. Ибо не важно было, кого чествовать, на кого улюлюкать – лишь бы выплеснуть эту головокружительную радость от своей принадлежности к общему целому. И вожатый, всегда сурово усмирявший всякое стихийное проявление эмоций у подчиненных, на сей раз только снисходительно улыбался. Наконец он отпустил свою балерину в зал и снова сел на возвышение.

 Ликование еще не растратило мощи, а с места уже выскочила Алка Голик с поднятой, как на уроке, рукой, нетерпеливо подплясывая и гримасничая.

- А можно вопрос? - вклинилась, наконец, она.

Вожатый подобрался. Он не доверял незапланированным вопросам, особенно заданным в столь официальной форме.

- Пока - можно, - предостерегающе ответил он.

- Мы хотим спросить...

- Кто это "мы"? - еще раз попробовал осадить вожатый самым суровым тоном.

Нимало не смутясь, ораторша отважно продолжала:

- Весь отряд. Мы только хотели спросить, когда ты будешь со Славой мириться. Его же ж даже на празднике не было!

Вадим нахмурился. Демократию он признавал только в виде инициативы сверху. Иначе это попахивало панибратством. Он угрожающе спустился с места и вперился в пионеров сразу потяжелевшим взглядом. Но сказать ничего не успел. Потому что в этот момент в разговор оглушительно врезались остальные девчонки, да в такой полной боевой готовности, словно партизаны из засады:

- Он не виноват! Он хотел как лучше.

- Вступился за товарищей!

- За честь отряда!

- У нас нет никаких грязнуль! Подумаешь, дохлая мышь! Чванов и Заулин не видели, что она к ним залезла.

Оказывается, все все знают! Я панически боялась, что прозвучит и мое имя, но почему-то этого не происходило. Наверно потому, что я не имела ни с кем в отряде никаких отношений, и ратовать за меня или против меня было никому не интересно.

Вадим стоял в полной растерянности, машинально развязывая галстук – словно снимая с себя всякие полномочия. Он снова взглянул на Таточку. Причем с таким видом, будто ожидал, что она явит очередное чудо и поможет разрешить проблему. Я тоже обернулась к ней. И глазам не поверила! Эта его Пифия стояла на ногах, как и многие, прижав к груди раскрытые ладони в знак солидарности с бушующими девчонками и убедительнейшей просьбы. Неужели она могла так быстро простить своего недавнего мучителя Славку!

Тем временем мальчишки принялись хором скандировать во все глотки:

- Слав-ка! Слав-ка!

Вряд ли они сговаривались. Все получилось само собой. 

Вадим решительно завязал на прежнее место галстук и скрестил на груди руки. Внезапно я заметила, что его нахмуренное лицо держит свою мину из последних сил и что глаза его уже беззвучно смеются! В следующий момент улыбке было позволено проявиться во весь рот, и отряд облегченно грянул:

- Ура-а-а!

- Он в палате! – кричала неотступная Алка Голик, уже стоя на старте в дверях. - Вадим, пошли сейчас же в палату!

Все рванулись с мест, и мальчишки глашатаями покатились по коридору.

Славка стоял посередине, положив руку на спинку чьей-то кровати, словно для поддержки, и нерешительно смотрел на вливающуюся в дверь лавину. Наконец появился Вадим, и все затихли. В этой тишине ожидания раздался его подчеркнуто спокойный голос:

- Мне жаль, командир, что я не сразу тебя понял. Признаю, что на этот раз был не совсем прав. Дай пять!

«Ты и всегда не прав, - вдруг подумалось мне среди нового шквала восторга и всеобщих рукопожатий. - Не правы все, кто кого-нибудь не выносит».

А на следующий день состоялось событие, столь необходимое для психики ребенка, –  всеобщая торжественная линейка: когда мир пред тобою раскинут в абсолютном порядке и у тебя есть в нем вполне определенное и равное с другими место. Пионеры стояли в белых матросских робах с голубыми квадратными воротниками, подпоясанные ремнями (лагерь назывался «Юный моряк»). Эти робы нам выдавались только по особо историческим случаям. Мальчишки выглядели в них так красиво, словно офицеры из «Поединка» Куприна.
И почему форма придает мужчинам столько обаяния! Что женщины, как это отметил еще Грибоедов, готовы даже кричать «ура» и бросать в воздух чепчики. Уж не усмирение ли мужской стихии обещает она? Не придание ли хоть какого-то образа этому вопиющему безобразию – мальчишкам? 
А Славка был похож в ней… Ну, нет, не на Печорина, конечно, а, скажем, на Вронского… Когда он командовал нашему строю: «Равняйсь! Смирно!», то глядел только на меня. И чуть-чуть улыбался. И мое эгоцентрическое детское воображение здесь ни при чем: если человек говорит тебе что-то без слов, то разве можно не понимать?.. И я равнялась. И стояла смирно. Я уже знала, что порядком и единодушием нужно дорожить – ведь их так легко разрушить! Всех поздравляли и вручали призы под сокрушительный туш. И меня вызвали на подъем флага!

Я стояла высоко-высоко надо всеми, и не было ни одного человека, который бы меня не заметил или подумал бы, что я плохая и что меня можно не любить.

А дружба детская почти всегда лишена возможностей для дальнейшего развития. Только один раз прошлое вдруг задело мне сердце из небытия своим призрачно скользнувшим хвостиком. Это случилось через много лет, уже в начале Перестройки. Будучи за границей, я попала на чудесные гастроли нашей балетной труппы. Жизель танцевала балерина Татьяна Кубикова. И я даже задрожала от невероятного совпадения… А вдруг это была она?

30 июня 2005г.

6. «МОЛОДОЙ КАПИТАН КОРАБЛЯ»

Сима сидела на заднем сиденье, едва замечая яркие красоты благодатной Абхазии, разбегающиеся во все стороны за каждым поворотом шоссе: она все никак не могла наглядеться на дочь, восседавшую рядом с шофером. В последний раз они виделись в позапрошлом году, когда Паллада приезжала в Россию на каникулы. Девушка училась в заграничном университете, в Канаде, куда шесть лет тому назад, едва достигнув совершеннолетия, помчалась вслед за отцом, ставшим жертвой эмигрантской лихорадки своей очередной жены еще в начале Перестройки.

А эти каникулы юной иностранке вздумалось провести в Абхазии, вдвоем с мамой. Правда, в горах сейчас война. Всего месяц назад телевизоры в Москве трубили тревогу о заварухе в каком-то ущелье возле Сухуми, о беженстве грузин с побережья в глубины Кавказа, о захвате заложников из мирных жителей, о пограничных сложностях. Но Паллада пресекла малейшую попытку матери заикнуться об опасениях, сразу вспыхнув всеми фибрами души - как всегда от неприятия чужой слабости. Вторгаться в свои планы непредвиденным обстоятельствам она не позволяла. Сима примолкла и с легкостью оставила непосильный ныне пост главы семьи в пользу дочери. К тому же исполнять каждое ее желание доставляло удовольствие, а противоречить было равносильно лишению себя этой радости.

С первого же взгляда на возвратившуюся дочь Сима стала самозабвенной жрицей храма Паллады. И самое приятное в этом служении было то, что юная богиня великолепно справлялась со своей миссией: решительная и независимая в поступках, остро внимательная ко всему вокруг и ненавязчиво заботливая к близким. Она не терпела в своем присутствии чего-либо неудачного или бессмысленного, пресекая всякую нелепость разящим скипетром власти, в качестве коего действовала ее сокрушительная взрывчатость. Поэтому Сима целиком и полностью выбросила из головы как проблему проездных билетов, так и тревогу за неблагонадежность места их отдыха, приняв на себя только быт. К счастью, дочка была при деньгах: совмещала в своей Канаде учебу с работой.

- А что еще делать за границей, как не зарабатывать! - пожимала она плечами. - Сидеть в пабах за бокалом коктейля и слушать дурацкие речи очередного ухажера? Я все это могу делать за деньги, работая официанткой, что к тому же и гораздо интереснее. На меня знаешь как клиенты идут? Одних чаевых больше всех официанток получаю. А еще и премии за каждого своего клиента. 

Сима не переставала поражаться на какую-то ненашенскую свободу дочери, видя, как в Москве та с легкостью вступала в самооткрывающиеся двери самых помпезных офисов, нимало не теряясь под грозными взорами стражей; умела сторговаться на рынке чуть ли не вполцены, не попасться повсеместным мошенникам, а если попасться - то добиться компенсации, вплоть до суда. Она безбоязненно входила в роскошные магазины, в какие Сима без нее даже заглянуть стеснялась, ощущая на себе презрение продавщиц, окидывающих ее немодную одежду насмешливыми взглядами. Один раз, когда она чуть-чуть отстала от Паллады, заинтересовавшись красивым дизайном у входа, коверный менеджер резко гаркнул ей: “Вы куда?” Она с изумлением оглянулась на него: мужчины никогда не обращались к ней так! Но, встретив его муторный взгляд, озеленевший от злобной скуки своей должности, невольно посочувствовала: надо же так особачить мужика! Какое счастье, что ей не приходится наниматься на столь отвратную работу.

Для их долгожданного отдыха дочь выбрала Гагру, хотя все остальные курортники сгрудились в безопасном Адлере. Оставив мать в аэропорту при вещах, Паллада быстро нашла за углом маршрутное такси, не позволив обаять себя прохиндеям на частных машинах, чуть ли не силком захватывающим всех вновь прибывших. Сима молча ждала, восхищенная столь мудрым правлением.

Им понравилось название улицы в Гагре: Апсха Леон, и они поселились у некоей Бабаси, в уютном каменном переплетении белых комнаток, соединенных между собой разноуровневыми лесенками самой неожиданной конфигурации. Изо всех щелей торчали зеленые мандаринчики на пышных ветках, протягивались инжирные и ореховые лапы, свивались ползучие растения, цвели яркие душистые цветы. И конечно, у них в комнате стояла одна большая кровать, как в детстве, когда Паллада была совсем крошка и они легко умещались вдвоем даже на полке в поезде дальнего следования.

Устроившись, отправились на свидание с морем, уже по полной темноте. Правда, Сима планировала лечь пораньше спать с дороги, чтобы не пропустить раннего утра, но дочь готова была уйти в новую жизнь  одна, а провести без нее хоть мгновение было для мамы пока что просто мучительно.

Улица вела прямо к морю. На ночном берегу метались вихри разноцветных огней, из маленьких береговых кофеен неслась, интерферируя, громоподобная музыка, у микрофонов изощрялись массовики-затейники. Однако, отдыхающих отчаянно не хватало, и белые столики, украшенные цветами, в большинстве своем  зазывали напрасно. Аборигены располагались в основном вокруг, на перилах и бордюрах.

Симе вдруг показалось, что все эти люди собрались здесь только ради нее и что сейчас грянут туш - настолько ярко прошло оживление по лицам, когда они с дочкой выступили из темноты под блики цветомузыки. Она смутилась, не понимая, встревоженная и ошеломленная. Впрочем, все стало тут же понятно: беззвучный торжественный марш был исполнен присутствующими в честь прекрасной Паллады. Девушка приняла его с неожиданным для матери прелестным выражением достоинства в походке и на лице, словно приветствуя своих подданных, и с удовольствием прошествовала к круглому белому столику у самых перил.

Долгожданным клиентам, как всякому штучному товару, было тут же оказано внимание и подано меню. Успокоившись после внезапного волнения, Сима тоже взяла свой глянцевый листок и стала просматривать цены. Впрочем, ей хотелось уйти к морю, присутствие которого, невидимо подступившего к самому подножью ресторана и что-то непрестанно осуществлявшего во мраке, тянуло к себе и кружило голову. К тому же было жалко тратиться на ненужное общепитовское угощение. Она не любила вин, не доверяла салатам и особенно мясу, и по возрасту уже привыкла воздерживаться от поздних трапез. Дочь взяла ей минеральной воды, а сама принялась за пельмени, по которым страстно тосковала за границей. Время от времени они чокались, с обязательным произнесением тоста, наслаждаясь этим приятным советским обычаем. 

Сима недоумевала, зачем дочь заказала целую бутылку шампанского, и как-то неясно тревожилась, глядя как та все подливает и подливает в свой бокал. Но сейчас значимо было другое: яркая, вовсе даже не свойственная их породе, совершившаяся вдали от глаз матери красота Паллады и манера держаться бесконечно изумляли Симу. Вспомнилось, как когда-то в детстве дочка спросила ее после разлуки целого дня, проведенного в детском саду: “Мама, а ты узнаешь меня?” - “Почему бы мне тебя и не узнать?” - “Но ведь мы так давно не виделись! У меня с тех пор даже появился новый бантик”. Сима тогда чуть не расплакалась за свое преступление, еще не ведая, на какую разлуку ей предстоит обречь свою дочь в будущем.

Теперь был новым не только бантик. Все ново и неузнаваемо стало в ее ребенке - и все безупречно. Сима ощущала себя неким первоначальным наброском природы, ныне зримо воплотившимся в дочери. Ни одно удачное сочетание линий и оттенков не было утрачено, с тщательностью перенесенное в облик Паллады; и наоборот, все нечеткое, невыразительное в чертах Симы: слишком маленький подбородок, тонковатые губы, чересчур закругленные вокруг глаз брови, - все такое было отброшено, заменено на сильное, сверкающее, устремленное вверх. Ни тени пастельного, акварельного, туманного, так присущего матери. Небесный художник не посчитал достойными такого лица даже безукоризненно ровные зубы, какими и до сих пор обладала Сима. Сияюще-белые зубки Паллады казались густо распустившимися лепестками ромашки, чуть растрепавшимися под порывом свежего ветерка, и эту неправильность хотелось рассмотреть, словно в ней заключался некий ключ к пониманию ее красоты. А мягкие пепельные волосы Симы, словно наштрихованные простым карандашом (кстати, теперь удачно маскирующие седину), проявились у дочери пышным соловым хвостом, ныне беспечно перекрашенным в черный вороной с красными подпалинами (как языки дремлющего пламени).

- Вы позволите пригласить вас потанцевать?

Церемонность обращения потрясла Симу. В наше огрубелое время! Когда жене предпочитают секспартнершу, а любовью - занимаются! Как физкультурой или английским языком. Впрочем, подошедший к их столику парень был абхазец, а следовательно идеями Перестройки мог быть и не затронут. Поразила Симу и его внешность: очень стройный и сильный, с обилием длинных каштановых волос, подчеркивающих романтичность черт. Его имя было Бадра. Приятно, что назвался по-своему, а не каким-нибудь Борей, как это почти наверняка бывало с нацменами в общении с русскими в партийные времена.

Сима никогда не видела танцев нынешней молодежи, и словно завороженная следила резкие и гибкие повороты дочери вкупе с движениями Бадры - ловкими, точными, будто выпады фехтовальщика. Все это было так коренным образом иначе, чем твист и шейк, которыми некогда потрясали основы ее далекие ровесники, что она на миг простила группе электромузыкантов, наяривавших в углу за стойкой, их бешеную какофонию на синтезаторах. Впрочем, уши ее, воспитанные на классике и не столь выносливые к грому и реву, уже молили о пощаде.

- Что, пошли к морю? - небрежно скомандовала возвратившаяся Паллада, безошибочно уловив настроение матери, и милостиво отпустила кавалера: - Увидимся завтра на пляже.

Море заглушило электрическую трепку музыки, смыло гам и чад лаской первой же набежавшей волны. Две сумрачные бездны – неба и моря - сомкнулись вокруг створками гигантской перловицы, захватили их, как крохотных песчинок, увлекли в прохладу своего первозданного животворящего хаоса. Волны едва вскипали, звезд не было видно за волокнистой небесной завесой, и даль неопределенно подступала с трех сторон. И хотя мечущиеся огни кафе блекло рыскали по берегу, Паллада скинула шорты и все остальное, даже не оглянувшись по сторонам, и не спеша понесла к воде свое жемчужно-белое в смутных лучах луны, тренированное тело, ни разу не покачнувшись на нестерпимо острой гальке, будто шла по паркету.

- Я же взяла тебе купальник! - заполошилась мать.

- Брось его вместе со своим и иди сюда.

Это же просто нирвана, зависшая в глубинах космоса! Сима растопырила пальцы, словно гребни, прочесывающие воду (она, конечно, была в купальнике), и улыбалась в темноте. Морская вода лечит суставы. Она поправится и снова сможет играть. Не в концертах, конечно, с этим покончено навсегда, а просто для себя, для дочки, для Виктора. Уже пять лет, как она сорвала руки - подвизалась вести партию фортепиано в коммерческом музыкальном театре - конечно, не ради денег, она согласилась бы и на втрое меньшую сумму, лишь бы играть. Однако времена профсоюзов прошли, и ненормированный рабочий день ударил ей по пальцам. Но море все лечит, все смывает, что нужно избыть, и все уносит.

Следующий день начался поздно. Пока Сима ходила на рынок, готовила овощное рагу, дочка спала. Сима уже собиралась идти через длинный Бабасин двор и по лесенкам - приглашать свою дорогую девочку завтракать, как Паллада появилась сама.

- Мам, есть кофе?

- Я купила свежего молока. Замечательно вкусное. И овощи сейчас будут готовы.

- Ты же знаешь, что по утрам я только пью кофе! Дай хоть горячей воды.

Оказалось, что и тут Сима сплоховала - увлеклась своим рагу! Смущенная, она поспешно кинулась в кухню ставить чайник:

- Сейчас, уже почти горячая.

- Зачем ты копаешься с какими-то овощами, если у тебя болят руки! Здесь полно ресторанов! И когда ты только развяжешься со своими советскими привычками! - воскликнула дочь.

Конечно, можно было возразить, что домашняя стряпня куда вкуснее и полезнее, а ресторанные харчо вкупе с чахохбили и хачапури ей уже не под силу, но подобный разговор не сулил радостей единодушия, а потому она осторожно ответила только на дочкину заботу:

- Мне же надо тренировать руки, иначе они совсем скрючатся.

Пока Паллада умывалась, она принялась проворно собирать на стол. А после завтрака, радуясь, что дочке все же понравилось ее рагу, с удовольствием взялась за уборку в кухне. И внезапно запела услышанную вчера на берегу песню, как позже выяснилось, популярную в этом сезоне:

- Молодой капитан корабля

Из далекой заморской страны

Улыбнулся тебе втихаря,

И, конечно, растаяла ты.
Она не пела уже много лет. С тех пор, как уехала Паллада. Голос слушался плохо, но ненавистные когда-то школьные сольфеджио теперь выручали.

- А что же дочка не помогает? - прервала песню заглянувшая в кухню Бабася. - Мама все утро крутится, готовит, а взрослая дочка спит. Ну хоть бы посуду за собой помыла!

- Нет-нет! - испугалась Сима (Ведь Паллада могла услышать. Вот не поздоровилось бы тогда добросовестной Бабасе!) - Я так люблю домашние дела. Когда еще удастся попеть, как не за мытьем посуды. А Паллада делает гораздо более нужную работу - за всем следит, все добывает, все улаживает. Она очень незаурядный человек. Прирожденный организатор. У меня даже муж не такой расторопный, как она.

- Ну уж не знаю, - с сомнением заключила Бабася, укоризненно покачав головой, ибо перечисленные Симой качества в сферу женских достоинств на ее взгляд отнюдь не входили.

Народу на пляже оказалось не густо. Это удивило Симу, привыкшую к черноморским пляжам России, где некуда бывало поставить ступню между подстилками, не то что улечься. Однако, к ее великому удручению, пустынность нисколько не обескураживала многочисленных предпринимателей на моторках, яростно глушивших выхлопом аромат морского бриза. Они лихо протаскивали вдоль берега желтые резиновые баллоны, усаженные визжащей молодежью, что называлось катанием на бананах. Эти трескучие снаряды носились по морю так безмаршрутно, что Сима, любившая заплывать очень далеко, боялась, как бы их с Палладой не проглядели с лодки и не промчались им прямо по головам.

Внезапно дочка замахала рукой в ответ на приветствие капитана одной из моторок. Это оказался Бадра. Банана на сей раз позади лодки не было. Паллада подплыла поближе, о чем-то переговариваясь с ним. Перегнувшись через борт, юноша взял ее за протянутые вверх руки и сильным взмахом выхватил из воды, словно рыбку.

- Мам, хочешь покататься? - весело позвала девушка, устроившись на сиденье и распуская мокрые волосы.

А разве возможно не хотеть? Сима поплыла прямо в пасть ненавистному чудовищу, готовясь стоически выдержать его норов. Перелезть через бортик, хотя и с подмогой Бадры, оказалось делом нелегким - она и не ожидала, что стала с годами так непроворна! Даже стыдно.

Но неловкость тут же вытеснилась более суровым испытанием - стоило только взреветь мотору, а лодке - начать скакать по волнам, выделывая самое ожесточенное стаккато! Всем телом ухватившись за скамью, Сима изо всех сил сжала зубы, чтобы хоть немного унять неистовую пляску внутренностей. Хорошо, что она сидела спиной к дочери и таким образом не загубила ей искрометного восторга, летевшего во все стороны визгом и хохотом. Впрочем, Паллада не сводила с нее глаз и конечно все поняла.

- Хватит! - крикнула она Бадре. - Отвези нас к берегу, только осторожно, без прыжков.

Да, за дочкой было не угнаться, хотя она везде брала с собой мать. Сима отбросила все свои привычки и полностью приняла тот невероятно чуждый ей образ жизни, когда, вместо тишины и безлюдья раннего утра, приходилось терпеть гам ночных кофеен; вместо блаженного лежания в палящий зной под пальмами - ловить кинокамерой в небе крохотную снижающуюся точку - Паллада летит на параплане! Или вздрагивать от страха, когда дочь неслась галопом на коне или мотоцикле. Или сидеть на волнорезе, глядя замершим взором в пустое море - Паллада впервые в жизни ушла вглубь с аквалангом! К счастью, рядом с ее отчаянной дочкой везде был зеленоглазый палладин - удивительный абхазский юноша, сильный и всемогущий, как горный бог.

Однажды он завез их на машине высоко в ущелье. Дико и отвесно стояли вокруг высоченные горы. Еще выше и неприступнее синело ослепительное небо. Сначала Сима не могла заставить себя подойти к краю обрыва, а фигурка спокойно стоящей над бездной дочери вызывала у нее почти что истерику. Нет, Сима не боялась высоты, но ведь непроверенные камни могут обрушиться!

Под обрывом темно синело кристальное озерцо с игривыми барашками маленьких водопадов в обрамлении из белых валунов.

- Тут глубоко? – спросила девушка.

- Еще никто никогда не достигал дна озера Тигасу, - мечтательно ответил молодой абхазец. - Есть легенда, что на дне его живет Золотая рыбка. Она исполнит все желания того, кто ее увидит.

- Тогда прыгай, - насмешливо сказала Паллада. - Может, тебе посчастливится.

Юноша посмотрел на нее долгим взглядом. Она не шутила. Хотя все так же улыбалась:

- Ну?

Сима едва слышала, о чем они говорят, но поняла, что Паллада посылает его в пропасть! Похолодев, она не смела выразить ни чувства: ее служение требовало абсолютной покорности.

- А если нет? - очень спокойно произнес Бадра.

Янтарные глаза девы-воительницы мгновенно вспыхнули негодованием: как, она посылает своего палладина на подвиг в ее честь, а он еще и раздумывает!

- Я жду, - сильно сгустившимся голосом повторила она.

- В первый раз, - медлительно сказал он, - я прыгнул здесь в двенадцать лет. Вслед за другими пацанами.

И Сима увидела, как он, неторопливо сняв свои живописно изрезанные джинсы и выцветшую безрукавку, исчез за кромкой обрыва!

У нее никогда в жизни не болело сердце. Но в этот миг оно рванулось куда-то вверх, обдав кипятком ей все внутренности. Она кинулась к краю бездны, забыв обо всем на свете.

- Ну что ты охаешь! - воскликнула дочь в нетерпеливой досаде. - Вечно сидишь, как сыч, в сторонке, ничего не видишь. Он такое сальто сделал!

Сима не сводила глаз с Бадры, который мощными бросками достигал берега. Высота была не менее десяти метров.

- Возьми камеру, - сказала Паллада. - Будешь снимать, как я прыгаю в пропасть. Смотри не упусти! Как только я взлечу, сразу снимай. Только не дергай, это тебе не фотоаппарат. Плавно нажимай, чтобы рука не дрогнула, а то смажешь.

Сима не сомневалась, что от своих намерений эта властительница ни за что не отступит. И отговаривать ее сейчас - значило только разозлить. А в такой миг человеку необходимо быть спокойным, иначе... Она безропотно приняла из рук дочери камеру и поставила на спуск. Паллада умеет прыгать, Сима сама водила ее в детстве в бассейн.

- Как водичка? - крикнула девушка, сбрасывая шорты.

- Абсолютный ноль.

- Ну смотри, если наврал!

И Сима сняла на камеру великолепный прыжок - как раз в тот момент, когда летящий черный хвост уже стоит вертикальным султаном, руки напряженно рассекают воздух перед головой, а ноги чуть разошлись раздвоенным ласточкиным хвостом. Она успела схватить и второй снимок – раскрывшегося белым цветком фонтана, принимающего в свою сердцевину тонкую стрелу. А потом еще один: Бадра с помертвевшим лицом протягивает руку подплывающей девушке.

- Ну ладно, не наврал, - вся трепеща с головы до ног, крикнула она. – Даже в Тихом океане вода теплее, чем эти ваши абхазские пропасти.

И, не зная, как помочь ей в этой дрожи, он обхватил сзади одной рукой за плечи, а другой - за талию и прижал к своему горячему телу бьющуюся золотую рыбешку.

В этот миг Сима сделала еще один снимок - так мы поступаем всегда, когда хотим увековечить значительное событие нашей жизни.

- Ты не простудилась сегодня в озере Тигасу? - спросила она вечером, рассматривая с Палладой получившиеся снимки.

- Еле успела трусы поймать. Их так снесло от удара об воду, аж ниже колен. Если бы был не Бадра, я бы их и ловить не стала… В отдельном купальнике лучше не прыгать.

Но больше всего в этой стране поражало то, что столь знаменитый курортный город был заброшен, словно королевство Спящей красавицы. Километры золотого побережья, усаженного мохнатыми вековыми пальмами, туями, розовой магнолией и прочими ботаническими редкостями, терпели катастрофическое небрежение, выцветая на жаре среди ржавых поливальных труб. Непролазные заросли вкруговую объяли треснувшие беседки - вот уж где было теперь полное уединение! Тщательно уложенные терренкуры, и обрамленные каменьями клумбы, и все человеческое было попрано цепким кривошипом корней и побегов. А если, преисполнившись отваги, пробраться сквозь колючки и рухнувшие на битое стекло колонны, то можно было проникнуть и в один из погибших дворцов, в котором уже никто никого не разбудит, явись там хоть сам принц Дезире.

У входа лежали на порыжелых постаментах знаменитые Спящие Львы, служившие в прежние времена едва ли не символом города Гагры, открывая собой все рекламные проспекты. Теперь они были мертвы. Сима вошла вслед за Бадрой под изящные, когда-то гостеприимные своды и на миг зажмурила глаза, чтобы унять боль внезапных слез. С узорчатого лепного потолка шел дождь!

Теперь уже ничего не выделывают с такой рукотворной скрупулезностью, с таким прилежанием к малейшей незначительной детальке. Век массовых технологий смеется над ремеслом. Ему некогда оглядываться на человека среди сонмищ потребителей. Иначе на всех просто не хватит.

Симу сразу повлекла на второй этаж парадная лестница, но по дороге, не утерпев, она заглянула в дверь туалетной комнаты, из-за которой высовывался резной зеленый лист. Маленькое помещение с высоченным венецианским окном заполонила огромная лиана, выметнувшаяся прямо из унитаза, и стояла теперь головокружительным букетом в этой крошечной белой вазе. 

Ласково касаясь перил с резным орнаментом, Сима отправилась выше, в воздушный белоколонный зал - разоренный, недобитый, с наборным дубовым паркетом, проходившим очередное морение. Там почил огромный концертный рояль с гнилыми зубами. Крыло было зачем-то вырвано и брошено ему под ноги. Наверно, чтобы не стоять перед ним в луже.

Она подошла к своему любимому инструменту и взяла аккорд обеими руками. Косточки оснований пальцев сразу начали сбоить, прокручиваться, но она не стала внимать боли. В душе мощно зазвучал Кончерто Гроссо. И рояль ответил дребезжащим расстроенным звуком. Нот не хватало, и пальцы попадали в пустые расщелины между клавиш, поэтому реальной мелодии не было. Но Сима знала те голоса, которые не могли сейчас отозваться. Немыслимые диссонансы не отвращали, а наоборот, в точности соответствовали охватившему ее настрою души.

- Мама, прекрати немедленно! У тебя же руки болят. С ума ты что ли сошла со своим вечным романтизмом! - крикнула снизу Паллада. - Бадра, пойди уйми ее в конце концов! Ей уж десять лет как врачи запретили играть.

Юноша стремительно взлетел на второй этаж и приблизился к ней. Узкие горячие ладони осторожно накрыли ей руки. Он стоял перед ней, и виновато улыбающиеся зеленые глаза его были пронизаны светом.

- Тебя что, даже на минуту оставить нельзя? - полыхала дочь, преодолевая мокрую лестницу через две ступеньки, и выражение ее лица молниеносно сменялось с гневного на испуганное, с сострадающего на возмущенное.

Но Сима этого видеть не могла. Как не видит ничего вокруг тот, кто смотрит на солнце.

Ночью, когда они с дочкой наконец добрались до своей большой постели, она внезапно сказала:

- Выходи за него замуж. А я буду ваша теща.

- Что еще за “теща”! Ты была и будешь мамой. И никакой не “нашей”, а только моей.

Дочка одним броском подлегла поближе к маминому боку и обхватила ее за плечи. И заговорила в темноте тихим, сокрушенным голосом:

- Я и сама бы не прочь забрать его с собой. Даже не представляю, как буду с ним расставаться! В Канаде мужики совсем не такие, как наши. Они какие-то слишком воспитанные, что ли. Никто никогда не пристает, даже не пококетничаешь с такими! Самой приходится подходить, когда кто уж очень понравится. Но это же не интересно. Тут уж не сделаешь вид, будто он тебе безразличен - давай, общайся, раз подъехала!..

Девушка вздохнула и прижала в темноте к губам подаренный Бадрой кулон.

- Ну куда я его повезу? Я пока не хочу замуж. Я буду поступать потом в магистратуру. Не хочу просидеть всю жизнь в нищете и на задворках... А тебе-то уж точно - нечего здесь ловить в твоей дореволюционной квартирке, кроме тараканов. Язык ты немного знаешь, говорить научишься. Я же научилась. Уж как-нибудь я тебя прокормлю. А лет через пять вернемся в твою разлюбезную Россию.

Сима промолчала. Разве она имела право отказаться? Ее дорогая девочка одна на чужбине, а мамаша, видите ли, не хочет помочь!.. Конечно, Паллада простит, если мать скажет, что ее Виктор ни за что не поедет из дому, что он даже слышать ничего не желает, - ее дочка понимает такие вещи.

“Просто в России у мамы есть человек дороже, чем я”, - ответит она тогда на недоуменные вопросы друзей. И ответит без обиды, даже сочувствуя, но только с глубокой затаенной грустью. Разве можно это вынести?

Тем не менее, последняя, поздняя любовь осенила Симу непреодолимой привязанностью. У нее и прежде не было недостатка в любви мужчин. Очень нежная и миловидная, она постоянно оказывалась в поле чьего-то внимания. Но себя она в них не находила: они всегда отбирали для своей любви только какую-нибудь подходящую частицу ее души, напрочь отметая все остальное. На таких условиях она предпочитала быть одна, тем более, что женщина и вообще не имеет морального права на личную жизнь, если у нее ребенок. Либо мать, либо любовница - поистине роковой выбор!

Виктор появился поздно - уже не очень здоровый и не очень удачливый, но до малейшей черты характера и внешности именно такой, который только и мог покорить ее. Второго подобного человека просто не существовало на земле, в этом она убедилась на долгом-долгом опыте своей неустроенной жизни. В разлуках она каждый день писала ему по кусочку письма, которое обычно вручала по возвращении... 

Как же она допустила это мучительное раздвоение души!

Утром Паллада в ужасе уставилась в зеркало:

- Мам! Ты только посмотри, у меня губа почернела!

Сима взглянула. Верхняя губка дочери как-то обветрила и потемнела.

- Как я теперь покажусь ему на глаза! Он же меня сразу бросит!

- Ну что ты, - принялась утешать мама. - Разве ты сама бросила бы своего друга, если бы у него почернела губа?

Паллада задумалась. Затем, выпятив по-детски губы, капризно ответила:

- Это совсем другое дело! Вот если бы он чего-нибудь не умел...

Последние дни отдыха предоставили Симе желанную возможность ложиться спать сразу после заката и просыпаться на самом бледном рассвете. И можно было бы даже ходить купаться по первой “парной” водичке, как она любила. Потому что Паллада уже какую ночь не ночевала в их маленькой комнатке. Но теперь Сима могла только ждать.

Вечерами у калитки нетерпеливо сигналил на своей машине Бадра, и девушка торжественно шла через двор, кивая на прощание вылупившимся изо всех дверей постояльцам и родственникам хозяйки, - на свидание.

- Сегодня ночью пьяные дружки вашей дочери набили стекол около забора и накидали окурков, - выговаривала утром возмущенная Бабася, поймав Симу возле умывальника.

- С чего вы взяли, что это была моя дочь? - с веселым вызовом отвечала Сима.

- Из наших постояльцев больше никто не гуляет по ночам!

Наскок добропорядочной Бабаси нисколько не задел ее. О да, конечно, поведение девушки в их глазах просто непристойно, а попустительство матери - подозрительно, что уж тут возразишь! И эта низменная попытка приравнять незаурядного человека, звезду, к своим узколобым понятиям вызвала у Симы небывалый боевой задор. Изображая наивную доверительность, она разразилась монолитной “объяснительной” речью - о том, что Паллада является международным специалистом высочайшего уровня, что она в совершенстве владеет иностранными языками, что она привезла мать на курорт полностью на свои деньги и ей нет необходимости сидеть под заборами. Ибо пьет она только в дорогих ресторанах из хрустальных бокалов. И пьяные компании считает ниже своего достоинства. Самое смешное было в том, что все это чистая правда.

В ответ Бабася пыталась вставить описания успехов своих детей и внуков, которые ничуть не хуже, но прорвать страстный панегирик собеседницы ей так и не удалось. На этом внешняя часть конфликта была исчерпана.

Между тем отпуск неуклонно шел на убыль. И вот, в знаменитом ресторане “Бзыбь” был печально осуществлен прощальный ужин втроем. 

Сима сидела напротив них, и полнота гармонии этой пары потрясала ее, как развернувшееся счастье героев из любимой книжки, а губы невольно подпевали громогласному певцу на оркестровой приступке, яростно повторяющему уже в который раз залихватский припев: 

- Молодой капитан корабля

Из далекой заморской страны

Улыбнулся тебе втихаря,

И, конечно, растаяла ты.
Наливая шампанское, он так близко поднес свою быструю заботливую руку, что Сима вдруг подняла голову и погладила его запястье. Он взглянул на нее сверху, и она заулыбалась своей привычной, ласково-виноватой улыбкой, в которой была теперь тайная боль. Он тоже улыбнулся и сел на свое место чуть боком, чтобы она могла смотреть на него неотрывно, ощущая его безмолвный ответ. Тело ее не отозвалось, не подало ни знака, настолько далеко было ее чувство от всего земного, только ослепительно возликовала душа.

Внезапно Бадра повернулся к примолкшим было музыкантам и сделал жест, похожий на натягивание боевого лука, только не вперед, а четко влево, с выпрямленными жестко пальцами. Лицо его приняло озорное выражение: асса! Его сразу поняли, и голос ведущего, неточно акцентирующий по-русски, громко объявил:

- Лезгинка! В честь девушки Паллады из Канады!

И сейчас же, отставив свои бокалы, круг заполнили танцующие, мастерски выделывая кроссовками старинную родную пляску. Бадра вскочил, подавая руку своей девушке. Лицо у нее засияло, пытаясь в то же время выразить небрежность: ее гордость не допускала наивных проявлений души. Подняв обнаженную руку с твердыми натренированными мышцами, она не положила ее с покорностью ему на плечо, а, усмехнувшись, потрепала его длинные волосы, словно верного пса за ухо. И мгновенно вся мощь отхлынула от крепкого тела юноши, голова склонилась и, казалось, одного толчка тонкой девичьей руки достаточно, чтобы он рухнул, как подкошенный.

Паллада вошла в круг. Она едва переступала тонкими каблучками под страстную абхазскую мелодию, только слегка покачивались ее стройные бедра и поочередно вырастали, словно стебли, над головой руки. Потому что главное в лезгинке - это он, джигит, охраняющий свою милую от посягательств других. Он носился вкруг нее огромными сильными прыжками, поспевая дать всем воображаемый отпор, то справа, то слева, его резкие движения мелькали головокружительно близко, на волосок от своего оберегаемого цветка, но он ни разу не задел святыню даже краем одежды.

А потом он мчал их в горы - на смотровую площадку, чтобы они могли в последний раз взглянуть на ночной город. Дорога, шириной в одну машину между отвесных горных стен, кидалась из стороны в сторону. Встречным здесь было бы не разъехаться. Из мрака высвечивались то голые глыбы скалы у самого крыла, то нависающий свод ветвей, хлещущий по крыше. Сима сидела у него за спиной, положив подбородок на спинку и пытаясь дотянуться носом до его волос. Каким-то чутьем он понял это, откинулся назад и сдвинулся вбок, так что просвет между передними спинками загородило его плечо. Она немедленно погрузилась лицом в непролазные дебри его волос; она блуждала по этим буреломам и завалам, пытаясь проникнуть чувством в самую сердцевину душистого дремучего леса, но не было троп, не было путей, и слезы предстоящей разлуки орошали заповедные кущи, стекали ему на шею и за шиворот безрукавки. Она сама не заметила, что пальцы правой руки ее обвились вокруг его бицепса, и он чутко ответил легким импульсом, еще и еще, словно забилось маленькое сердце, не главное, большое, предназначенное совсем не ей, а вспомогательное, нечто вроде предсердия, которое только и нужно было ей от него. Ибо что ей делать с этим бушующим юным солнцем, полном непостижимой энергии? О нет, ей хватит и протуберанца! Если бы не было здесь Паллады, нейтрализующей эту энергию, не могло бы состояться и это тайное обладание. Неловкость и бессилие убили бы все. О чем она могла бы говорить с ним? О том, какой институт он окончил? И какие композиторы ему нравятся? И кто его родители? Только всеобъемлющая сила юной женщины, Паллады, помогла воплотить, хотя и на миг, этот немыслимый союз отзвучавшей эоловой арфы и вешнего ветра.

Паллада, неумолчно звенящая своим голоском всю дорогу, внезапно положила руку ему на шею сзади и тут же сняла.

- Тебе что, жарко? - послышался в полумраке ее недовольный тон. - Хватит все портить! Ты же знаешь, что я не люблю, когда потеют.

Конечно, он не выдал ее маленькой тайны, а только ласково улыбнулся девушке, чуть повернув голову. Одновременно душистый лес отдалился от лица Симы, и под пальцами ее пропал нежный импульс.

Поезд уходил с неосвещенной платформы. Паллада рыдала почти в голос. Сима стояла на подножке рядом с дочерью, радуясь, что та занята прощанием с ним, стоящим внизу в полумраке с запрокинутой головой. Она знала, что он сейчас не видит ничего, кроме дорогого лица, залитого слезами, и ощущала его нестерпимую боль, как свою, и видела бессильно повисшие большие руки. Нерожденная любовь билась в душе, тяжело погибая, и весь пол под ногами был словно залит ее кровью.

- Просьба к отъезжающим занять свои места.

Паллада замахала “селл-фоном”, уже приготовленным для нового этапа жизни, и чуть не попала столбиком антенны в глаз молодому очкарику, тоже махавшему кому-то на прощание.

- Простите, - всхлипнув, пробормотала девушка.

- Не страшно. У меня противорадарное устройство, - нашелся он, с улыбкой указывая на очки, и девушка тоже невольно улыбнулась шутке.

Паллада плакала на своей полке, уткнувшись в стенку. Сима легла с ней рядом, прижавшись к дорогому вздрагивающему телу и тихонько уговаривала.

 А потом, когда дочка уснула, она пристроилась под боковым светом - продолжать письмо Виктору, в котором ни слова не было о Бадре в Гагре.

Август 2006г.

7. ОБРЕТЕНИЕ ТЕЛЕМАКА

Посв. М.Д.Литвиновой

Кирюха Груздев сбежал из дому, потому что смертельно боялся отчима. Он решил добраться до Москвы и отыскать отца, о котором знал только, что тот торгует на Черкизовском рынке. Конечно, мать сто раз говорила, что он отцу «на фиг сдался», у него уже новых двое. Подумаешь, "новых"! А Кирюха что, не с того конца сделан разве? Вот вырастет и гаду тому, который с матерью теперь живет, собственноручно башку вырвет. Мог бы и теперь топором по темени ему врезать, когда они с матерью в отключке валялись, да менты сразу вычислят. И мальца ихнего, чтобы ночами не орал, тоже надо… Хотя он-то чем виноват, что эти скоты сначала его родили, а теперь плевать на него хотели!.. Жаль училку по рисованию – классная была тетка. К ней можно было запросто домой затащиться. Порисовать на настоящем мольберте, репродукции посмотреть. Но она такая же предательница, вроде матери, - замуж вышла. Все они такие – кто уже родился, им не нужен, им новеньких подавай.


Шел 1993 год, страна билась в агонии Перестройки, и непомерно растущие рынки выкипали из берегов, не умещаясь ни в каких разумных границах. Промышляли здесь и приезжие, и местные, и много всякой неруси. Особенно в этом отношении пух Черкизовский, и хотя Кирюха целое лето добросовестно прочесывал его вдоль и поперек, отца так и не нашел. После жуткой зимы, когда чуть не околел вместе с другими бомжами, решил податься куда потеплее: с пацанами в Ташкент "на перекладных" - электричками. Пришлось и поворовать, и пошестерить в нехороших местах. Зато драться научили. Несколько раз участвовал в налетах на неосторожных прохожих, а то и просто в избиениях, ошалев от ненависти ко всему миру. К тринадцати годам Кирюха стал верткий и жилистый, с неуловимым взглядом травленного волка. Список гадов, который носил в душе для будущей расплаты и в котором прежде были только мать с отчимом, теперь охватывал почти всех, кого он видел вокруг. Особенной ненавистью вспыхивало его сердце при виде нарядных женщин, придирчиво отбирающих товар на рынке. Ей, видите ли, не нравится «этот кусочек»! Ей, видите ли, подавай чего получше! Ух, так бы и выхватил у нее дурацкую сумочку на молниях, так бы и засветил по размалеванной роже.


Этой весной его вдруг до одури потянуло в родные места. Узнав, что сбивается "бизнес-команда" на Москву, вызвался помогать. Опять протаскался все лето по московским рынкам, но отец как в воду канул. А когда ехали назад, вдруг увидел на чужом полустанке мать и сошел с поезда, не сказав никому ни слова.


Он обознался. Откуда здесь быть матери? Да и не нужна она ему, эта алкашка. Три дня бродил по незнакомому городишку, с оглядкой, стараясь поменьше попадаться на глаза, охваченный безотчетной тоской по чему-то родному, укрытому от бесприютности мира. Между тем осень подступала все ближе, шли дожди, по ночам становилось холодно. Но подъезды не запирали, как в Москве, и он все медлил с отъездом. Надеялся «грабануть» надравшегося с получки «чувака» или залезть в пустующую дачу.


С чуваком не везло, зато заприметил подходящую дачку, где по вечерам всегда горела только настольная лампа и во дворе, сколько ни вглядывался сквозь кусты, не слышно и не видно было собаки. Раз или два он видел в окне хозяйку – толстую бабку в вязаной кофте – она занавешивала окна на ночь. Уже в который раз подходил он вплотную к калитке и все не решался. Недавно один бугай, у которого он попросил сигаретку, столкнул его с лестницы. Пришлось потом ему в замок кусок проволоки вставить и дверь дерьмом вымазать, чтоб не так обидно было. До сих пор, небось, на весь подъезд воняет.


Пока он так мыкался, хозяйка дачи Дафна Романовна сидела за письменным столом и писала. Она была доктором исторических наук и заканчивала книгу по своим исследованиям. Несмотря на подступившую старость, лицо ее сохраняло твердость, и движения были исполнены почти дворянской грации и чувства собственного достоинства. Прекрасные серые глаза излучали сердечную доброту и ясный ум. Рядом устроился огромный черный сенбернар, положив лохматую башку на хозяйкин тапок.


Внезапно собака вскочила и негромко гавкнула.


- Что такое? - спросила пожилая дама и, сняв очки, внимательно взглянула на собаку.


В ту же минуту раздался звонок в дверь.


- Сидеть, Архонт, - приказала хозяйка. - И чтоб ни звука. Это, наверно, опять соседка. Давай не будем больше ее пугать, ладно? Не надо лезть со своими приветствиями к тем, кто их не ценит... Кто там, это вы, Глафира Георгиевна?


Она вышла в сени, плотно притворив за собой дверь, чтобы не выпустить собаку, и отвела замок. На крыльце стоял худой парнишка в старой куртке. Давно не стриженные волосы свились колечками под моросящим дождем. Голодные глаза блеснули в сумерках недобрым огоньком. Рука Дафны Романовны, придерживающая дверь, непроизвольно дрогнула, но парень уже положил ладонь на притолоку, и она побоялась прихлопнуть ему пальцы.


- Поесть чего-нибудь дай, бабуль, - пробормотал гость бесцветным, ничего не выражающим голосом, как говорят обученные глухие, и его по-детски пухлые губы почти не шевельнулись на неподвижном лице. Большие, без прищура глаза поразили ее. В них стояла непреходящая грусть, совершенная безнадежность и ясное понимание того факта, что в этом мире лично для него ничего нет. И все-таки время брать необходимое силой для него еще не пришло, он пока еще только просил - так во всяком случае поняла его взгляд Дафна Романовна, и глаза ее увлажнились острым сочувствием. Он опустил голову, словно школьник, и этот покорный жест лег ей на сердце неожиданной тяжестью вины взрослого человека перед обездоленным ребенком. К тому же на улице так мрачно и сыро, а он совсем плохо одет.


- За хлебом я сегодня не ходила, - бодро ответила она, - а вот щи вегетарианские со сметаной есть. И каша гречневая с маслом. Но ведь из горсти их хлебать не станешь, правда? Придется тебе, как видно, зайти и поужинать по-людски - за столом и из тарелки.


Она ласково усмехнулась. Кирюха метнул на нее недоверчивый взгляд. Вот так удача! В доме никого больше нет, старухи не скоро хватятся, а если умело приложить, подумают, что сама окочурилась да об пол шарахнулась.


Она приоткрыла дверь в комнату, а парень замахнулся сзади кастетом, метя чуть повыше седого пучка, заколотого шпильками. Но внезапно был опрокинут навзничь, затылком о порог входной двери.

Когда рассеялись искры в глазах, он обнаружил над самым лицом оскаленную собачью морду, глушившую его громовым лаем. На грудь давили две тяжелые лапы, покрытые косматой шерстью.


- Назад, Архонт, - скомандовала Дафна Романовна, дергая собаку за ошейник. О том, что была на волосок от смерти, она не подозревала, но догадывалась, что незнакомец сделал какое-то враждебное движение, поэтому собака бросилась. - А ты, парень, вставай. "Скорая" тебе не понадобится.


Все так же лежа плашмя на полу, Кирюха взглянул на величественно выпрямившуюся пожилую даму, затем на ее защитника, не смолкающего от судорожного гнева. Как будто стена заграждения стояла теперь перед ним. Он медленно поднялся и молча вышел за порог. Худой, как доска от забора, в отсыревшем свитере и заношенной куртке, по-стариковски сгорбив узкие плечи. Спустился по ступенькам, как-то деревянно переставляя ноги в облезлых резиновых сапогах. И сердце Дафны Романовны снова откликнулось.


У нее никогда не было детей, только ученики, коллеги. Ее отец, доктор философии, известный профессор, с детства готовил ее к бессемейности. Он внушал ей, что современный мир катастрофически перенаселен, детей начали эксплуатировать и выбрасывать на улицы уже в девятнадцатом веке, и каждое новое поколение все ожесточеннее вынуждено биться за место под солнцем, ибо население земного шара растет в геометрической прогрессии, не взирая ни на какие войны и катаклизмы. Не склонная по натуре к семейным радостям, Дафна с готовностью приняла отцовскую точку зрения и всецело занялась любимым делом - античностью, ни разу в жизни не пожалев о выбранном пути. Древнегреческий миф о Дафне, отвергшей любовь аж самого Аполлона, она усвоила с детства; однако, в дерево, подобно нимфе-тезке, не превратилась (хоть лавры бывали ей и не чужды): она тоже влюблялась и даже побывала замужем - за одним из учеников отца. Но душа современного мужчины в большинстве своем принесена в жертву Бахусу, Дафну же влекли иные божества. После смерти родителей она продала большую профессорскую квартиру в Москве и устроилась на даче в подмосковном поселке. Она была из тех женщин, которые, будучи в юности самой заурядной внешности, в зрелые годы приобретают неожиданное очарование. Друзья не оставляли ее, а в последнее время кто-нибудь из ее студентов постоянно наезжал помогать по хозяйству. Но у всех у них своя жизнь, только мельчайшей долей затрагивающая ее. Никто из них так и не смог приблизиться к ней настолько, чтобы стать родным. Семью ей составили древнегреческие полководцы и философы, что в молодости приносило глубокое наполнение души, а теперь в иные минуты стало вызывать ощущение какого-то обмана…


Неожиданно для самой себя Дафна Романовна испугалась, что мальчик уйдет. И, вложив в свои слова всю приветливость, какую только могла выразить, она произнесла:


- А про щи с кашей забыл, что ли?


Он не обернулся. Только замер на месте и молчал. Дождь скатывался с листьев яблонь крупными каплями ему на плечи и волосы.


- Давай-давай, - примирительно повторила Дафна. - Собака не тронет... Как тебя зовут?


- Кирилл. 


Он обернулся к ней, и в глазах его стояла такая бесхитростная детская благодарность, такое застенчивое удивление, что она смутилась и несколько мгновений молчала, боясь, что голос дрогнет.


- Знаешь что, Кирилл, - нашлась она наконец, - поди-ка сходи за хлебом, здесь недалеко, в конце переулка, видел? А я пока ужин разогрею. Подожди, зайди на минутку, чтобы зря не мокнуть, я сейчас деньги дам. И зонтик возьми, ишь дождь-то припустил.


Кирилл взял деньги и сумку, так ни разу и не подняв на нее глаз, от зонтика отказался и стал спускаться с крыльца. Собака пошла вместе с ним. Конвой? Он взглянул в умные собачьи глаза. Нет, эскорт.


А она, торопливо достав из холодильника свои деликатесы - помидоры, сыр (ой, как хорошо, что еще остались пельмени после приезда дипломника!), принялась за стряпню, безотчетно боясь не успеть все приготовить к его возвращению, а где-то в глубине души тревожась даже, что он вообще больше не вернется.


Он вернулся. Молча положил на стул сумку с хлебом, сдачу. Снял куртку - конечно, только по ее просьбе, - наполнив кухню запахом немытого тела и мокрой шерсти, словно брошенное домашнее животное. Вымыл лицо и руки - опять же по ее настоятельной просьбе, и сел к столу. 


- Куртку повесь к печке, пусть посохнет, - с удовольствием распоряжалась хозяйка. - И свитор снимай, он у тебя совсем отсырел... Снимай-снимай, не стесняйся, тут барышень нет. Ну, чего ты?.. Ладно, садись к столу, в чем есть. Вот буду твоей бабушкой, тогда не поспоришь, - вдруг пошутила она и сразу смутилась.


Он примостился на краешек стула в невероятной для него роли дорогого гостя. Ничего вкуснее щей, которыми угощала его в тот вечер чужая старуха, он никогда не едал. Дафна Романовна весело хлопотала, то подкладывая сметаны, то предлагая для вкуса перцу. Осторожно расспрашивала, остро приглядываясь к каждому его движению, но он упорно отмалчивался, отвечая неясно или просто пожимая плечами в знак ответа.


Ел, низко склонившись над тарелкой, почти не поднимая лица, только иногда взглядывал на нее своими темными глазами цвета грозового неба, в которых ей мерещилась особенная глубина незаурядной натуры. Ей нравились его крупные, еще по-детски округлые черты, уже усвоившие жесткое взрослое выражение, большие выпуклые губы, насупленные брови, густые русые волосы. В манере держаться полностью отсутствовала обычная мальчишечья юркость, цепкость взгляда, непредсказуемость поведения, которая заставляет в общении с ними держаться на чеку. В нем читалась какая-то надежность и искренность. Его непрестанно пламеневшие уши она приняла за застенчивость, на самом же деле он никак не мог избавиться от чувства стыда за свое недавнее покушение на эту удивительную женщину.


Видя, что он опасается ее вопросов, Дафна Романовна перешла на сторонние темы, причем и голос ее стал каким-то отрешенным, будто внутри себя. И взгляд будто в пространство, хотя и на него.


- Мое имя Дафна, ты, наверно, помнишь со школы миф о ней. Я заметила, что имя очень влияет на человека. Вот тебя зовут Кирилл, что означает «солнце». Это имя вернулось к нам из Ирана, так как персы, совершенно очевидно, когда-то переняли его у русских: Ярило - солнце. Чередование русского «й» и иранского «к» хорошо заметно в именах. Например, по-нашему Егор, а по-армянски Кеворк… 

Она взглянула на него с энтузиазмом всадника, оседлавшего любимого конька. Под этим наскоком он невольно поднял к ней лицо, но сразу потупился, пораженный чистейшим блеском ее глаз. 

- Да, солнце, - убежденно повторила Дафна. - Ты такой и есть, хотя еще совсем мальчик. У тебя большие сильные руки, высокая посадка головы, что свидетельствует о благородстве натуры... Плечи еще не вполне развиты, но уже чувствуется, что рядом с таким человеком можно ничего не бояться.


И снова не удержавшись, он бросил на нее неопределенный взгляд. И тут же скосил его в сторону зеркала - проверить.


- Ты будешь очень высокого роста, это видно по мощности твоего костяка, по величине головы, - словно в глубоком раздумье продолжала Дафна. - Спокойный, добрый, ты принесешь много счастья тем, кто будет рядом с тобой, любить тебя. Ты не способен на подлость, вот что в тебе самое прекрасное.


Что она такое говорит, думал он в полном смущении. Никто никогда не разговаривал с ним так. А она не врет? Он снова поднял глаза и снова встретил ее взгляд, на сей раз совсем мягкий, одушевленный.


- Ты много страдал, я вижу это. Есть люди, и их наверное большинство, которых страдание уничтожает. И только сильные духом проходят сквозь него, не унизившись. Ты из таких, я знаю.


«Он похож на античного полководца, вот на кого!» - думала она, воображая у него на голове высокий афинский шлем с жестким гребнем из конского волоса, короткий боевой меч в руке, белую тунику, закрепленную пряжкой. Спартак, борец с несправедливостью!


- Подожди, я тебе кое-что покажу, - воскликнула она, быстро вышла в комнату и вскоре вернулась с небольшой картиной в руке. - Вот, посмотри, как похож на тебя, правда?


Это был писанный маслом  "Телемак" - ее любимая картина, подаренная друзьями к семидесятилетию. Кирилл взял в руки красивую золотую раму, сначала повернул тыльной стороной, затем надолго уставился на изображение. 


- Знаешь, древние греки были самые совершенные люди с самым совершенным устройством общества. Они жили в те времена, когда еще всем хватало богатств этого мира и война была событием куда менее важным, чем Олимпийские игры, ради которых в военное время даже объявлялось перемирие. Они дали человечеству величайших философов и историков, и их книги составляют основу всей Европейской культуры, - горячо заговорила Дафна, радуясь, что может сообщить ему такую интересную вещь и что он тоже способен понимать такое: – А это Телемак, он был сыном Одиссея, ты, может быть, читал Гомера? Пока его отец был в отсутствии, Телемак защищал свою мать от посягательств других женихов.


- Я бы защитил! – вдруг с силой сказал он, и она даже слегка вздрогнула от неожиданности - вот как: этот молчун, кажется, начал оттаивать. – А кто  рисовал?


- Один мой знакомый художник... Ты умеешь рисовать?


- Не пробовал.


- А в школе? Разве у вас не было урока рисования? - спросила она и сразу почувствовала, как он снова весь подобрался, словно ежик.


Сразу отложил картину, поднялся из-за стола:


- Я пойду.


"А спасибо?" - хотела напомнить Дафна Романовна, но сейчас было важно совсем другое. Она спросила:


- Куда ж ты пойдешь?


Он опять не ответил, направляясь в сени.


Он уйдет бродить по холодным осенним улицам, а она еще долго будет вспоминать это несостоявшееся знакомство и подавлять в сердце непрошеное сожаление.


- А я думала, ты мне по хозяйству поможешь, - нашлась вдруг она.


Он замер на месте, не оборачиваясь и резко втянув голову в плечи, словно получил удар по голове.


- Не сегодня, конечно, - продолжала она, охваченная внезапным вдохновением и неизвестно откуда явившейся уверенностью в правильности своего шага. - Сегодня уже поздно. Знаешь, оставайся-ка ночевать, а завтра с утра займемся делом, хорошо? Сама-то я уже только посуду мыть горазда.


На этот раз он обернулся, и снова детские изумленные глаза поразили ее, отозвавшись теплым живым толчком где-то в солнечном сплетении.


- Я серьезно, - подтвердила она, взволнованная, словно азартный игрок, только что поставивший на карту все свое состояние.


Он присел на табуретку и, сцепив между колен руки, надолго уставился прямо перед собой. Собака подошла и легла рядом, глядя на хозяйку спокойными, все понимающими глазами. При виде этой пары Дафна даже усмехнулась от удовольствия.


“Мои мальчишки”, - мелькнула озорная мысль.

8. БАБЬИМ ЛЕТОМ БЕЗ БАБ

(одноактная пьеса с одним действием)


Действующие лица:

ГРИГОРИЧ - пессимистично настроенный господин лет 40.

СЕМЕНЫЧ - оптимистично настроенный господин того же возраста.


Действие происходит на озере, в лодке, за рыбной ловлей, в Карелии, куда друзья приехали на недельку отдохнуть от жен и наловить детям на зиму рыбы. Тихий теплый вечер, бабье лето.


СЕМЕНЫЧ (благодушно): И даже если не клюет, все равно кайф. Видишь, как тот склон балдежно освещен? Класс, да? Кругом сумрак, а там - как в огне. Я бы еще поставил сверху дуб с развилкой. Знаешь, чтобы казалось, будто это огромные ноги из земли торчат. А между этих ног сидит... русалка. Хотя нет, у русалки в самом интересном месте хвост. Ну ее к лешему, лучше дриада. Дриады, по-моему, без хвостов, а, Григорич? Представляешь? И тень от нее по всему склону...


ГРИГОРИЧ (посмеивается): Ну, Семеныч, тебе всегда нечто такое между ног причудится. Ты, наверно, даже когда гвозди в свой сарай на даче забиваешь, что-нибудь соблазнительное в этом находишь.


СЕМЕНЫЧ (с пафосом): О да, тут я даю полную волю своему воображению.


ГРИГОРИЧ: Береги лоб, Семеныч. Туда уже третий комар целится.


СЕМЕНЫЧ: Ах, разбойники! (хлопает себя по лбу) . Ты не понимаешь, Григорич... Или не желаешь понимать... Ну что может быть лучше женщины? Зачем еще жить на свете, как не ради нее?


ГРИГОРИЧ: У тебя сын, Семеныч. Вот и живи ради него. Какие тебе женщины?


СЕМЕНЫЧ: Что значит "какие"! (чешет подмышкой). Вот мошенники, и туда залезли.


ГРИГОРИЧ (не глядя): Они куда хочешь залезут. Последнее исподнее снимут, из дому выгонят. И ты же виноват будешь.


СЕМЕНЫЧ: У сына, как бы я ни любил его, своя жизнь... И лет через десять я его только и видел. А за женщину... жизнь можно отдать. Я бы каждое желание ее исполнял, пальчики бы на ногах целовал.


ГРИГОРИЧ: Женщина, Семеныч, хороша только издали. И пока молчит. И ты такое свойство женщин сам прекрасно знаешь. И по-моему можно уже перестать водить самого себя за нос.


СЕМЕНЫЧ: Мне иногда кажется, что ты нарочно напускаешь на себя цинизм.


ГРИГОРИЧ: Это не цинизм, Семеныч. Это жизнь. И дамы об нас точно такого же мнения, поверь мне. С той только разницей, что им от нас всегда есть что поиметь. А нам от них - полная труба. И чем скорее ты разуешь глаза, чтобы это понять, тем лучше.

СЕМЕНЫЧ: Клюет! Ай, стервец. Да тяни же, шут тебя побери! Спишь, что ли! Дай я! Пусти, говорю!

ГРИГОРИЧ: Не суетись, Семеныч, лодку опрокинешь.

СЕМЕНЫЧ: А ну тебя на фиг, ей-Богу! С тобой свяжешься – греха не оберешься. Говорил же, дай я туда сяду! Нет, сам всегда лезет...

ГРИГОРИЧ (как ни в чем не бывало): Так что, такой дамы, Семеныч, которой бы тебе долго хотелось пальчики целовать, на свете нет. Будь доволен тем, что не возникает желания по физиономии ей нахлопать. Значит, какая-то гармония в отношениях тоже есть. Опять же – детям она нужна. Значит, польза от нее тоже есть – и немаловажная. Если уж ничего другого ты в ней не находишь.

СЕМЕНЫЧ: Не упрощай, Григорич. А секс? Я за свои сорок лет ничего лучшего на земле не встречал. Даже в творчестве нет такого полета.

ГРИГОРИЧ: Это самообман. Но, я согласен, самообман очень стойкий. Вместо того, чтобы заняться делом, приходится ломать голову еще и над этим... И ведь прекрасно отдаешь себе отчет в том, насколько это не стоит затрат твоих эмоций, времени, знаешь, что все окажется даже еще мельче и гнуснее, а все равно тебя подмывает. Вот что я в себе больше всего ненавижу. Эту зависимость от собственной плоти. Лезешь, как семенной бык на ведро,  намазанное коровьим секретом... Вот тебе скелет того, чему ты тщишься придать возвышенный вид.

СЕМЕНЫЧ: А на фиг мне скелет, Григорич? Я когда люблю, могу горы свернуть. У меня работоспособность знаешь какая появляется! И я всех людей в такое время люблю. Только тогда я и способен понять, что такое любовь к ближним. Я даже в Бога верить начинаю.

ГРИГОРИЧ (медленно поднимает руку и хватает на лету муху): В этом, Семеныч, ничего удивительного нет. Все равно как водки выпьешь – и весь мир хорошим кажется. А потом протрезвеешь и видишь, сколько дров наломал. Хорошо еще, если в участок не забрали.

СЕМЕНЫЧ: Сравнивать с чем угодно можно. Я, к примеру, скажу: горький, как миндаль. А ты скажешь – горький, как моча. И оба будем правы – и то и то горькое. Кто как понимает, так и видит. Если ты видишь скелет, то и смотри на него. Но мне тебя жаль.

ГРИГОРИЧ: Секс – удел женщин. Они всю жизнь в нем вязнут, как мухи в варенье. Но ты-то, Семеныч, - человек. Зачем ты-то лезешь в то же самое варенье и радуешься, что достиг самого лучшего!

СЕМЕНЫЧ: А знаешь, тест такой есть американский. Вот скажи, что бы ты выбрал: самое большое или самое маленькое? Не важно, что именно.

ГРИГОРИЧ: Самое маленькое.

СЕМЕНЫЧ: Ну вот, ты и выбрал самое маленькое.

ГРИГОРИЧ: Видишь ли, Семеныч... (смахивает с носа комара)

СЕМЕНЫЧ: Клюет! Пес его побери! Давай-давай... Ого, каков подлец! За тобой уха, Григорич. (не замечая, что на носу хищно сидит комар и пьет кровь).

30 августа 1994г.

9. НОЖНИЦЫ В ТЕМНОТЕ

Таисия Петровна наскоро позавтракала и поспешила за компьютер. Сроки поджимали. Перевод английского романа надо закончить уже на этой неделе. Но не прошло и часа, как раздался робкий звонок в дверь. Тяжело ступая больными ногами, Таисия Петровна вышла в прихожую.


В первый момент она даже не узнала дочку Антонины с верхнего этажа. С кровоточащей ссадиной на лбу, с расцарапанной шеей, с разлохмаченной косой на правом плече и с короткими вихрами вместо другой косы, Светка являла собой пугающее зрелище. Таисия Петровна поспешно втащила девчонку в квартиру, чтобы та не стояла босыми ногами на каменном полу подъезда.


Светка казалась подростком лет четырнадцати, хотя на самом деле ей уже исполнилось двадцать. Маленькая и худенькая, она ничем не напоминала ту пухлую синеглазую куклу, которая приходила когда-то к Таисии Петровне заниматься английским языком. Отец и мать девочки работали по ядерной физике и наперебой писали диссертации. Ребенок в их распорядок дня просто не вписывался, и они радовались, что Таисия Петровна никогда не отказывалась пообщаться со Светкой. Но внезапно все переменилось. Антонина сказала, что взяла надомную работу и сама будет заниматься дочерью. С тех пор она не отпускала Свету от себя. Даже в магазин мать и дочь шли вместе - высокая толстая мамаша и покорный бледненький ребенок. Отец тоже был на редкость нелюдимым, и оставалось неясным, живет ли он вообще с ними. Прошли годы, Светлана закончила восьмилетку и стала работать. Всегда одна, всегда незаметная, словно мышка, она проскальзывала к себе на верхний этаж и исчезала. Антонина стала часто появляться у помоек, как-то нездорово располневшая, неряшливо одетая, с каким-то хламом в сумке.


Таисия Петровна велела девочке надеть тапки и набросить плед на голые плечи, как-никак осень на дворе.


- Что с тобой случилось, Света?


- У меня мать - сумасшедшая, - послышался горький ответ.


- Что же она сделала?


Светлана вскинула голову, и в глазах у нее сверкнула ненависть:


- Она ударила меня по лбу молотком!


- Как ударила! - ахнула старушка и сжала ладонями щеки.


- Я проснулась сегодня ночью и увидела, что она стоит надо мной в темноте и молчит. И лязгает чем-то железным. Я пригляделась - а в руке у нее ножницы, ими она и лязгает, как заведенная. А в другой руке - моя отрезанная коса. У меня аж горло перехватило, ноги отнялись. Не помню, как выскочила из постели и убежала в ванную. А она ловила меня руками, будто слепая. А потом она выломала задвижку и тут я увидела, что в руке у нее молоток! Я завизжала ужасно, зажмурилась и закрыла руками голову. Я видела, как она замахнулась.


- Ложись-ка, дорогая, на эту подушку, - дрожащим голосом произнесла Таисия Петровна. - У тебя может быть сотрясение мозга. А я сейчас вызову “скорую помощь”.


- Нет! Не надо “скорую”! Она прикинется нормальной, а когда они уедут - убьет меня. Она думает, что мы с папой только и мечтаем отправить ее в психушку.


- А разве папа никогда не вызывал ей врача?


- Он говорит, что и так пройдет. Он не любит, когда я пристаю к нему. Он доктор наук. У него всегда командировки и симпозиумы.


- А давно твоя мама... такая?


- Я еще маленькая была. Она думает, что ее сглазили, и все время рвет бумажки. Книги все порвала, свои журналы тоже. Тетрадки мои рвала. Папа, когда уезжает, запирает свою комнату. Но она много раз ломала замок и все его бумаги изничтожила. Она думает, на них колдовское заклинание против нее написано.


- А он что?


- Ничего. Замок вставит и опять уезжает.


- Он тебя любит?


Вопрос Таисии Петровны взволновал девушку. Она даже приподняла голову с подушки, но, поморщившись, легла опять:


- Голова болит. - Помолчала, глядя вперед большими неподвижными глазами. - Не знаю. Любит наверно.


- Лежи-лежи, детка. А зачем же она волосы тебе отрезала?


- Боится, что я замуж выйду и ее брошу. Вот и хочет, чтобы я пугалом ходила, никто бы на меня внимания не обращал. Юбку мне порвала еще давно. А волосы мои ее просто из себя выводят. Я уж и так их в косы заплетаю и платком завязываю, когда дома. И ножницы прячу.


- Видно, мама у тебя очень больна, - печально сказала Таисия Петровна. - Если бы ее сразу положили в больницу, она бы давно поправилась. Больше медлить нельзя, она просто умрет. Не беспокойся, дома ее не оставят. Врач сразу поймет серьезность положения. А когда она вернется, только благодарна будет, что ее подлечили.


- Хорошо бы она вообще никогда не вернулась!


Таисия Петровна вызвала “скорую помощь”. Последняя фраза Светланы поразила ее - столько ненависти в ней прозвучало. А может девчонка плетет? Хочет избавиться от больной матери, вот и наговаривает?


- Полежи-ка, милая, спокойно, а я пойду схожу к твоей маме.


С трудом переставляя больные ноги по ступенькам, Таисия Петровна поднялась на верхний этаж и позвонила. Антонина открыла сразу, словно стояла у двери. Вид у нее был самый обычный, если только можно назвать обычным большое грузное тело, заслонившее весь дверной проем.


- А, Таисия Петровна! - сердечно произнесла она. - Чем обязаны?


- Ваша Света прибежала ко мне босая, с синяком на лбу...


- Ой! - Лицо Антонины стало страдальческим. - Ну что мне с ней делать, дорогая Таисия Петровна! Опять не ночевала дома сегодня. Может, она вам сказала, где ее так разукрасили? Я было подступилась с вопросами, так она к вам поскакала, бесстыдница! Скажите, чтобы немедленно шла домой.


Она закрыла дверь, а Таисия Петровна совсем растерялась. Кто же плетет - мать или дочь? Трудно поверить, что нормальный мужчина станет так долго терпеть сумасшедшую жену, ничего не предпринимая. И разве может отец быть до такой степени равнодушным к судьбе дочери! Но вспомнив про “скорую помощь”, Таисия Петровна поспешила к себе – может, уже подъехали.


Осунувшееся лицо девочки на диване вызвало в ней острую жалость.


- Ты не ночуешь дома, Света?


- А разве с ней можно ночевать? Я работаю уборщицей в ночном кафе.


Таисия Петровна взглянула на загрубевшие маленькие руки, и на глаза ей навернулись слезы. Но сомнения не отпускали. Не напрасно ли она вмешалась в эту историю? Может, Антонине совсем не нужно “скорой помощи”? Но девочку-то, по крайней мере, следует показать врачу.


За окном послышался скрип тормозов. В подъезд вошли два рослых санитара - мужчина и женщина. За ними поднялся врач. Санитары немедленно ринулись в комнату, но Таисия Петровна торопливо заговорила:


- Нет, это не здесь. Девочка просто пострадавшая. Это наверху.


Света поднялась с дивана, и все пятеро направились вверх по лестнице.


- Света, ты? - раздался из квартиры уверенный голос Антонины.


Дверь приоткрылась, но в следующее же мгновение сумасшедшая навалилась на нее изнутри всей тяжестью. Однако санитар успел поставить за порог свой твердый ботинок. Светлану оттеснили в сторону и вдвоем налегли на дверь. Она затрещала, готовая сорваться с петель, но постепенно подавалась, обнаруживая неприглядное пространство внутри - ободранные обои, лампочка без плафона. Дверь распахнулась с силой взрыва. От сотрясения со стены сорвалось большое зеркало, но осколки не успели задеть прокатившийся мимо бешеный клубок сцепившихся тел - настолько быстро это произошло. Возня продолжалась недолго. Больную скрутили и посадили на тахту между двумя санитарами. Врач закрыл за собой дверь в комнату.


Света и Таисия Петровна стояли на пороге, судорожно обнявшись, и беззвучно рыдали обе. Прихожая была завалена пакетами с порванной бумагой и растерзанными обложками книг. Больше никаких вещей там не было.


Из комнаты послышались вопросы врача и спокойный, даже приветливый голос отвечающей Антонины.


- Она прикинулась нормальной! - в отчаянии вскричала Светлана и бросилась в комнату. - Не верьте ей! Она нарочно так тихо говорит!


Врач вывел девушку в прихожую и ласково объяснил:


- Не надо кричать, маленькая, мы все понимаем. Мама заболела, и мы заберем ее в больницу. А тебе надо сейчас же лечь в постель, у тебя травма головы. 


Скоро Антонину увели. Таисия Петровна тихо плакала, глядя, как та угрюмо прошествовала мимо со связанными за спиной руками.


- Не плачьте, Таисия Петровна, не плачьте, - тонким голоском сказала Света и погладила ее по щеке, словно маленькая девочка. Глаза у нее улыбались сквозь слезы.


А потом они долго пили чай вдвоем, как когда-то давным-давно. Гостья полулежала на диване, а хозяйка сидела рядом, накрыв на табуретке маленький стол.


- На работу тебе не надо больше ходить, дорогая, - твердо сказала Таисия Петровна. - Я тебе другую работу дам. Знаешь, какую? Ты будешь переводить романы с английского языка.


- Кто, я?!


- Конечно. Помнишь, как мы с тобой занимались? У тебя прекрасные способности к русскому языку.


- Но я же еле-еле школу кончила! Мне тройки просто так поставили.


- Школа здесь ни при чем. Я сама буду тебя учить. Ты будешь отличным переводчиком. А сейчас тебе надо поспать, а я должна поработать за компьютером.


Через полгода Антонина вернулась – тихая и безразличная ко всему на свете. Она с улыбкой выслушала планы Таисии Петровны насчет дочери, но, видимо, тут же о них позабыла. Светлана устроила ее на прежнем месте, а сама открыла комнату отца.


А еще через полтора года в издательстве “Правда” вышла английская детская книжка, на титуле которой стояли фамилии двух переводчиков: Таисии Петровны и Светланы.

Москва 2001г.

10. ПАПИН СЫН ЛЕВ

Мама никогда ни словом не упрекнула меня, что я так редко приезжаю и еще реже звоню. Она только осторожно просила, стараясь скрыть мольбу в голосе. Но я все равно сердилась на нее за это. Нас всегда раздражают заботы тех, кто нам сейчас не нужен. Благодарность - состояние только любящей души.

“Разве я не люблю маму?”

Я любила. Но в тот год я ушла строить свою судьбу и не допускала ни помощников, ни свидетелей. К тому же на моей табуретке в кухне восседал теперь Сорви-Башка - невыносимое существо мужского пола, похитившее мою сестру – Елену Прекрасную.

“Налетел, как Змей Горыныч, еле полгода выждали после папиной смерти”, - негодовала я.

Лена объяснила, что фамилия его произошла вовсе не от слова “башка”, как мы полагали раньше, а от “божок” - Божков.

“Понятно, - с горечью думала я, - перешел в более ценное качество”.

Примириться с этим новым несчастием, постигшим семью, я решительно не могла.

“Вот ненормальная! Нашла ради кого пожертвовать жизнью и бросить родных!” – негодовала я, придумывая все новые и новые веские причины, доказывающие ужасную ошибку сестры.

Если говорить по совести, родных бросила я сама, когда, поступив в Университет, предпочла свободную жизнь и переселилась в общежитие. (Сорви-Башка тогда был не более, чем надоедливым приставалой). Сестра же продолжала жить с мамой и ухаживала за ней после папиной смерти, когда у той начался невроз. Но я в своем безоговорочном осуждении не замечала, что противоречу сама себе.

“Папа ни за что не позволил бы Ленке связаться с этим дураком! А мама промолчала. Я вон как орала, да что толку! Дождалась только, что вся родня вообразила, будто я завидую!”

Вспомнились тети-Зинины увещевания: “Не огорчайся, и тебе хороший жених попадется”, - и снова стало обидно. Эх! Никто никогда никого не понимает. Но, как говорил в подобных случаях мой отец, - бобик сдох, и тему эту я в семье уже никогда больше не поднимала. Хотя не страдать не могла.

С Сорви-Башкой у нас установился некий вооруженный нейтралитет. Мы никогда не обращались один к другому ни с каким словом и старались пореже оказываться в одном помещении. Я знала, почему он ненавидит меня – как-то разоткровенничался спьяну: он ревновал ко мне жену. Однажды он задал ей дурацкий вопрос: 

- А если бы я изменил тебе с Ольгой, ты бы поссорилась с ней? 

На это моя сестра спокойно ответила: 

- Если бы ты ей так понадобился, пускай берет. 

Обиду эту ему пришлось проглотить и перенести на меня. И как-то он признался в момент очередного зачумления мозгов:

- Ты теперь моя родственница, и мне придется всегда помогать тебе, чтобы угодить жене. Но ненавидеть я тебя буду всю мою жизнь!

Уткнувшись носом в разрисованное морозом окно электрички и завесившись волосами от посторонних глаз, я, как и всегда по дороге домой, предалась горестным размышлениям о “безвременной погибели” младшей сестры, всю жизнь бывшей моей неотторжимой частью, неоспоримой собственностью и незаменимым душевным обеспечением.

“Жена, тоже мне, выискалась! И когда ее угораздило так повзрослеть!”

Первые признаки Ленкиного повзросления появились довольно давно, неуклонно увеличиваясь в числе и значении. Сначала у нее появились свои, не общие со мной подруги и даже какой-то мальчишка. Все чаще стала она исчезать из дому, подолгу разговаривать по телефону о каких-то чужих людях и неведомых событиях. И еще у нее появилось новое увлечение - мамина швейная машинка. Все свободное от уроков и друзей время заполонило шитье. Самое высокое положение на ее книжной полке занимали теперь цветистые журналы мод и выкроек с нелепыми на мой взгляд названиями “Бурда” и “Урода”, а прежние мамины платья и старые папины пиджаки пошли “под нож”, повинуясь новым лекалам и мало-помалу преобразуясь в сверхъестественно модные наряды. Неугодные же юбки и кофточки постепенно перекочевывали в мой гардероб - так что и моего добра прибывало.

Ленка была самой первой в Мытищах, у кого появился брючный костюм. В то время выйти на улицу в брюках было равносильно тому, чтобы выйти в нижнем белье. А моя сестра ходила, весело отвечая на насмешки и порой очень злые выпады. Все это только раззадоривало ее - ведь насмешки были следствием восхищения и зависти.

Потом я заметила, что, одеваясь по утрам в нашей маленькой комнате, Ленка всегда отворачивается к стене, предоставляя мне наблюдать, как ее тонкие пальчики проворно застегивают под лопатками пряжку неизвестно когда появившегося лифчика. Она прячется от меня! В этом было что-то предательское. Я устроила небольшую сцену с обидчивыми обвинениями в неназванном преступлении, но сестра спокойно и чуть виновато молчала, продолжая поступать по-своему.

Однажды, проходя через соседний двор, я увидала, как Ленка играет в волейбол с какими-то парнями. Издали я не узнала ее в новом наряде: мини-юбочке и яркой безрукавке, - и с удовольствием следила за точными движениями стройной девушки с длинным конским хвостом, мечущимся, как у лошади в галопе. А потом, пораженная узнаванием, поспешила уйти, не желая стать поводом для сравнений. Сразу вспомнился давний диалог, не раз слышанный в раннем детстве: “Тебе кто больше нравится: - “Олечка или Леночка?” - “Мне Леночка” - “И мне тоже”. Это всегда было для меня в порядке вещей, незачем даже искать подтверждений - сама жизнь предоставляла их.

Нет, сестре я никогда не завидовала. Наоборот, какое счастье, что у папы с мамой есть хотя бы это утешение - хоть одна дочь удалась на славу. И мне теперь можно безо всяких угрызений совести быть и не такой уж хорошей. А разных “ничтожеств”, которые считают меня очкариком, я высокомерно старалась не замечать. Это было тем легче, что стоило снять очки, как неприятные лица исчезали, а неприятные слова начинали относиться к кому-то другому.

“Соперничать с кем-то из них  так же бессмысленно, как соревноваться с курицей на лучшее яйцо”, - повторяла я полюбившуюся фразу из какой-то книжки.

Я свято верила, что на свете есть люди, похожие на меня, и я найду их. Пускай Ленка забирает себе этих, у меня свой путь, который ни в коей точке не перехлестнется с ее.

Поэтому было ничуть не обидно, когда незнакомые мальчишки в школе подходили ко мне и таинственно сообщали: “Передай своей сестре, что я в нее влюбился”. Зная по собственному опыту, что от мальчишек ничего хорошего не дождешься, я подозревала здесь подвох и старалась поскорее забыть о нем. К тому же мы с Ленкой стеснялись разговаривать о таких вещах.

“И надо же было случиться, что эта дура выбрала самого невероятного изо всех!”

Я даже застонала от охватившей меня досады и с гневом обвела глазами ничего не подозревающих пассажиров в вагоне. Сидевший напротив толстяк лет тридцати пяти поймал мой взгляд и с шутливой укоризной покачал головой: ай-яй-яй, какая злючка!

Я усмехнулась, правда, уже снова в окно. Я так любила эти случайные встречи с неизвестными глазами - чаще мужчин, а иногда и женщин - в толпе, в автобусе, в магазине. Я была так благодарна им, что они заметили меня среди сотни лиц и словно участливо спрашивают: кто ты? Наверно в этих глазах бывали самые разные чувства и скорее всего равнодушие, но в такие тонкости я не вникала. Все это были мои тайные единомышленники и немножко, совсем немножко - любимые. В ответ я страшно стеснялась, ярко краснея и изо всех сил пытаясь подавить улыбку.

Когда я поднялась к выходу, то заметила, что тот толстяк тоже выходит в Тайнинке. А на платформе у меня за спиной внезапно раздался его глубокий, чуть плывущий, как испорченная магнитофонная запись, голос:

- Прошу прощения, мисс. Вы знакомы с этими местами?

- Да. - Я остановилась и обернулась.

- Как попасть на улицу Свободы?

- Это надо через мост, потом вон через те дачи. Я вам покажу, я тоже туда иду.

- Даже так? Весьма признателен.

Что-то в его голосе было неприятным, хотя идти с ним рядом было лестно - такой большой и такой взрослый. Одет он был очень хорошо, даже при галстуке, который виднелся из отложного ворота элегантного нового пальто. Жесткие черные кудри прикрывала дорогая котиковая шапка “пирожком”. Он был высок ростом и огромен, с красным одутловатым лицом, еще больше раскрасневшимся на морозе. Он был бы похож на Пьера Безухова, если бы не эти неприятные интонации в голосе, которых я не понимала, но которые обличали давнего пьяницу, находящегося в своем привычном состоянии. Впрочем, разговор он вел остроумно и заинтриговывающе, закидывая меня шутливыми вопросами. Я с удовольствием отвечала.

- Так ты москвичка или нет? - изображая недоумение, спросил он.

Его модельные ботинки без единой замятинки мерно поскрипывали по утоптанной снежной дорожке, ведущей мимо уютных деревянных дач с резными террасками. Солнце рассыпало по сугробам разноцветные искры, слепило глаза. Кругом не было ни души, только воробышки перепрыгивали по кустам и заборам. И каждое слово, которое я произносила, было украшено кудрявым облачком пара:

- Нет, я живу здесь, в Мытищах. Вернее, жила, пока не ушла в студенческое общежитие.

- А москвичкой, значит, быть не хочешь?

- Зачем! - Я самолюбиво повела плечами, устремив нарочито безразличный взгляд к вершинам особенно белых от мороза берез.

- Тебе что, нравится, если в Москве все будут коситься на тебя, как на провинциалку?

- Какая мне разница! - с еще большим вызовом ответила я, и вдвойне стремительное облачко пара сорвалось  с губ на последнем слове.

- Да врешь же! - неожиданно вскричал он, словно мальчишка. - Скажи: нет, не хочешь! Ты хочешь быть красивой. А если так, то знаешь что? - Он остановился, преградив мне дорогу и убедительно глядя в лицо. - Сними, говорю тебе, это пальто, прямо сейчас, и брось! Слышишь, брось вон туда, за куст. Или нет, оставь здесь, при дороге. Местная бабка Нюра себе возьмет.

- Ну да... холодно, - растерянно промямлила я, отступая в снег от его напора.

- А на, возьми пока что мой свитер. Он большой, добежишь. Потом занесешь. Только сегодня же, лады? Я в гости еду, может, к вечеру назад... Ты далеко от улицы Свободы живешь? У меня дом... - он снял замшевую перчатку и, сунув руку в карман пальто, которое уже успел расстегнуть, достал листок бумаги, - семь дробь пятнадцать. Знаешь, где это?

- Да, - обрадовалась я такому совпадению, хотя и не думала снимать пальто и облачаться в его свитер. - Это как раз мой дом.

- Ну и лады. А пальто снимай! Я сказал.

Отпрянув от его веско рубанувшей воздух руки, я свернула в узкий переулок, где тропинка позволяла идти только гуськом.

- Ну на, хочешь, денег дам на другое? - не унимался он, поспешая сзади. - У меня с собой рублей пятьдесят, больше нет. Какую-нибудь сотню-другую прибавишь - и знаешь, кем будешь? Я тебя еще в электричке заметил. Чуть сам не раздел. Такая, думаю, баба шикарная и черт знает что на плечах таскает. У тебя что, отец профессор?

- Почему? - слегка обернулась я.

- А кроме диссертации ничего не видит. Во, смотри, какой свитер-то.

Он сбросил прямо в снег у тропинки свое необъятное, как попона боевого слона, пальто и внезапно замер. Вся его хлопотливая деятельность вдруг утратила силу.

- А знаешь что? Бери пятьдесят рублей, запахивайся в свое дерьмо и беги домой, но только как-нибудь понезаметней, огородами, огородами. - Он поднял свое пальто и, встряхнув, принялся напяливать на могутные плечи. - А завтра поищи себе что-нибудь в местном сельпо, лады? А то мне без свитера как-то зябко будет... Так говоришь, в том же доме живешь? Может, и квартира та же? У меня... - он бросил застегивать пуговицу и снова полез за шпаргалкой, - сто девять.

- Да? - пораженно переспросила я и даже поскользнулась на мерзлой кочке.

Он поддержал меня под локоть.

- Что? Никак угадал? Шутишь, что ли? Так ты - Ольга, нет?

Он вдруг схватил меня за плечи и, развернув к себе, внимательно заглянул в лицо.

- Ба! Глаза-то его... К черту очки! А ведь ей-богу - его...

Он бесцеремонно стянул у меня с носа очки (эту абсолютную неприкосновенность!) и долго вглядывался в лицо своими глубокими карими глазами. За это время я успела разглядеть, что когда-то он был очень красив.

- У тебя отец летом умер?

- Да...

- А мать? У тебя мать - красивая? Отвечай! - вдруг заорал он своим трубным басом.

Я вздрогнула и застыла на месте. Но ситуация была настолько увлекательна и необычайна, что я и не помышляла о том, чтобы освободить плечи от его железной хватки. И только выжидающе смотрела ему в лицо.

- Ну? - настойчиво повторил он и слегка встряхнул меня. - Ладно, не отвечай. Сам знаю, что до ТОЙ ей далеко! Знаешь, о КОМ я говорю?

Он опустил руки и отвернулся, словно от боли.

Ошеломленная этим наскоком и странными намеками, я смотрела на него во все глаза. О ком он говорит? И при чем тут моя мама?

- А ты очень на него похожа... Ну, что не спрашиваешь, откуда я все знаю? - снова заорал он. - У меня ваше женское любопытство знаешь где уже сидит? Всю поднаготную повытянут... Я - брат твой, поняла? Единокровный. Лев, - рявкнул он. - В гости к вам еду, на поминки, на кой только черт мне это понадобилось.

Так вот, значит, какой у меня брат из той семьи. Мама говорила, он на коньячном заводе подрабатывал, когда в консерватории учился. И не уберегся - пить начал. А хороший был контрабасист, в Большом театре играл. На похороны отца не приехал, только денег прислал. А теперь в гости вздумал, раз в кои-то веки. Вообще-то у меня два брата по отцу. Но старший, Герман, человек положительный. Он и на похоронах был, и прежде в гости заглядывал. Со Львом они в вечном раздоре и взаимном отвращении.

Я ступила на мост через Яузу и, задумавшись, шла вперед, сталкивая варежкой по детской привычке пушистый валик с перил. Снег сыпался вниз искристой пеленой. За мостом начинался новый город. Он стоял чуть поодаль от реки, и все дома в нем были пятиэтажные. Никаких огородов и сельпо там в помине не было. Я оглянулась на Льва: не возьмет ли он свои слова обратно. Но он даже не смотрел на город, он смотрел на меня.

Внезапно он снова заступил мне дорогу и захватил пятернями плечи.

- Ну-ка... - помолчал, словно пытаясь проникнуть взглядом в мои сокровенные тайны, и вид его предвещал самые невероятные события. - Сгниешь, - жестко приговорил он наконец. - Все псу под хвост пойдет, как у него. На стишки и вздохи при луне. Порода у нас гнилая. Дерьмо.

Мы вошли во двор и были немедленно замечены вездесущей Лианой Диамидовной, как раз выходившей из подъезда с собачками в разноцветных купальниках.

- Гуляете? - ответила она мне на приветствие, окидывая оценивающим взглядом моего роскошного спутника. - Ну-ну.

- Выгуливаете? - подмигнул ей Лев и кивнул на собачек.

Те хором зарычали и залились истошным лаем.

Я кинулась в подъезд, чтобы не оглохнуть, и мигом взлетела на свой второй этаж. Очки тут же запотели, но было не до них. Мазнув по стеклам пальцами и безуспешно поискав в сумке ключ, заваленный другими, более важными вещами, я позвонила, а когда на пороге появилась мама, торжественно провозгласила пришествие небывалого гостя. Какая же это радость - принести удивительную весть!

- Доброго здоровьица, - загудел Лев, вваливаясь вслед за мной и обводя вокруг острым взглядом.

Затем ему предстояла нелегкая задача - раздеться в узкой и тесной прихожей нашей двухкомнатной хрущобы. Сначала под низким потолком головокружительно раскачался плафон, посыпались с вешалки шарфы и шапки, а потом вдруг угрожающе заколебались стены и двери в глубинах большого зеркала, в которое я по своему обыкновению вперилась сразу же по приходе.

- Тихо-тихо, - испугалась мама, - зеркало сшибешь. Размахался.

Сорви-Башка радостно потирал руки.

- Ну, хоть есть с кем выпить, - разухмылялся он. - А то мои женщины не пьют, а мать из деревни самогонки давеча привезла. Пропадает!

- Самогонка? Попробуем-попробуем, - сказал Лев, подозрительно разглядывая Сорви-Башку. - А ты кто здесь такой?

- Это Саша, Ленин муж, - примирительно ответила мама, уловив в вопросе издевку.

- Ленин? - грозно повторил Лев и уперся в мою сестру долгим пронизывающим взором.

Она стояла вполоборота в дальнем конце комнаты и смотрела на него спокойно и отчужденно.

- Мое почтение, миссис, - пробормотал он наконец и, словно нехотя, изобразил ей легкий поклон.

Затем взгляд его упал на мою ласковую маленькую маму. Он сразу оживился, вновь обретя рыкающие ноты:

- А, Клавдия Григорьевна! Здравствуй-здравствуй, притча ты наша во языцех, анафема неизбывная, камень ты наш преткновения! А ведь я тебя вдовой когда-то сделать хотел, вот дурило-то был, а?

- Ну, будет, будет! Не болтай-ка чепухи, - совсем как родному, строго сказала мама.

 И откуда только она его знает!

- Да, возраста ты уже... преклонного, - будто в раздумье произнес он.

- Зато характера непреклонного, - как-то по-молодому задорно парировала мама, и глаза у нее вдруг стали ярко-синие, словно солнечное небо за окном.

- Эх, молодец, Клавочка! - с удовольствием ответил Лев и, подхватив ее руку, поцеловал пахнущие луком и пряностями пальцы.

Сорви-Башка предвкушал веселую попойку. От него, знающего толк в таких делах, не укрылось испитое лицо Льва и его привычное хмельное возбуждение. Он сам нарезал “огурчиков и селедочки” и звал гостя “отведать”.

- Почему ты на похороны-то не приехал? - спросила мама, снимая фартук и усаживаясь за стол против Льва.

- А разве супруга не объяснила по телефону, что я был болен?

- Объяснить-то объяснила, но по такому случаю мог бы и поправиться.

- Мог бы. Но не смог. - Он поднял рюмку и сказал: - Отец умер для меня давно, тому уж почти двадцать два года. Я вычеркнул его из памяти. Хотя вычеркнуть не мог. Вам не понять, что такое, когда нет... отца. И тебе, Клавочка, не понять, хоть ты и выросла в детдоме. И никому не понять! А я прожил без него всю человеческую часть своей жизни. И прожил не скорбя. И плевать я всегда хотел, где он и что с ним. А вот узнал, что он умер и... За отца.

Мужчины выпили и затеяли беседу. Вернее, затеял Сорви-Башка. Он старался изо всех сил угодить важному гостю, чуя возможность большого политического разговора и острых политических анекдотов. Он даже сам рассказал один или два, чтобы вызвать Льва. Но тот только пил и отвечал на вопросы контрвопросами, направленными на выяснение, кто есть Сорви-Башка. Впрочем, свое мнение он составил уже в прихожей. И теперь все менее стеснялся в изъявлении неприязни и даже прямой вражды. Он уже обозвал Сорви-Башку партийной сволочью, хотя не знал, что тот член партии, недочеловеком и боекомплектом для пушки. Мама несколько раз пыталась унять распалявшегося Льва, но самогонка не знает удержу.

Подав все необходимое к ужину, мама поспешила покинуть нелюбезное застолье и, взяв вязание, села в комнате рядом с Леной, которая тем временем рисовала под яркой конторской лампой географическую карту к курсовой работе. В кухню, где шел прием гостя, моя сестра ни разу даже не заглянула.

И только я, изнемогая от бушующих эмоций, осталась ловить каждое слово развертывающегося поединка. Я видела, что Лев отчаянно рискует, ведь Сорви-Башка силен, как горилла, и в случае чего не посмотрит, что лев - царь зверей. Но, с другой стороны, единокровный братец заслужил, конечно, хорошего кулака в морду за свои оскорбления. Я даже с новым чувством уважения глядела на Сорви-Башку, бледного от возбуждения, однако же отвечавшего тихо и вежливо:

- Боекомплект - это точно. Куда поставят, там и стрелять буду. Армия - она самое главное в государстве. Она из мамкиных сынков мужиков делает. Вот ты, наверно, в армии не был, так оно и видно. Как баба расползся. А в армии человеком бы стал. Там сопливых не терпят. Знаешь, как мы там одного подонка к порядку приучали, который у своих же товарищей сахар крал? Сначала сказали старшине: вечером к нам не заходи, у нас разговор к одному гаду имеется. А как вечер - раздели его догола, на стол уложили и каждый по разу вдарил его пряжкой от ремня, чтоб звезда в задницу впечаталась. А кто отказывался товарищей поддержать - тому тоже влетело.

- И ты бил? - дрожа и подпрыгивая на табуретке, спросила я, хотя старалась никогда в жизни не обращаться к нему.

- А как же, - глядя только на Льва, ответил он. - В армии все заодно, иначе труба... А потом, в бане, все нормально моются, а этот - в трусах. Мы с него трусы-то стащили - пусть все видят его звездную задницу, нечего перед товарищами скрываться. Нагадил - значит, отвечай по-честному. И ведь мало мы его проучили! Такая сволочь, все-таки опять навредил своим, ухитрился. Утром один чувак в уборную пошел - а он там висит, на притолоке. Солоно нам пришлось потом это дело расхлебывать...

- Ты обязан сейчас же, сию же секунду поднять свою задницу и идти искать мать этого человека, встать перед ней на колени и просить прощения, говно, - гулким, словно в пустоту голосом отчеканил Лев. И вдруг разразился неистовым, уши истязающим матом, сквозь который прорывались и человеческие фразы, но такие!..

- В коммунисты пролез, говно! Идеологию толкаешь?

- Ты и сам бы полез, если б пустили. Кому охота в жизни на задворках просидеть? - безо всякого вызова отвечал Сорви-Башка.

- Это вы, палачи, били и стреляли, по тюрьмам гноили! - ревел его противник, как Иерихонская труба.

- Посмотрел бы я, как бы ты отказался стрелять, если приказ. Вы тут на гражданке думаете, что выбирать дают, кого стрелять, кого не стрелять.

Как ни переживала я за исход беседы, а мата выдержать невозможно. Всякая мысль тонет в нем, словно в выгребной яме. Я ушла спать в дальнюю комнату.

Меня разбудили крики и шум потасовки.

- Куда ты поедешь! Ночь на дворе, транспорт не ходит, - умоляла мама.

- Поеду! - пьяным голосом орал Сорви-Башка. - Я с этим подонком под одной крышей не останусь! Выгнать его я права не имею. Ваш гость, вы с ним и разбирайтесь. А моей ноги тут не будет, пока он здесь! Или я за себя не отвечаю.

- Что, не нравится правда-то? - торжествовал Лев.

И тогда Сорви-Башка сделал выпад. Удар был великолепен, удар хорошо обученного человека, удар не только рукой, но всем корпусом. Лев закрыл лицо ладонями. Из-под пальцев хлынула кровь. Потоком.

Сорви-Башка ушел на улицу, оглушительно хлопнув дверью.

- Саша, шапку забыл, - крикнула мама.

- Набалдашник надень, замерзнешь. На б-балду свою… - проворчал Лев, вытирая сыворотку.

В это время его собственный “набалдашник” скатился с вешалки, потому что Лена выхватила из-под него свой шарф. Торопливо одевшись, она побежала вслед мужу. Я водрузила на прежнее место котиковый “пирожок”, вытерла лужу крови на полу и на притолоке. На обоях и циновке осталось несколько предательских пятен. Мама уложила раненого Льва в постель, еле уговорив раздеться. Рубашку и галстук ей пришлось застирывать.

Я присела неподалеку, ожидая новых выходок этого странного человека. Но на сегодня спектакль был окончен. Вернулась сестра и сказала, что доблестный Сорви-Башка отбыл до завтра в общежитие.

- Ольга,  завтра никуда не уходи, разговор есть, - сказал Лев из-под тряпки на носу. - Сегодня хотел поговорить, из-за этого и ехал, но этот мму... козел все изговнял.

Лена промолчала и ушла в кухню. С момента приезда братца она не сказала ему ни одного слова.

Ночью Лев дал еще один концерт. Его разбитый нос грохотал с такой силой, что тряслась вся квартира. Мама пыталась разбудить его, но тщетно. Огромное размякшее тело намертво заклинилось между ручками кресла-кровати, и только беспощадный львиный рык из носоглотки свидетельствовал о том, что это не мертвец.

Утро прошло без происшествий. Лев был вял и болен. Нос распух, но на его одутловатом и красном лице такое состояние носа казалось вполне уместным.

Мама с Леной занялись хозяйством, а единокровный братец позвал меня в маленькую комнату и прикрыл плотно дверь.

- Покажи отцовы фотографии, есть у тебя? - попросил он.

Я принесла старый мамин альбом (после отъезда Льва в нем обнаружилась пропажа нескольких важных фотографий, но я была слишком доверчива, чтобы предвидеть это). Каждая левая страница в альбоме - мамина, а каждая правая - папина. Лев смотрел только направо. Постепенно он оживлялся, приходя в свое обычное состояние. Женские лица, наклеенные маминой рукой, вызывали во мне воспоминания о том, что рассказывал о них отец. Лев рассматривал их с большим вниманием. Долго смотрел на ту, о которой я знала больше всего: она прокусила отцу ухо, когда они были в ресторане, из мести, так что на всю жизнь остался шрам.

- Ну и падла! - восхищенно сказал о ней Лев.

Он перевернул страницу и замер.

- А это ОНА! - хрипло произнес он.

- Кто?

- Не знаешь разве? Мать моя, Фаина... Она... рак у нее был, - он вдруг всхлипнул, и я изумленно засекла слезу на его дряблой щеке.

Несколько мгновений он молчал, глядя в окно двумя непролившимися слезами. Вынув платок, утерся, бережно коснувшись носа.

- А это я, у нее на коленях, - ласково сказал он. - Что ж, ты эту фотографию не видела, что ли?

- Видела. Но ты здесь совсем маленький, не похож.

- Значит, про мать мою не говорил он тебе?

- Не помню.

- Не говорил, значит. Вычеркнул из памяти. А ведь это он был причиной ее смерти, он!.. Но я... я любил его, как идиот, - и он откровенно заплакал.

“Пьян, что ли?” - мелькнула тревожная мысль, ибо что-то в этих слезах было гротескным, не вызывающим сочувствия.

Но ощущение страшного оскорбления, нанесенного той женщине им, моим отцом, человеком безупречным и недосягаемо прекрасным, было так ново и так неправедно, что я поспешила предостеречь себя: разве я столько знаю о нем, чтобы судить?

- Ты понимаешь, кем он на самом деле был, твой отец? - Он выжидающе взглянул на меня, словно лев перед прыжком.

- Н-нет, - боязливо ответила я и оглянулась на дверь - может, сбежать, пока он не сказал какую-нибудь гадость? Но стремительное желание тайны уже приковало меня к месту.

- Он был... подлец! Па- а- длец! - он вдруг хватил кулаком по столу, так что большой тяжелый альбом подскочил на месте, и в голосе его прорвались уже знакомые раскаты надвигающегося рыдания. - Он... Он моей матери... Он, знаешь...

Последовавшие за сим обильные слезы и вопли вызвали у меня презрение и недоверие.

- Не хочу я ничего знать! - разгневанно заявила я, вскакивая на ноги.

- Стой! Я сказал. Она, знаешь, кем была? Хирургом. У нее и инструменты при себе были, и все, что требуется. Знаешь, что она могла бы с ним сделать? Знаешь?

- Н-нет...

- Но она этого не сделала! Понятно? - в голосе его сверкнуло какое-то неуместное восхищение.

- Нет, не понятно. Что не сделала?

- А вот то... Про “Дело врачей” слышала? - он помолчал, в упор уставившись на меня своими насмешливыми инквизиторскими глазами. - Тридцать лет ему все с рук сходило, а за врачей вот взялся - и ку-ку. Всенародный траур... Я сам на похоронах был. Сапога лишился, когда из толпы на фонарь подтягивался… Слушай, сходи, не поленись: там под столом бидончик недопитый, тащи сюда. Только без широкого оповещения, лады?

- Где? В кухне?

- В гостиной, в гостиной. Ну давай, давай, по-пластунски, с перебежками.

Он хлебнул из бидона и снова уставился на фотографию своей матери с двумя малышами у каждого плеча.

- А когда она умирала - от рака, ясно тебе? - она звала его проститься. Я сам ему звонил. А он не пришел! Она так мучилась, а он не пришел! Он не ползал перед ней на коленях! - взвизгнул он, снова грохнув по столу кулаком, и все лицо его потемнело от ненависти.

Я в ужасе выскочила за дверь. Ведь он мог сказать то, что нельзя! Он уже сказал то, что нельзя!

- Оль! Ольга, не дури! Я тебе все скажу, ты поймешь. Иди сюда, говорю.

Вся дрожа, я стояла у закрытой двери. Нет, таких тайн мне не надо. Во всяком случае не от него. От него словно исходило ядовитое испарение, он весь истерзан этим ядом и заражает все вокруг себя. Я чувствовала к нему растущее отвращение. Однако, вошла, села рядом, готовая вновь сбежать при малейшей опасности. 

- А как ты сама полагаешь, что за человек был твой отец? - осторожно начал он.

- Он был необыкновенным человеком, моим началом, - гордо ответила я.

- Началом чего? - усмехнулся он на мою патетику.

- Всего, что во мне есть и будет. Я ничего не хочу знать, кроме того, что он сам рассказывал мне о себе. У него было много женщин, но он ни одну из них не оскорбил и не бросил. Это они поступали с ним подло, а потом мстили, когда он их не прощал. А первая его любовь умерла от тифа. Ты даже не представляешь, как он уважал женщин! Господи, да ни одна из женщин так высоко себя не ставит, как почитал их он. Как настоящий поэт. Потому что он был истинный поэт, по образу жизни. Он ни на кого не держал зла. Он простил даже ту красавицу Элину, которую любил самой сильной любовью, а она подстроила ему подлость, от которой он чуть не сел в тюрьму. Хотя любить ее он перестал. Заставил себя отрезать - и все тут. И за это она так ему...

- А ты уверена, что все это не бред поэта?

- У меня доказательством его ежедневные слова, поступки, обращение с мамой, с нами. Он же работал ночами, чтобы у нас все было! Хотя ему было уже за пятьдесят… Мне плевать, какие ошибки получились у него в жизни и как они выглядят в свете советской морали. Он был благородный человек!

- А моя мать?! - завизжал снова он.

- Не знаю. Тут какая-то тайна. Я не хочу ее распутывать. Мне не нужны доказательства. Что я хочу знать, то я знаю. Остальное - вранье!

- Он же растратил себя на дерьмо! Ведь с его умом и образованием он мог вас как королев содержать. А он довел вас до нищеты.

- Он не продавался и не кланялся.

- На кой черт он писал эти стихи, за которые никто ему гроша медного не дал и не даст? Всю жизнь псу под хвост! А на кого, скажи ты мне, он променял свою жену? Ты понимаешь, что такое твоя мать по сравнению с ЕГО ЖЕНОЙ?

Не дожидаясь ответа, он втолкнул меня в чулан и закрыл дверь. Я стояла в полной темноте и затхлом воздухе, в полном ошеломлении.

- Понятно тебе? - он распахнул дверь. - Я всю их историю знаю. Я тебе еще не рассказал, почему он в плен попал. Его же не только рядовым, его вообще на фронт не должны были отправлять - ему же моя мать бронь достала. Так вот, этот олух...

- Нет! Не хочу! - истерично взвизгнула я и, заткнув уши, выбежала вон из комнаты, вон из квартиры и, спасаясь, захлопнула за собой входную дверь.

Взбежав на пятый, самый верхний этаж, долго стояла в оцепенении, прижавшись лбом к стеклу. Но бури в душе не было. Ни смятения, ни проблем. Все было как всегда.

Я поежилась. Надо было хоть кофту прихватить. А в уме постепенно и четко складывался стишок:


Не верю слухам никаким, 


Не верю клятвам,


Не верю даже если видела сама.


Я верю только фактам, только фактам:


Его словам, его глазам, его стихам.
Глубоко внизу хлопнула дверь на пружине, и во дворе появился мой брат Лео. Он уходил навсегда. Чужой человек, пытавшийся нарушить мое единство со всей природой и жизнью. Вспомнился другой брат, Герман. Тоже чужой и тоже равнодушный, который только и знает что исполнять свои обязанности.

В это время из своей квартиры сверху, как всегда вовремя, вышла Лиана Диамидовна с собачками.

- Ушел? - с насмешкой ответила она мне на приветствие и понимающе добавила: - Ну-ну.

Я спустилась к себе на второй этаж и позвонила. Мама открыла дверь.

- Где ты бегаешь? И совсем раздетая! Лева тебя не дождался и уехал. И что за человек такой! Не мог по-людски даже к обеду остаться. Ухитрился только всю самогонку у Сашки выпить. И когда успел - ума не приложу. Записку вон тебе написал.

На тумбочке под зеркалом лежал тот самый клочок бумаги, на котором ему записали наш адрес, и внизу были приписаны теперь слова: “Жизни боишься дура купи пальто”. Рядом лежала новая пятидесятирублевка, две затертые десятки, рубли и перемешанная с табаком и трамвайными билетами мелочь.

- Возьми себе, - махнула я рукой в сторону денег и направилась в кухню. 

Мои убеждения не позволяли нуждаться хоть в чьей-нибудь помощи, и я в то время успешно доказывала самой себе, что могу прожить и без мамы. Посягательства на свою независимость я не допускала ни в какой форме.

- Почему себе? - запротестовала мама. - Возьми хоть двадцать-то рублей на неделю!

- Не надо. У меня стипендия есть.

- Смотри, не голодай там, - с тоской в голосе добавила мама.

На кухне уже поспевал воскресный обед. Сестра тушила заправку для борща. Скоро вернется Сорви-Башка. Значит, надо успеть сбежать до его появления.

- Мам, а папа любил Льва? - спросила я, усаживаясь в свой бывший угол, где теперь обычно сидел Сорви-Башка.

- Очень любил. Часто звонил ему и очень страдал, что не может поладить с младшим сыном. Но она воспитывала детей в полной непримиримости к отцу.

- И ко всему на свете, - с сожалением прибавила сестра.

- Он ездил к ним навещать мальчиков?

- Был раз или два после развода, в ее отсутствие. Но Левка даже дверь ему не открыл. Через дверь нагрубил. Рыдал и топал ногами, как ошалелый.

- Ему сколько тогда было?

- Тринадцать лет... И больше уж он не поехал.

Мама кончила чистить картошку, открыла кран с холодной водой и задумалась, глядя куда-то в даль прошлого.

- А почему он ушел от нее? - не унималась я, по привычке покусывая дужку очков. - Из-за тебя?

- И да и нет. У них разрыв давно произошел, еще когда он после демобилизации вернулся. Она очень боялась, что его плен испортит детям биографию. Да и саму ее могли уволить - она в Кремлевской больнице работала. Ей все хотелось его продвинуть, честолюбивая очень была... Постой, Леночка, давай вместе!

Обе принялись вытаскивать из пылающей духовки большой противень с пирогами.

- А ему после плена все пути закрылись, - продолжала мама, раскрасневшись от жара и перекалывая шпильками сбившийся пучок на затылке. - До войны он был главным инженером на строительстве Турксиба. А после плена его даже начальником отдела не ставили, только старший инженер. Ей это, конечно, трудно было пережить.

- А он после войны сразу к ней вернулся?

- А то куда же? Много ценных вещей привез из Германии, трофейных, как это тогда называлось. У нас даже где-то справка есть из его воинской части, что, дескать, награждается наш папочка, рядовой такой-то, трофейным велосипедом за боевые заслуги… Все им осталось, ничего не взял. В одном пиджачке ушел, с логарифмической линейкой. Как сказала она после очередной ссоры: лучше бы ты не возвращался, были бы мои дети сыновьями героя, а не преступника, - так сразу встал и в чем был ушел, без единого слова... Вот и ты такая же, Олечка: чуть какой конфликт - сразу за дверь и только ее и видели!

- И куда он поехал? Прямо к тебе?

- Да, прямо ко мне. Вот уж чего я никак не ожидала! Ночь на дворе, осень, а он является едва одетый. Здрасьте мое вам! Ему потом старший сы Гера всю одежду привез... Олечка, попробуй пироги, как получились.

Я взяла со своей любимой начинкой - с морковкой и яйцом.

- Но ты же знала, как он к тебе относится. Вы с ним в одном отделе работали, вместе в командировки ездили.

- До такой степени, что из семьи уйдет, не знала. Хотя он много жаловался мне на нее прежде. Главным образом на то, что она плохо его кормила, все экономила. - Мама улыбнулась внезапно пришедшему воспоминанию: - Ему не нравилось, что она дома кое-как одевалась. Всегда в одном и том же затертом халате. А красивую одежду, которую он ей привез, берегла, сколько он ни просил. Так он однажды этот халат прямо на ней в клочья изорвал, причем ни с того ни с сего, безо всякой ссоры.

Я невольно взглянула на затейливо сшитое домашнее платьице сестры - ишь как для Сорви-Башки старается!

- А она узнала, куда он ушел?

- А то нет! На работу даже мне звонила - отношения выяснять.

- И что ты ей говорила?

- А что тут говорить? Вешала трубку безо всяких разговоров. А однажды ночью к нам милиционер приходил. Документы проверял.

- И что? Забрал его?

- Да зачем. Поухмылялся да ушел.

- Это она заявила?

- А то кто же... Мы обедать сейчас будем или Сашу подождем?

- Сейчас, - поспешно ответила я. - Мне уже ехать пора. Еще конспект по истории КПСС к завтраму писать.

Мама заметно погрустнела. Но я этого не заметила. И даже не потому, что плохо видела.

Лена вздохнула и опустила голову. Хотя после воплей перед свадьбой я никогда ни слова не говорила про Сорви-Башку, она знала, что два самых дорогих для нее человека не ладят друг с другом. И с этим уже ничего нельзя поделать! Чуткая и внимательная, она прощала мужу грубость и склонность к вину и оправдывала неприязнь сестры. Ей и самой это внушало тревогу. Но разве любовь считается с опасениями? К тому же молодую жену угнетало сознание, что по ее вине сестре не стало места в родном доме. Не знаю, понимала ли она, что как раз этим я нисколько не тяготилась и все равно ушла бы из дому.

Когда все сели за стол, мама возобновила разговор:

- А потом она подала жалобу в партком нашего института. Скандал, конечно, был порядочный. Его даже на заседание вызывали. Но он туда не явился.

- Он же не партийный.

- А был бы партийный, пришлось бы явиться да отвечать, - мама усмехнулась без малейшей горечи, принимая прошлое как пронесшееся стихийное бедствие, в котором нет ничьей вины. - Но из института ему пришлось уволиться. И потом уж он нигде не прижился - так до пенсии и скитался по организациям.

- Почему?

- Правило у них такое есть: как придет человек на работу устраиваться, так из отдела кадров звонят в его предыдущую организацию и спрашивают, что да как. Вот за папочкой и тащился замаранный хвост, куда бы ни пришел. А ведь ему еще алименты на двух детей приходилось платить. Так что в деньгах она из-за своего заявления несколько проиграла. Впрочем,...

Раздался звонок в дверь, и моя сестра поспешно поднялась. Я недовольно поджала губы и взяла со стола очки, чтобы быть во всеоружии для немедленного освобождения места. Но оказалось, что это пришла соседка - принесла полбатона хлеба, который занимала накануне. Все снова уселись за стол, и мама продолжала, не дожидаясь моих вопросов:

- Ее никогда не оставляла надежда, что он вернется. Уж слишком много он терял, порывая с ней. У нее была большая квартира на Арбате, связи в Кремле, высокочиновная родня, и она была очень красивой женщиной. А у меня была комнатка в бараке под Москвой.

- Зато ты лучше всех поешь. И печешь вкусные пироги, - напомнила Лена, откусывая пирожок. - И папа всегда говорил, что это самое главное в жизни.

- Да уж, приданое завидное, - засмеялась мама, но вдруг осеклась и низко опустила голову.

- Ну вот тебе и раз, довспоминались, - ласково сказала ее младшая дочка с точно таким же выражением в голосе, как говорит в таких случаях сама мама, и обняла за плечи, целуя в висок.

- А перед смертью она звала его? - поспешила я с дальнейшими вопросами, чтобы ослабить напряжение минуты, и отвела за ухо прядь волос, которая назойливо лезла в тарелку.

- Да, - сразу же отозвалась мама, вытирая глаза фартуком. - Но он не поехал. Не простил. Хотя знал, что Левка в жизни ему этого не забудет.

- А она чувствовала себя виноватой?

- Ну уж этого я не знаю. Во всяком случае, сыновей к нам не пускала. Гера-то приезжал, когда повзрослел маленько, а младший считай что нет. Ты была лет восьми, когда Левка однажды заехал по какому-то делу, мы еще на старой квартире жили. - Мама принялась собирать пустые тарелки. - Леночка, принеси-ка сервиз, детка. Сейчас чай пить будем.

- Помню, - кивнула я, хотя помнила только, что Лев тогда обещал в следующий раз покатать нас на контрабасе, у которого “мотор ревет почище чем у самолета”. Я не знала, что такое «контрабас» и полагала, что это вроде Карабаса-Барабаса. А всю соль шутки по-девчачьи пропустила мимо ушей – да ну, какой-то еще вонючий мотор!

Ну что ж, вот они, доказательства. Хотя я совсем не искала их. Мое появление на свет для меня самое неопровержимое доказательство того, что его жизнь была правильна. Мое и сестры.

- Лев сказал, что папу не должны были посылать на фронт, во всяком случае не рядовым, ему жена бронь достала, - сказала я, помешивая чай своей любимой ложечкой с завитушками - сестра не забыла подать ее мне вместе с чашкой.

- Насчет брони я ничего не знаю. Это Лева тебе сказал? Папочка никогда ни слова не говорил об этом. Но если у него и была бронь, то не из-за жены, а по работе... Пирожков вот с мясом возьми, вечером поужинаешь.

- Ладно, спасибо. Я поехала.

Я вышла в прихожую и надела перед зеркалом поруганное пальто. Оно уныло ожидало моего приговора. Я и сама знала, что оно никуда. Ни пелеринки, ни вытачки давно уже никто не носит, в моде прямой спортивный крой. Но просить у мамы такую дорогую вещь! Исключено. Даже с этими семьюдесятью рублями с копейками. Притом, это пальто когда-то выбрал для меня отец. Он называл меня в нем Неточка Незванова…

Бережно повесив пальто в шкаф, я надела демисезонное - которое мне очень нравилось - его два года назад сшила себе Лена по модной картинке, - и побежала на электричку.

Интересно, что имел в виду Лев, когда хотел рассказать о том, как отец попал на фронт? Плохое или хорошее? Когда-то давно отец кое-что рассказывал про свой плен, но очень неприятно волновался, словно отчитывался перед потомками.

Я тогда еще училась в школе и, вернувшись как-то вечером домой, застала родителей за крупным разговором, что с ними крайне редко случалось. Кстати, это был именно тот день, когда звонил Лев и звал отца проститься с умирающей матерью.

- Что ж, она права, - горячилась мама. - Мы, значит, бабы, на фронте воюй, а вы, мужички, по лагерям будете  отсиживаться?

- Ты думай, что говоришь, - тихо и взволнованно отвечал он. - Ты и вообразить себе не можешь, что значит фашистский концентрационный лагерь. Отсидишься там... до известного состояния.

Я распахнула дверь в кухню и стала на пороге. Родители никогда в жизни не говорили про свое прошлое, отвечая на все вопросы только одно: это слишком печально. Единственное, что я знала, это то, что оба были на войне, причем маме тогда едва минуло восемнадцать. И у нее было ранение в голову, от которого она чудом не умерла…

- Если ты считаешь, что тебе нечего скрывать, расскажи ей, - сказала мама, потроша рыбу на мойке.

- Конечно, расскажу. Маленькая была - поэтому не рассказывал. А теперь расскажу. - Он сидел на своем обычном месте у окна, положив на стол правую руку с длинными пальцами пианиста. Ладонь не раскрывалась полностью - он стер на ней сухожилия, когда рыл окопы. После этого он уже никогда не играл. - Знаешь, дочка, о чем разговор? О том, что я всю войну в концлагере был, в Польше.

- Да? - в ужасе переспросила я, не веря своим ушам.

Он растолковал этот испуг по-своему и быстро начал оправдываться.

- В сорок первом году это произошло, под Вязьмой. Я в ополчении был. Дали нам бутылки с зажигательной смесью и отправили под танки. Ты только вообрази себе: на тебя такая гора железная прет, а ты - с бутылками. У некоторых еще винтовки были четырнадцатого года. Она два раза пукнет, а на третий - осечка. Вот нас всех, ополчение такое, голыми руками и побрали.

Жуткие кадры из кинофильмов про немцев заволокли мой мысленный горизонт.

- Как же ты остался жив в этом концлагере!? Как же тебя не... убили?

- Сам не знаю. По-немецки я говорил, это меня здорово выручало. А еще я стал шкатулки делать из соломы. Видела стебли соломенные? Они блестят, как золотые, и разных оттенков бывают от белого до рыжего. Распластаешь его ножом и клеишь на дощечку. Я там такие узоры выделывал, целые картины составлял, ночами сидел. Немцы, они рукодельные вещи любят. А утром - на работу. Так и жил.

- А потом? Убежал?

- Там не убежишь. Да и некуда бежать.

Мне до отвращения не нравился его виноватый голос и заискивающие глаза. С чего ему понадобилось строить из меня судью? Как я могу осуждать поступок, совершенный под угрозой смерти? И как могу судить его - самого непогрешимого на свете человека? Я просто еле сдерживалась, чтобы не нагрубить, хотя всей душой трепетала от сострадания.

- Мне повезло, что меня освободили наши и я еще успел повоевать. А попал бы к союзникам - мне все равно бы не сдобровать.

- А что, в плен бы взяли?

- Нет, нашим бы выдали.

- Ну и хорошо?

- Нет, не хорошо. Все наши военнопленные, освобожденные союзниками, были отправлены Сталиным в лагеря.

- Опять? За что?

- Боялся, что среди них могут быть шпионы, подосланные американцами. И в качестве наказания за то, что в плен сдались. У нас сдача в плен расценивается как предательство. Нечем стрелять, так лезь под танки, пока не убьют, - будешь героем... Только об этом нигде рассказывать не надо, поняла? Подружке можешь рассказать, а в школе - не надо.

Я взглянула на его руку, все так же спокойно лежавшую на столе, и мне вдруг мучительно захотелось поцеловать ее. Несколько мгновений я не могла отвести глаз от этой родной покалеченной руки, созданной совсем не для лопаты и метания зажигательных бутылок. И мне всегда будет больно, что я не посмела тогда. Слишком иначе мы воспитаны этим все растоптавшим веком, когда нежности принято стесняться, а бойкая грубость вызывает восхищение.

Его рассказ закончился моими слезами. А мама никогда в жизни не плачет. Она кончила чистить рыбу и принялась хлопотать у плиты, пряча от всех покрасневшее и влажное от слез лицо. И конечно, этого никто не заметил - все были увлечены тем, чтобы успокоить меня.

“Лев сказал, у отца была бронь. Неужели его кто-то предал и незаконно отправил на фронт? А, отец еще упомянул тогда, что был в ополчении. Интересно, что значит “в ополчении”?.. Мама ничего не знает. Надо было не глупить, а получше расспросить Льва. Но ведь он столько наврал! Вернее, мать его наврала, когда рассказывала ему про отца. Вот он его и не прощает. Какая же стерва!”

Мне вспомнилось, как Лев шел сегодня через двор своим тяжелым широким шагом. И было до боли ясно, что у меня никогда больше не будет брата, большого и умного, чем-то похожего на отца.

Стоя в пустом тамбуре электрички, я рыдала в голос, и слезы крупными скоплениями застревали под очками, лишая их присутствие на носу всякого смысла, а бешеный лязг и грохот вагона позволял скрыть столь неприличное мое поведение от посторонних ушей.

Лев умер в 60 лет, от сердца, но мы узнали об этом только через год – от Германа, которому тоже, по желанию Льва, вовремя не сообщили.

1976г.

12. ГОЛОСА


- Если будет желание, позвоните, - сказала ему вслед недавняя попутчица.


Это был ее подарок, который она не решалась сделать раньше, когда до его остановки было еще далеко. Но для него это была просто небольшая задержка, которую он воспринял почти машинально, уже не в силах оторвать глаз от замелькавших за окном электрички станционных сараев, будок, шлагбаума, скачущих кеглями пузатых столбиков перил.


- Конечно, - с рассеянной ласковостью отозвался он, доставая ручку.


Куда он записал этот телефон, куда сунул потом записку - память об этом в следующую же минуту была сметена волной воспоминаний, ударившей в грудь, едва он ступил из вагона электрички на тихую дачную платформу. Волна эта поднялась из придорожных кустов, пронеслась по искрящимся кронам высоко вставших берез, многократно усиливаясь с каждым знакомым предметом, которые он с бессознательной надеждой обшаривал глазами. Зачем? Что можно найти здесь теперь, когда прошел целый год. Никто не залез на беленую привокзальную тумбу непонятного назначения ("Куда ты вечно лезешь! Слезай сейчас же!"). Никто не прыгает по гулким плитам вокзала, уложенным в шахматном порядке.


("Папа, смотри, я конь, я буквой "Г" хожу!")


Он одиноко спустился по заваливающимся ступеням прямо в пристанционный лес. Весь синий простор, виднеющийся в просвете меж кронами, испещрен хлопаньем черных крыльев и хриплым карканьем. Чего они-то встревожились? Разве кто-нибудь разорил их гнезда?


("Ой, птички поют!" 


 "Это же вороны".


 "Ну и что ж".)


Он отыскал в зарослях знакомую тропинку и, поскользнувшись, растревожил затаившуюся в траве лужу.


("А я стишок придумала. 


  Цветочки живые


  В лужу упали.


  Им хорошо.")


Тропинка быстро пошла на спуск. Скоро просветы меж ветвей залило переменчивыми бликами и рябью реки. Вот последний заслон прибрежных ольх распался, река распахнулась перед глазами темным кривящимся подобьем загроможденного облаками неба. Он поднял тяжелую маску своего лица к величию небесного лика, жадно вбирая его врачующую бесстрастность. Неизлившиеся слезы больно полоснули изнутри по натянутым нервам глаз. Неужели на этом пустынном берегу раздавались тогда их тоненькие голоса?


("Мы рыбки! Мы плывем. Я - Золотая рыбка".


 "А я броненосец. Я вперед тебя плыву".


 "Мы бабочки! Мы летим. У меня голубые крылышки".


 "А я самолет. Я вперед тебя лечу".


 "Я села на цветочек!"


 "А я сел на аэродром".


 "Ой, летим скорее! За нами гонится коршун!"


 "Не бойся, у меня есть бортовой пулемет. Дрых-ды-дых! Ура! В пикет пошел").


В воде, у самого берега, чуть покачивается надкусанное яблоко. Чтобы выловить его, пришлось замочить один кед. Со странным вниманием он рассматривал неглубокий потемневший след, оставленный детскими зубами. С прошлого лета? Смешно.


("Папа, я ела яблоко, а в нем жил червячок".


 "И ты его проглотила?"


 "Нет, отпустила. Пусть подрастет".)


Размахнувшись, он запустил яблоко далеко-далеко, в самое небо.


Знакомая тропинка с торчащими ребрами корней повлекла его на обрыв, туда, где виднелся посеревший от дождей забор. На заборе каким-то чудом сохранилась надпись: Машка.


("Папа, смотри, забор меня зовет".)


Вступив в уютное пространство сада, заботливо охраняемое полинялым забором, он приблизился к дому.


Соседская кошка восседает на крыльце полноправной хозяйкой. Длинный лохматый хвост уверенно раскинут в сторону - можно не опасаться, что на него наступит неловкая босая ножка.


("А там, на пустыре, ящики. А по ящикам бегают киски - котенки и большие - мамы".)


Переступив через наглый кошачий хвост, он открыл дверь и вошел в привычный, запылившийся за зиму мир прошлого счастливого лета. Как все прибрано! Как всегда перед концом. Обрезки цветной бумаги, никогда прежде не покидавшие подступов к залитому красками столу, теперь сметены не знавшей сомнения рукой. Поломанные и погрызанные цветные карандаши благонравно поместились в коробке, где прежде им редко случалось бывать.


Пододвинув к окну кресло, он достал сигареты.


("Ой, куда ты сел! Здесь же куколки спят".)


Спичку зажечь никак не удавалось. Коробок затерся, а руки так отвратительно дрожат. Куклы вылупились немигающими глазами и веселятся. И слава богу, хоть кому-то весело.


("Папа, отломай куколке ножку. А то я играю в больницу, а мама не разрешает игрушки ломать".)


На подоконнике свернулась лента, затеряв один конец за шкафом. Он задумчиво потянул ее, но она, звякнув чем-то привязанным, не поддавалась.


("Пап, завяжи этому пистолетику бантик, он себя сегодня хорошо вел".)


Он поискал глазами пистолет - свое собственное творение, за которое заплатил потом и кровью. К счастью, рана была неглубокая.


("Да-а, тебе хорошо, у тебя рука болит. А мне еще игрушки убирать".)


Все игрушки свалены в большую, не справляющуюся с ними коробку, перемотанную веревкой. Наверно, и пистолет там, на самом дне, приваленный какой-нибудь увесистой плюшевой головой или ведерком.


("Папа, ты меня узнаешь?"


 "А почему бы мне тебя и не узнать?"


 "Но ты же меня не видел еще с этим ведерком и совочком".


Ее портрет с годовалой Машкой на руках лежит лицом вниз, как он положил его тогда. Рука потянулась было за ним. Зачем? Что он там не видел. Ненависти больше нет. Сожаления нет. Даже имени ее больше нет в памяти. Только вот Машка...


("У меня теперь будет другой папа. А у тебя - другая дочка, да? А мамы бывают другие?")


В окно влетела оса. Бездумно схватив ножницы, он щелкнул ими над головой. Головка осы упала на подоконник. Резко развернувшись, обезглавленное тельце в панике умчалось обратно, в непроницаемые заросли сирени. Ну и меткость! Он хотел улыбнуться, но маска лица была непреодолимой.

1989г.

11. ПИСЬМО ИЗ КАНАДЫ


В 19 лет моя первая любовь отправилась в эмиграцию в Канаду по приглашению своего отца, уехавшего тремя годами раньше вместе со второй женой Вероникой. Через год я получил от нее это письмо.


Здравствуй, Юра!


Одна причина обычно у эмигрантов не писать писем друзьям и только пару строчек родным, чтоб знали, что живы-здоровы, - это то, что не о чем писать.  Ну как писать о том, что пашешь как лошадь. Здесь это нормально - все работают, выбиваются наверх. А в России... Я бы не поняла, если бы мне год назад сказали, что я еду работать. Это и хорошо и плохо. Потому что платят как положено. Даже если ты последний уборщик - можешь купить машину через полгода. Хочешь в университет - можно взять в банке кредит сколько угодно тысяч. Все равно после университета у тебя будет отличная работа, и ты легко выплатишь долг. Но это никому не надо, ты и без образования можешь жить хорошо, главное, знать язык. Первые две недели я вообще стеснялась говорить, т.к. знала, что меня будут долго переспрашивать и не понимать. Сейчас же я спокойно объясняюсь, пусть корявыми фразами, пусть  без учета грамматики. С друзьями общаться просто. Я всегда умудряюсь перевести в уме шутку и сказать по-английски - мы смеемся и отлично понимаем друг друга. Разговор обычно течет так: мне говорят что-то. Моя первая реакция: "What that?" Мне говорят второй раз. Я обычно понимаю и говорю "уеа" или говорю ответ. А если не понимаю и не очень важно, тоже говорю "уеа". Мой акцент всем ужасно нравится: им кажется, что я говорю нараспев. Они смеются и пытаются подражать. Ко всему русскому здесь вообще относятся с большим интересом. Один канадец, он изучает русский язык, даже сказал, что у нас язык - одушевленный. Вот например, у них слово "space" означает просто пространство, а у нас - вселенная, куда вселяются. И предметы все одушевленные - мужского и женского рода. Вот как! Ты это знал?


В Канаду  я летела с пересадкой. 3 часа до Лондона прошли незаметно. К каждому креслу прикреплены наушники, и я слушала радио, смотрела журналы,  TV.  В самолете ты можешь попросить попить или перекусить в любое время. Но крупный ужин - один раз. Ну, на американский манер. Они любят подавать различную кучу продуктов в одной тарелке. Например, чуть-чуть риса, чуть-чуть каких-нибудь зеленых листьев, 1-2 дольки помидора, может быть еще лимона, кусок мяса, булку, кучу разных запечатанных приправ неизвестного вкуса, кучу маленьких коробочек, как то: с маслом, с медом, с кремом, с малюсеньким печеницем. Такое ощущение, что все для куколок. Но много. Можно пить вино, водку, коктейль. Я пила красное вино.


Когда садились в Лондоне, картина была такова: бесконечное ночное пространство, усыпанное желтыми огнями, и все это странно колыхается - ведь самолет не летит ровно, но ты этого не ощущаешь. В Лондоне, когда у меня служитель проверил паспорт, чтобы выпустить в город, был жутко удивлен, что я иду одна, не зная куда. А мне хотелось осмотреть незнакомые виды. Метро ужасное. Как подвал и страшно запутанное. Грязно-серые стены оклеены массой плакатов с рекламами и табличками "no smoking". Я доехала до станции ближайшей к центру.  Дома и машины у них как игрушечные: резные фонарики, маленькие окошечки, на тротуарах ни соринки. Автобусы двухэтажные. А назад, поезд не доехал одну остановку, что вполне меня озадачило. Подошла к служителю и сказала: "Equise me, I am very bed speak English, I want to go to airoport". Он ответил: "After 10 o'clock train don't go to this place". Я обомлела и промямлила: "But I have no muny to buy a ticket tomorow". He said: "The bus will go without muny". Все! Я зашла на какой-то пустой вокзал и сидела всю ночь на скамейке, прокляная все на свете. С утра села в автобус - и в аэропорт. Но надо было ждать еще 10 часов мой самолет. Я подошла к одной из теток этой компании, и та препроводила меня в комнату для старушек, где меня угостили кофе и где я все оставшееся время читала. Ты, конечно, спросишь: почему я не пошла в гостиницу. Вполне понятно - решила поэкономить и очень этому рада. 9 часов в Канаду я только спала.


Когда смотришь сверху на наш городок, видишь нескончаемую россыпь огней - все это двухэтажные частные дома, но посередине есть маленькая кучка небоскребов, хотя это глубокая провинция. По улицам почти никто пешком не ходит - все на машинах, велосипедах. Есть специальные дорожки для велосипедистов и роликов. Если встречаются, все друг другу улыбаются, надо непременно сказать хоть два-три слова - про погоду, про дела. Машины едут в разные стороны - остановятся: уж как тут обойтись без своего радостного "hi!". Если даже у тебя плохое настроение, ты все равно, уже по привычке, скорчишь подобие улыбки. Врать никто не привык, и это кажется странным. Особенно удивляюсь на детей: все они вежливые не только со взрослыми. Например, мальчик 7 лет не расслышит собеседника - извиняется! Парень 14 лет увидит, что кто-то на роликах упал - подбегает, спрашивает, не нужно ли помочь. Мне всегда кажется, что он насмехается, потому что такого в натуре не бывает. По улицам дикие звери бегают - то зайцы, то антилопы какие-то, не пугаются.


Первые дни проходили однообразно, смотрела TV и жутко скучала. Местность здесь какая-то вся плоская, симметричная. Огромный поселок, раскинутый в прерии, на горизонте - горы. Дома - как сараи: все из мелких серых досточек, одинаково квадратные, окруженные пустыми палисадниками с ровнейшей травкой, похожей на пластмассовый коврик для ванн, деревьев нет вообще.


На вторую неделю моего пребывания в Канаде мне пришлось сбежать от папаши, т.к. он, оказывается, стал зверски пьянствовать. Вероника с Павликом сбежала еще до моего приезда. Она живет на квартире, которую ей дал на время Приют, а он один в двухэтажном доме и даже не предложил, чтобы он ушел из этого дома, а она вернулась. Так что его совершенно не волнует, что двое его детей живут не в доме. А все время дико повторяет, что он, видите ли, отец. Пока я жила с ним, у меня начался чуть ли не нервный тик. С ним нельзя рядом находиться, он в постоянном раздражении. Орет, визжит как натуральная баба, и если что заладит, то как дебил - ничем не выбьешь. По ночам приглашал пьяницу, и на моем втором этаже были слышны их вопли. Пришлось убежать к Веронике. У нее 2 bed-rooms и living-room. Living-room у них во всех домах совмещена с кухней. Я тут и спала на матрасе. Павлик такой избалованный -орал целыми днями и ночами и просил сисю. Ему 2 года 3 мес. Мама его уговаривала: "Ты же большой мальчик, господи!" Ужасно хотелось его треснуть, чтоб не орал. Днем он любит слушать "Наташу Королеву" и плясать. Папаша звонил по 30-40 раз в день и молол такой бред, что можно повеситься. Вероника каждые выходные возит Павлика к нему. После этого она нервная до невозможности. Раньше она его жалела, а это: носила ему еду, покупала одежду, стирала. Идиот только пил. Вначале он работал по специальности, тогда он и за дом мог вносить,  а потом вдруг запил и 2 года ничего не делал. Потом Вероника заставила его пойти на курсы, чтобы он мог устроиться по своей специальности. Но он нашел работу на станке по два дня в неделю, чтобы было на что пить, и теперь дом придется продавать. А вообще все здесь работают по 8 час. 5 дней в неделю. Вероника ездит на машине 15 мин. до работы. У папаши права отняли, и он ездит на автобусе.


Слава Богу, Вероника позволила пожить у нее. Но по-другому она бы и не смогла сделать, ведь я не представляла, как жить в этой стране, как работать и что делать. Не знала, что работу найти легко, например, мыть посуду на первое время. Я разносила газеты и надеюсь, то время было худшим в моей жизни. Зима, -35, а ты должен идти работать. Потом нашла получше - убирать офисы. Зато не холодно. Уволили! Потому что русские везде найдут способ увильнуть от обязанностей. Но тогда уже наступила весна - и разносить газеты представилось мне счастьем. Ну а что - гуляешь 8 часов в день, погода хорошая, людей встречаешь кучу, телефонов и хороших знакомых навалом и город узнала как свои пять пальцев. К тому времени Вероника стала тяготиться мной, и я перестала у нее есть. Часто бывало, что ничего не ела целыми днями. Не помню, как на ногах стояла. Потом приладилась ходить в бесплатную столовую. Кормят нормально, дают полный обед, а к нему - салат, мороженое, пирожные, кофе. Но еда вся невкусная. Пирожные, торты лучше сразу в помойку. Потом наступил перелом - Вероника нашла нового мужа и они решили жить вместе. Я отдала ей деньги за постой и совершенно не знала, где жить, куда деться. У ее Джоржа было оплачено за квартиру до конца месяца, и он позволил переехать пока туда. Две недели жила, как в страшном сне. Ни кровати, ни стула, только маленькое одеяльце. Потом познакомилась с Таней из Ленинграда  и переехала к ней и ее родителям.


Немного поработала в компании - ездила по вызовам устанавливать отопительные приборы и увлажняющую систему. Тяжело и тупо. Один раз напарник дал мне вести микроавтобус. Он был у нас весь нагружен инструментами. Я разогналась до 120 км, и тут он резко говорит поворачивать. Так мы на огромной скорости с треском, звоном вписались в поворот. Кофе, стоявшее в чашке, все на него, он перепугался. По выходным иногда сиделкой - с сыном моего шефа оставалась. Здесь с детьми никто не играет и ничем не занимается. Бедные сидят целыми днями за компьютерными играми, начиная, наверно, с трех лет, если посмышленее. Я стала просить детскую книжку, чтобы ему почитать, так мамаша даже удивилась моей наивности. Но когда все уходили, я все равно играла с ним в прятки, придумывала сказки. А теперь шеф спрашивает, чем я так приворожила его сына, что он целыми днями обо мне спрашивает. Потом отработала некоторое время швеей. Но это я делаю слишком медленно. Ушла. Конечно, я не хочу работать, но нужны деньги.


Устроилась в гостиницу за хорошую плату. Но знала, что больше двух недель не захочу. Притом, на автобусе полтора часа ехать. Кстати, тут "зайцем" не проскочишь - 1,60 долл. за проезд. Но наши незаурядные пронырливые умы из России везде пролезут, и я нарисовала проездной. Стала ездить куда хочу. Просто честные,  никогда не врущие канадцы не могут даже вообразить такой подлости. И вообще они бесят меня своей вежливостью. Работала я по 8 часов с такими тупыми персонами. Чувствуешь себя как в пансионе благородных девиц. Нами заведовала почтенная леди, которая является, наверное, идиоткой. Подходила постоянно ко мне, когда я клиню, и спрашивала: " Are you like this job?" Я думаю, если скажу, что мне нравится драить унитазы, то буду такой же идиоткой. Пыталась увильнуть: "In the morning  not bad, but in the evening I am tired". Но этой дуре, чтобы взять меня на работу, надо, чтобы мне нравилось. И что меня раздражает - как все они стараются. Чистая стена - надо подраить еще. В столе папка с рекламными брошюрами - должно класть их всегда в определенном порядке. Как что стоит на тумбе. Как ровно должна стоять вазочка с ровно 6 конфетами. И самое смешное - телевизор должен быть включен именно на 4-м канале!


Потом решила состыковать две работы в день и чтобы было побольше часов, потому что в свободное время делать совершенно нечего. Стала по вечерам еще мыть посуду в ресторане. И так по 14 часов каждый день, без выходных. Зато денег было куча. Я тратила их, конечно, на одежду - то, чего у меня никогда не было в России, и то, чего здесь никому не надо - все одеваются как последние бомжи и всем плевать. Поэтому, когда я выхожу на улицу, все смотрят на меня, разинув рот. Питалась из так называемой гуманитарной помощи, там еда вся сданная из супермаркетов. Выдают раз в месяц 6-10 пакетов со всем, что нужно для жизни, вплоть до соли и сахара. Ходят туда только нищие, и если бы узнали, сколько я зарабатываю, уж точно ничего бы не дали. Но справок о доходах никто не спрашивает, а я тратиться не хотела и скромно пристраивалась в серые массы, которые за бесплатной едой приезжают на своих машинах.


Потом я стала не только работать. Появились кавалеры, которые водили меня по ресторанам. Наконец-то  поела с удовольствием. Там любят подавать кучу зеленых листьев, которые жуешь как корова,  и всяких невиданных lamb(ов), lobster(ов), chiken(ов) Я, конечно, по-русски - не плачу, хотя здесь принято делить счет на двоих. Ходила в кино, бары, дискотеки. Каталась на лыжах в горах. Вот это истинное развлечение! Правда, первый раз я столько падала, что под конец не чувствовала тела - все было в синяках. Люди отдыхают здесь на славу. Бассейн открытый, бассейн закрытый, хочешь - прыгай с вышки. Канатные дороги, стадионы - все это обычный образ жизни. Правда, мне надоедает. Устаю я от этого. Лучше пойду учиться.


Нашла любовника - канадца. Может, после длительного голодания  - все-таки держалась 6 месяцев, но я влюбилась. Неделю была довольна, потом поняла - он совершенно не в моем вкусе, глупейший придурок. Встречалась с ним еще два месяца, каждый день поражаясь: неужели это мой любовник! Наконец, ему надоело, что у меня нет никаких чувств, но я спокойно ответила: ничего другого ни ты, ни я не нашли, но я не хочу быть одна, так давай пока встречаться. Он взбесился, и мы расстались.


Через полгода я бросила работы. Хватит мыть, драить, пылесосить. Полгода - хватит. Окончила школу  "Bartender" - делать коктейли в ресторане, закончила лучше всех в группе. Стала приготовлять по заказам всяческие "Кровавые Мери" и другие. Интересно,  и платят отлично. В первый день никто не верил, что я справлюсь, а вечером все подходили поздравлять. Но продержалась недолго - подвели мои русские колхозные привычки. Тут принято в конце дня всю несъеденную еду запаковывать в контейнеры и отправлять в бесплатные столовые - все равно что на выброс, как я думала. Ну,  и решила подкормить своих друзей-эмигрантов: устроила вечеринку после закрытия. Уволили! Оказывается, брать все равно ничего нельзя.


Один раз я пошла с папашей на party, где были его сокурсники. Он вел себя по-сволочному. Нажрался как свинья. Мы с его другом не знали, как увести его оттуда. Канадцы народ наивный, им бы все улыбаться, да хорошо относиться, да жалеть. Им все это кажется странным. Но иногда мне его жалко.

4

 Я говорю: "Ну с чего ты взял, что она жена тебе? Ведь все!" А он: "Как все? Ничего не все!"  Дал мне 400 долл. - маме посылку послать.


Теперь встречаюсь с моим славным учителем из школы "Bartender", хотя сначала думала, что ему просто интересно иметь в друзьях "smart Russian girl", ведь он личность незаурядная, красив, богат. Из кожи вон лез показать, что куча долларов прямо распирает его кошелек. В конце концов я повторила всех его предыдущих баб и стала его "girl-friend". Вскоре переехала к нему. Один раз, когда он был на работе, я разобрала дикий завал в его комнате. И ты знаешь, как он это воспринял? Идиот стал совать мне деньги! И даже не понимал, с чего я вдруг взбесилась. Все повторял, что ни одна его девушка никогда бы не сделала ничего подобного. Ну а что, он думал, я стану жить с ним в таком бардаке? Вообще-то он часто выводит меня из терпения своим полным непониманием простых вещей. Представляешь, если я ругаюсь на его поведение, он, вместо того, чтобы изобразить раскаяние, начинает придуриваться, чтобы я засмеялась! Тут серьезные вещи, а он со своим бестолковым "take it easy"! Конечно, вначале он воображал, что я совершенная неземная "Russian woman", но сейчас бедный уже подумал, что немного ошибся. Но все равно мы живем очень хорошо. На выходные ездили знакомиться со всеми его кузенами, тетушками и родителями его родителей. Все были от меня без ума, т.к. я помыла посуду (обошлось бесплатно).


По его рекомендации я уже две недели работаю "по своей профессии" в ресторане. Вначале все говорили, что это гиблый номер, что меня взяли на эту должность, т.к. я со своим жутким знанием языка кажусь бестолковой. А работа там - сплошной раж. Ты даже не представляешь, что значит быть за баром одному и каждую секунду подходят официанты, выкрикивают по 5-6 разных напитков и тут же уходят. И так 4-5 часов без перерыва. Сейчас меня зауважали до последней степени. Называют "Russian rocket" Это такое выражение есть: "Who rocks the bar?", что значит: "Кто главный в баре?"


Праздники здесь прямо всеобщие. Недавно был "Холуин". Так не только молодежь, но и старые толстые тетки нарядились в безумные парики, шляпы и отплясывали в ресторанах, в барах. Некоторые наряжаются в русских: в советскую офицерскую форму или шапки-ушанки. Есть специальные магазины для карнавальных костюмов. Подарков здесь дарят друг другу столько, что их не знаешь куда деть, у меня уже ими вся комната завалена. Правда я приноровилась некоторые сдавать обратно в магазин. Говорю, что это я у них купила и мне не понравилось. Ну, обычные наши русские закидоны, сам знаешь. А они верят, деньги возвращают, даже если уже немного попорчено. Зато если тебе плохо, никто тебя утешать не станет, даже удивится, что жалуешься. Один раз я сказала своей "свекрови", что болит голова, а та сделала козье лицо и ответила только: "It is no good"! Представляешь? У человека голова болит, надо что-то делать, хоть посочувствовать, а тут тебе -"no good"!


Очень хотела приехать в Россию на Новый год. Но боюсь потерять работу. Иногда так тошно, так хочется  все бросить и ехать в Россию! Но нет. Сдаю на права в конце ноября. Машину уже выбираю, не новую, конечно, года 92-93. Вообще я не ожидала, что заплачу, когда тебе звонила. Так ни слова и не смогла выдавить, надо же! Не хочу больше звонить никому. Не смогу сдержать слезы. Все пиши, Юрик, мне все интересно. Как там в России - кто президент и что творится. Недавно  в одном кино, представляешь, Красную площадь показывали, я обалдела. Все наши рожи и приколы. Даже не верится. Кстати, у меня в школе интервью брали и через неделю будут показывать на TV. Вот так!


Все, Юра, пока! 20 декабря 1999 года, Канада.





13. ДОННАЯ РЫБА

Моя сестра Людмила шла из вагона первой. Сначала она протянула в чьи-то невидимые руки свой чемодан, и он исчез внизу, во мраке летней ночи, затем стала спускаться по железным ступеням сама, опираясь на чью-то невидимую руку. Моросил дождь.

Как жаль, что я не помню, был ли фонарь на этом полустанке, где скорый стоит всего две минуты, ведь это многое бы объяснило. Я бы, например, поняла, почему та же рука, помогая мне в свою очередь спуститься из вагона, вдруг нежно погладила мне ладонь и чуть выше, под рукав, словно давая обещание любви… Этот человек никогда в жизни не видел меня. Единственное, что он мог бы знать обо мне, это то, что мы с сестрой почти ровестницы, то есть молодость моя уже прошла, – сведения, отнюдь не располагающие к интиму. Вероятно, он этого не знал. Но может быть, фонарь все-таки был, и он успел увидеть мое лицо в тусклом свете, и оно показалось ему интересным. Ведь мужчины всегда находили его интересным. И может быть, во мраке он не успел разглядеть морщины? Но тогда это что же, любовь с первого взгляда? Впрочем, фонаря, кажется, все-таки не было. Ведь тогда я тоже смогла бы заглянуть ему в лицо. Но под его капюшоном ничего не просматривалось. Или он стоял к фонарю спиной? И что же выходит? Я задумалась над этой загадкой, следуя за ними по платформе и затем в машине. Или, может, его ввела в заблуждение моя тонкая фигура, когда я появилась на пороге, и он решил, что я моложе, чем на самом деле?. Но ведь этого ничтожно мало! Как, однако, странно начинается наш с сестрой отдых в деревне!

Эти люди – новые родственники Людмилы. По ее оживленному разговору я наконец-то заметила, что с нами еще и женщина. Это Альбина. Они с Людмилой – бабушки одного и того же ангелочка, ради которого, собственно, и происходила ныне наша встреча. Ведь Аня, дочь Альбины, этим летом приехала повидаться из-за границы, где они с моим племянником свили семейное гнездо. А мужчина, возвышающийся теперь за рулем, – это второй муж Альбины, Матвей Луговой. И ему, как сказала моя сестра, всего 47 лет. Да, если бы фонарь был, это все равно ничего бы не объяснило!

Луговой ни разу не проронил ни слова. Я дремала за его спиной, предоставив разгадку завтрашнему дню.

Утро явилось ясное и по-деревенски свежее. Как хорошо, что я согласилась приехать! Я поздоровалась с обеими женщинами, которые уже соперничали над внуком, и вышла в сад. Было начало июля 2013 года. И кругом был сплошной рай, о котором мы и не помним в Москве. Дом был бревенчатый, истинно крестьянский, хотя теперь служил только дачей – Луговой жил у Альбины в областном центре. Он крановщик. 

Заметив его на скамье в огороде, я поздоровалась. Он медленно повернул голову и вдруг вперил в меня тяжелый пристальный взгляд огромных, слегка на выкате, ярко-голубых глаз. И не произнес ни слова. Мне стало неловко. «Проверяет на вшивость», – мелькнула мысль. Еще немного поболтав для приличия о преимуществах жизни в деревне, я отошла от него, так и не добившись ответа. Лицо у него, конечно, значительное. У простых людей такие лица – редкость. Лоб высокий, скулы узкие, губы твердые и презрительные. Мне вдруг представилось, что он похож на киноартиста Владислава Дворжецкого, особенно, когда тот играл рецидивиста. А что, не исключено, что Луговой тоже был на зоне. С такой-то жесткостью во всем облике! Впрочем, цену своей внешности он, видимо, отлично знает. Ишь как уверен в себе!

Прошло два или три дня. Луговой каждое утро уходил на реку – он был страстный рыболов. Везде у него висела вялившаяся рыба – и в кухне, и в сарае. Возвращался к обеду, и дамы начинали готовить принесенную рыбу. Я старалась его избегать и даже не смотрела в его сторону, опасаясь флирта, унизительного для моего возраста и положения в этой семье. Остаток дня он, как и жена, проводил за хозяйственными работами, а мы с сестрой снова отправлялись гулять.

Я не люблю бытовых разговоров, предпочитая одиночество. Единственным человеком, общество которого я могу выносить достаточно долго, является моя сестра. И еще мама, когда была жива. Поэтому по вечерам, когда все собирались в доме, я садилась со своей электронной книгой в саду, невнимательно прислушиваясь к разговорам в кухне.  Между тем оказалось, что наш хозяин не столь молчалив. Совсем наоборот! Через раскрытое окно из кухни неумолкаемо слышался его ровный баритон. Он рассказывал истории из своей жизни. И вскоре я стала невольно прислушиваться, отбросив свое занятие. Истории были поразительные. И что еще более поражало: речь его лилась как по писанному, не только без вставных слов или мата, но и вообще без запинок. Ясно, что он уже не раз выступал с ними перед слушателями. Иногда они с Людмилой заводили диалог, и он высказывал свои суждения. Из его слов вырисовывался человек, у которого болела душа за всю природу, за исчезновение деревни, за ее людей и –  одновременно! – неистребимого презрения к людям. Главной и единственной добродетелью он считал постоянный труд ради семьи. В первом браке у него был сын, но с женой не ужились, и она запретила ему общаться с мальчиком. О женщинах он отзывался с особенным презрением.

Во время этих бесед он всегда сидел у окна спиной и никогда не оглядывался в сад. Альбина молчала, видимо, не умея поддерживать отвлеченных тем. А когда сестра звала меня ужинать, он сразу вставал и шел по своим делам. Впрочем, ни с кем в деревне он не водил никаких отношений.

В воскресенье решили устроить праздник в честь нашего приезда. Луговой намариновал мяса для шашлыков, обе бабушки напекли пирогов. Из поселка приехала младшая сестра Валя, пришли соседки. Пришел и гармонист Миша – деревенский дурачок и пьяница. Он наигрывал плясовые, но никто не плясал, кроме Данилки. Попрыгав под музыку, малыш стал вытаскивать в круг дядю Матвея. Луговой просветлел лицом и поднялся на ноги, оставив на время костер с шашлыками. Но плясать не стал, а принялся ритмично подбрасывать хохочущего ребенка вверх. И вдруг, опустив его перед собой, сделал неподражаемое плясовое движение ногами, одновременно развел в стороны руками и лукаво пропел: «Што ты, што ты, што ты!» И это было такое исконно русское, такое родное, неизвестно, из каких глубин детства уловленное, что у меня на глазах вскипели слезы восторга и признательности.

- Он здоров плясать, - с уважением сказала Валя. – Жаль, не заставишь.

- Он такое движение сделал! – не удержалась я.

- А… Это ключик. Он умеет…

К концу дня гости порядком набрались горячительного. Луговой не пил и больше не выступал. Альбина, совсем пьяная, подошла к нему и виновато сказала:

- А я ничегошеньки и не пила. У меня вся водка промежду грудей так и протекала, так и протекала. Потрогай, вся майка теперь – мокрым-мокра!

Луговой молча отвернулся. Праздник кончился.

После этого дня начались еще более не объяснимые вещи. Мы ложились спать рано, в десять, а в двенадцать я обычно просыпаюсь в туалет. Вставать и идти наружу не хотелось, притом все половицы скрипят, двери трещат, щеколды щелкают – обличают! А ведь в соседней комнате находится мужчина. И этот мужчина вдруг стал просиживать до полуночи в кухне, словно поджидая моего выхода. А во второй раз вдруг громко заговорил через весь коридор:

- Что, не спится?

Я испугалась, что услышит Альбина и, нейтрально ответив: «Да, приходится», поспешно открыла дверь в комнату, чтобы никто не заподозрил ни малейшей задержки! 

На следующую ночь он изменил тактику. Стоило мне выйти на террасу, как он вскочил и, грохоча башмаками по всем играющим половицам коридора, направился к выходу вслед за мной! Возвращаясь из сада, я аккуратно прошла мимо него, чтобы не задеть, но сильная и сладкая волна все-таки ударила мне в сердце. 

Зачем он это делает? Ведь Альбина взбесится. Да мы даже уединиться не сможем – все на виду. Он, видно, не понимает, что сестрица не простит мне скандал в семье своего сыночка. И мне ведь уже так много лет…

На следующее утро Людмила сказала мне, что Луговой ведет себя странно: Альбина ждет его каждый вечер и не может заснуть, а он ложится только поздно-препоздно. А нынче ночью и вовсе остался ночевать в кухне на топчане.

- Да, - ответила я. – Я, когда выхожу писать, тоже все время злюсь, что он тут.

- А ты выходишь писать по ночам? – так и ахнула сестра. – Да ведь он может подумать, что ты нарочно ищешь с ним встречи! 

- Он что, идиот? Я в своем возрасте имею полное право вставать по ночам!

- Учти, это же деревня. Они все что угодно могут заподозрить, особенно Альбина. Она его страстно любит, несмотря на семь лет совместной жизни. В последние годы они стали часто ссориться, а в эту весну он вообще уехал от нее сюда на целый месяц. Он в этом доме вырос. А тут ты еще подливаешь масла в огонь!

- Плевать я на них всех хотела! – рассердилась я.

Но плевать было уже невозможно. Я стала все больше увязать в варенье, которое он мне то и дело преподносил. А что, может он и впрямь клюнул на мою фигуру! Альбина – это поистине глыба мяса при всей красоте ее лица. Да и все красавицы в деревне ей под стать. Вон, соседская Аленка тринадцати лет – небось килограммов на 90 потянет. Я сравниваю ее с моей сестрой, которая тоже весьма крупная дама, но в меру, и в ней все-таки 80.

Между тем он забирал меня все сильнее и сильнее. Смотреть на него мне было нельзя, находиться с ним рядом – нельзя, обращаться к нему – ни в коем случае нельзя. Но мне этого и не требовалось. Одно только сознание, что он видит меня, знает, что я сижу здесь из-за него, пускай и за двадцать метров от него, держало меня в непреходящем блаженстве. А когда сестра звала меня гулять, я с радостью покидала свой пост и подолгу бродила вместе с ней по окрестностям все в том же ослепительном упоении. По утрам, взглядывая в зеркало, старалась скорее отвернуться. Уж слишком не соответствовали мои слабеющие черты какому-либо блаженству. Но – что за важность! Мне хорошо, и пускай все смущения катятся к черту.

Альбина же начала меня избегать. Холод, исходивший от нее, тоже смущал, но сознание своей полнейшей невиновности успокаивало. К тому же я ни за что не унижусь до такого позора. Да и человек этот слишком не подходящ мне во всем.

- Представляешь, - сказала сестра, - пока ты утром спала, я вышла в сад и видела, как Альбина кралась к окну с лестницей!

- Зачем?

- Думаю, за ним подглядывала. Он был где-то в доме. Ох, добром это не кончится!

Во дворе я старалась садиться подальше от него и облюбовала себе место возле колодца. Под моим обзором таким образом находился весь передний двор и немного заднего – через открытую калитку. Он работал на заднем дворе, изредка мелькая в калитке. Мне этого было достаточно. Но только не ему! Он стал выискивать себе дело возле колодца и, направляясь к этому месту, пристально смотрел мне в лицо своим тяжелым взглядом ярчайшей синевы. У меня все плыло перед глазами, хотя я смотрела в сторону. А однажды остановился неподалеку и замер, как потерянный, позабыв про пассатижи, которые держал в руке. Я не знала, что делать, ведь остановка была слишком явной!

К вечеру моя сестра сообщила, что супруги собираются вместе на раннюю рыбалку. Они будут ночевать на берегу в машине. Альбина радостно носилась по двору, собирая вещи. Я тоже радовалась, что конфликт с ней теперь уладится.

Они вернулись быстро, без ночевки. Альбина все так же веселилась и, подхватив Данилку, даже станцевала с ним нечто вроде чарльстона, несмотря на свою тучность. Я тоже порадовалась на них.

Однако Луговой и на этот раз не пришел к ней ночевать. Не стал он вылавливать и меня, когда я отправилась ночью на свою вылазку. А на следующее утро разразилась катастрофа. 

Я по своему обыкновению спала до восьми и не слышала, что происходило во дворе. Сестра потом рассказала, что Луговой с утра был зол, как черт, придирался к жене и падчерице, довел Аню до слез, а жену до истерики. В конце концов Альбина вдруг грохнулась перед ним на колени и возопила, как это бывало в России с деревенскими бабами в прежние времена. Вопя, она пыталась подползти и обнять ему колени. И вопила она нечто вроде такого:

- Да что же я тебе сделала, что ты меня так ненавидишь, ненаглядный ты мой!?!

Однако ненаглядного это не проняло. Он презрительно бросил нечто вроде «не позорься» и ушел в дом.

- Я здесь ни минуты больше не останусь, - воскликнула Аня, сгребая в объятия ревущего Данилку.

- В-общем, жить с ним совершенно невозможно, - заключила свой рассказ моя сестра, - и поэтому мы сегодня уезжаем в город. Пускай он здесь один сидит, этот бирюк.

Я представила себе перспективу летнего отдыха впятером в однокомнатной городской квартире и ответила:

- Пусть едут, это их муж и отчим, а мы приехали отдыхать в деревню. Купаться в реке и бродить по лесу. Так им и скажи.

- Ой, и правда, - ответила сестра. – Я тоже не хочу ехать. Хотя так жаль расставаться с Данилкой и Анечкой! Мы же из-за них приехали сюда.

- А каким образом они поедут? – поинтересовалась я. – Он что, их повезет?

- Ты что! Они уже вызвали такси.

Миротворец-Людмила приложила все усилия, чтобы уговорить женщин остаться, но обе продолжали молча и поспешно укладываться. И только перед выходом Альбина сказала:

- А я все равно к Анечке жить уеду, Данилку поднимать. На что он мне сдался! Мы же с ним даже не расписаны.

Ночью Луговой тяжко стонал. Мы с сестрой проснулись и бросились к нему в комнату. Оказалось, у него больной позвоночник – где-то сорвал себе спину на тяжелых работах молодости. Людмила сделала ему массаж, и он уснул.

Больше он не стонал по ночам, и в доме наступил сплошной рай. Все мы продолжали заниматься своими занятиями: Луговой уезжал с рассветом на рыбалку и привозил к обеду целую корзину чудесно пахнущего серебра с розовыми плавниками, мы с сестрой готовили из этого богатства царское яство и затем уходили в леса, луга, сады и на реку, а наш хозяин тем временем строил террасу. Лицо его сильно изменилось: оно посветлело и в глазах появилось ласковое выражение. Он стал улыбаться, а один раз, рассказывая что-то, даже рассмеялся.

Напряжение же между ним и мною росло день ото дня, хотя казалось, что оно давно достигло высшей точки. Я дивилась на себя: неужели в моем возрасте женщина способна на такие сокрушительные переживания! Вернее, это он обладал таким сокрушительным влиянием, какого я ни от одного мужчины никогда в жизни не испытывала. 

Мы по-прежнему не разговаривали, и он ровным счетом ничего не знал обо мне, как и в день приезда. Если я начинала что-то говорить о себе, он не слушал. И только взгляд его был неотступен. Нередко мы стояли близко-близко, но он не трогал меня, хотя это сразу бы все решило. Он не хотел брать ответственность, он вынуждал меня сделать первый шаг. Но я боялась, что очарование тогда сразу исчезнет, уступив место чувству вины. Ведь любви не было. 

Однажды я не выдержала и подставила руки под его ладони, когда он резал хлеб к обеду. Он чуть замедлил движения, но больше ничем не выдал того, что замечает мои происки. Людмилы, конечно, не было в кухне. 

В другой раз я мягко обхватила обеими руками его левое запястье, когда он что-то мастерил. Я едва замечала, что он делает, и не понимала, что он говорит, охваченная непреодолимым желанием приблизиться и так замереть возле него. Он оставался совершенно невозмутим, и только действия его становились осторожными. Острота счастья достигала боли.

По вечерам мы собирались во дворе возле костра. Он пек рыбу и не умолкая рассказывал свои истории. Я была в состоянии транса, почти не понимая смысла. Я сидела у стола, и он иногда подходил и, рассказывая, нависал над столом и надо мной, так что воникало ощущение, будто я лежу под ним. Я смотрела ему в глаза, совершенно обезличенная, опрокинутая навзничь… Темнота помогала мне стушеваться, но этого и не требовалось. Тот, для кого я лежала распростертая, и без того все понимал, а сестра была увлечена разговором с ним, а также салатом и костром.

Мне все-таки запомнилась одна из его историй – уж больно поразительная.

У бабы Нюши была корова, и она по утрам гоняла ее в стадо. Однажды корова пришла с пастбища выдоенная. Бабка разоралась на пастуха. Однако, на следующий день история повторилась. Стали следить. Оказалось, что когда стадо переходит вброд реку, эту корову высасывает огромный сом, метра на полтора. Он выползал на мелководье и прихватывал под водой ей вымя. А она его уже знала и ждала. Ей-то легче было возвращаться домой порожняком, вот она ему и давалась.

- И они его убили? – печально спросила я.

- Выловили. Сом – рыба донная, поэтому он такой огромный и вымахал, никто его вовремя не заметил. Лежит на дне, как коряга, и все.

Поведал он также историю о том, как был в кпз и как «менты» его мучили. Но от этой истории у меня осталось только чувство ужаса и тревоги за него. Может, они и повредили ему позвоночник?

А один раз заговорил об Альбине. С горечью. Сказал, что разумного дела от нее не дождешься, одни сопли. Сказал, что он их не выгонял, хотя мы его в этом и не упрекали. Сказал, что обойдется и без нее. И прибавил с презрением:

- Дыра всегда найдется.

Не знаю, хотел ли он меня задобрить, говоря так о жене. Если да, то упомянутая дыра сильно попортила ему путь к цели. Но неужели он был так дьявольски самоуверен?

Между тем наша неделя подходила к концу. Он стал поджидать меня в каждом укромном месте. Я давно сдалась и смотрела на своего повелителя с полной покорностью. Но он требовал действия от меня! В последнюю ночь, когда я вышла по своему обыкновению, он поджидал моего возвращения на пороге и смотрел страшными глазами.

Но ведь он не любит меня!

Не любящий мужчина способен только брать.

И… вдруг окажется, что я тоже его не люблю?

И я снова прошла мимо. Прошла резко, без малейшей задержки, с жестким лицом. Открыла дверь в комнату и легла спать.

Но спать было невозможно. Все тело странно пульсировало, стал болеть низ живота. Я слышала, как он прошел к себе, и неожиданно для себя с силой ударила кулаком в стену, за которой он скрылся. Сестра на миг проснулась и, сонно пробормотав что-то, опять затихла.

Внезапно я поняла, что должна пойти к нему. Иначе я до конца жизни себе этого не прощу! 

Я встала на ноги и осторожно двинулась вперед. Половицы старого дома скрипнули негромко, и безмолвие ночи ничем больше не нарушилось. Я стояла на его пороге, словно призрак. Звезды светили в окно, освещая мое белое одеяние, но его постель была в полной тени. Я ждала, что он позовет меня или пошевелится. Он был неподвижен. Я не знала, как быть.

Вдруг он тихо всхрапнул.

Это решило все.

Я вышла вон из комнаты, вон из дома. Звезды обступили меня с ног до головы, ибо дом стоял на холме и сад располагался ниже по склону. Ласковый ветер успокоил меня и, побродив с полчаса, я вернулась спать.

- Где ты была? – зашептала сестра.

- В туалете. У меня запор. Ты чего не спишь?

- Ты так хлопнула входной дверью, когда пошла!

Утром Луговой был совершенно нейтрален, но мне безумно хотелось быть рядом с ним, и я таскалась за ним, как тень. После завтрака он повез нас в город. Я посмела только два раза погладить его пальцы, когда садились в машину. Он, конечно, ничего не заметил.

Мы должны были заехать к Альбине и забрать их с собой в Москву. Аня улетала на следующий день.

Жена встретила его страстно и покорно. Около часа они просидели в кухне, выясняя отношения. Иногда Альбина выла, словно помешанная. Людмила сидела с Данилкой в комнате, и в минуту воя ребенок испуганно сжимался в комочек. Говорить он еще не умел.

- Помирились, - сообщила наконец Аня, возвратившись из кухни, и малыш с плачем кинулся к ней.

Луговой отвез всех на вокзал. Он был нейтрален. Но прощаясь с нами, обнял сначала Людмилу, а потом меня, и дружески пожал нам обеим руки, одарив каждую братским взглядом. И еще что-то говорил очень ласковым голосом, глядя мне в лицо. Ане бросил сквозь зубы невнятное «удачного пути», а на жену даже не взглянул.

Ах, зачем он это сделал!

Всю дорогу я была не в себе. Упустила! Любовь ушла неузнанной! Альбина тоже отворачивалась ото всех нас и подчеркнуто молчала. Людмила пыталась объясниться с ней. Но та ответила, что никогда нам этого не простит. Никогда! И она перекрестилась, молитвенно взглянув в потолок.

Домой я приехала в страшном состоянии. Ничем не могла заняться, никого не хотела видеть и ночью не могла спать. Словно умер кто-то самый близкий. Я старалась придумать счастливый выход, но его не было. Ведь мы с этим человеком во всем антиподы, начиная с возраста! Чем нам заниматься, кроме секса? Я не хочу, чтобы он поселился в моей квартире, и не хочу жить с ним в деревне. Я вообще не хочу никак менять свой налаженный образ жизни. А ему зачем любовница? Ему нужна жена. А мне зачем такой молодой человек? 

Но никакими доводами нельзя было убедить себя, что все получилось правильно. Нет! Я упустила любовь! Он страдает без меня. У него никого нет, кроме меня. Он в отчаянии. Как он будет работать, если у него больной позвоночник?

Я вдруг села на постели при этой мысли. Он же не может работать при таких болях! Он же не работает! Какой из него крановщик! Вот почему он каждый день ходит ловить рыбу. Вот почему у него везде вялится рыба. Вот где он бывает до обеда – на рынке! Боже мой, ведь он может наложить на себя руки от отчаяния! 

Это последнее мое соображение доказывает, что я дошла до грани сумасшествия. Я вскочила с постели в полной уверенности, что именно сейчас он собрался повеситься. Надо немедленно ехать назад! Надо его спасать. Надо везти деньги.

День не принес никаких здравых мыслей. Но на вторую ночь я поставила возле себя радиоприемник и включила его тихо-тихо. К счастью, там нашлась такая программа, где всю ночь напролет, не переставая, шли одна за другой легкие мелодии, без пения и без диктора. Как я благословляла эту передачу! Музыка позволяла на мгновение забыться, затем я просыпалась, слышала музыку и вновь засыпала на какое-то мгновение. И так всю ночь.

Утром в голове немного прояснилось. Но тут позвонила сестра и сказала, что разговаривала с Аней. Мать сообщила ей, что Луговой сидит один в деревне, жену видеть не хочет, но на разрыв не идет.

Я вдруг отчетливо поняла, что оставить незавершенной эту драму мне не удастся – я буду всю оставшуюся жизнь проклинать себя за нерешительность. Я должна убедиться, что любви не было. Хотя я это и так знаю. Он должен откровенно прогнать меня. Или отдать обещанное. Если, конечно, ему удастся снова зажечь меня на секс. Главное, надо серьезно обсудить положение, понять, чего мы хотим и что можем. И надо обязательно привезти ему денег!

Я встала и поехала покупать билеты. Начинался новый круг мытарств по этому делу.

Я попала на тот же поезд, и он прибыл опять ночью. Никто, кроме меня не сошел на этой станции. Я вдруг протрезвела. Ехать в деревню не хотелось. Но ко мне уже подошла женщина-извозчик с вопросом, куда мне. Заметив мои колебания, пояснила, что поездов больше не ожидается, поэтому вокзал скоро запрут, а извозчики разъедутся по домам. Я неуверенно согласилась.

Всю дорогу старалась придумать, как бы избавиться и от этой машины, и от назойливых расспросов. Она привезет меня прямо туда и все поймет! Время от времени я принималась мямлить о том, что уже приехали и дальше я дойду сама. Она меня не отпускала, чувствуя неладное.

Наконец, мы приехали. В доме горел свет. Значит, он дома. А то пришлось бы прятаться во дворе неизвестно сколько времени. Расплатившись, я вышла из машины, Луговой шел мне навстречу. Было темно. Он остолбенел. И я сразу поняла, что ничего хорошего не предвидится. Надо выкарабкиваться из ситуации.

Стремительно восходя на крыльцо, будто бы мимоходом, сообщила:

- Я к тебе проездом. У меня билет на сегодня в Никольск.

- Зачем?

- У меня там родственники.

Я вошла в дом с чувством ужасного стыда. Тем не менее главная тяжесть как то сразу отлегла, словно прорвался нарыв и теперь оставалось только прижечь рану. Все дальнейшее, что произошло в этот день, я воспринимала как лечение от болезни.

- Дай что-нибудь поесть.

Он достал прошлогодние магазинные пирожки. Чаю не предложил, и я набрала себе из ведра водички, напрягая все свои способности к легкой беседе, но слов не было…

- Завтра приедет Альбина, – после долгого молчания произнес он. – Надо будет сказать, что ты забыла важную вещь, и придумать, какую именно.

- Зачем? Меня никто не видел.

- Соседка донесет. Она встает в пять доить корову. Надо же думать о других! Здесь все друг о друге всё знают. 
- Я приехала в начале пятого. Было темно. И сейчас уеду.

- Каким образом?

- Сяду в твою машину. Могу даже лечь, чтоб было не видно. Ты меня отвезешь на вокзал. А соседке скажешь, что какие-то не туда заехали и спрашивали дорогу.

- Я собрался на рыбалку.

- Вот и прекрасно. Ты будешь ловить, а я пока посплю в машине. Я еще ни одной ночи не спала с тех пор, как мы расстались.

Выяснив таким образом мои намерения, он успокоился и надолго замолчал. Мне хотелось просить прощения и оправдываться. Но слова не шли.

- Женская психика – это такой океан, который, если вызвать в нем бурю, может запросто разбить человека в щепки, - пожаловалась я.

Корявость фразы помешала ему понять смысл, и он подумал, что это угроза.

- Почему ты приехала? – снова встревожился он. – Я же не подавал повода? Ведь не подавал, а?

Я испугалась, что он опасается унизительных претензий с моей стороны, и поспешно ответила:

- Нет. Не подавал!

Он успокоился окончательно. Но опасения сменились неприязнью. Я поняла, что вернуть его уважение мне не удастся. Вспомнила про деньги, но вытерпеть его презрительный отказ было бы выше моих сил. Надо же – пытаюсь заплатить ему за любовь! И мне стало все равно. Больше мы не разговаривали.

Пока он рыбачил, я спала мертвым сном. Три с лишним часа к ряду прошли, как одна минута. Его еще не было, когда я очнулась. И тут блестящая мысль посетила мою сумасшедшую голову. Надо сбежать! Воткнуть ему в руль мои пять тысяч и исчезнуть навеки. С удовольствием провести этот день у реки, вместо того, чтобы потеть в пыльном городе, а к вечеру уехать на вокзал на попутке. Но увы, здравого смысла мне опять не хватило. Жалкая надежда, что он вернется и повезет меня не в город, а в свой дом, и там произойдет нечто невероятное, чего никогда не бывает... Надежду надо было убить, иначе она еще долго будет питаться кровью моего сердца.

Он вернулся очень злой, и, хотя не произнес ни слова, его ненависть повисла между нами, как завеса. Мне хотелось успокоить его и хоть как-то помириться, но слов не было. Поворот к его дому безразлично проскочил мимо за окном машины, и она прибавила ходу. Я сказала:

- Прощай. Не поминай лихом.

Слова эти ударились в глухую стену, и осколки осыпались к моим ногам.

К одиннадцати часам он привез меня в пристанционный поселок. Мне предстояло провести в этом незнакомом городишке тринадцать часов. В нем не оказалось ни гостиницы, ни парка, ни бульвара. А когда я присела на лавочку в каком-то тихом дворе, мимо меня сразу начали ходить и выглядывать из окон люди с подозрением в глазах. Везде стояли и мчались машины. Скамейки оказались на рынке, но сидеть у всех на виду я не могла. К тому же ко мне стали подсаживаться пьяницы. Я была слишком заметна: по-столичному одета, с фигурой девушки и лицом пожилой дамы. Отовсюду на меня смотрело множество глаз. И только мой возраст защищал меня от приставаний и грубых требований проваливать отсюдова.

За рынком тянулись заборы, за которыми гавкали псы. Сидеть в таких переулках тоже было невозможно. Я вернулась в городскую часть и все ходила, ходила между домами в поисках укромного места под деревьями, так что стала уже замечать опасение в глазах прохожих.

Я зашла в аллею Боевой Славы и внимательно изучила все портреты и имена погибших, прочла длинные списки фамилий на гранитных плитах. Под одной и той же фамилией перечислялось порой по нескольку десятков разных инициалов. Я нашла и фамилию Луговой. Под ней значилось восемь героев. Но скамеек в этом достопримечательном месте тоже не было.

Наконец я вышла на центральную площадь, где среди переросших голубых елей и непричесанных туй стояло полуразрушенное советское учреждение с имперскими колоннами и каменной лестницей. Все сплошь заросло шиповником и бурьяном. Там я и обрела пристанище. Я села на ступени, дремала и слушала песни Константина Арбенина, которые взяла с собой на диктофоне, чтобы слушать вместе с другом. Песен было четыре: «Но ты заходи», «Города, которых не стало», «Ночь накануне столетней войны» и «Выпадая из окна». Я слушала эти четыре песни одну за другой, не переставая, несколько часов к ряду, и дремала под их звуки. Если бы их не было, я бы гораздо тяжелее переносила все эти невзгоды, что как мелкие камешки, сыпались и сыпались в яму, которую мне надо было поскорее заровнять. Один раз ко мне заглянул какой-то человек, но сразу ушел. Видимо, блюститель порядка. Хулиганы поступают совсем иначе.

К вечеру я пошла в магазин за кефиром, а когда вернулась, возле моего места зловеще стояла машина с надписью «Полиция». 

Я ушла бродить. Но в переулки заходить стало опасно – там бродили собаки. Пришлось вернуться на шоссе. Мимо промчались какие-то парни на мотоциклах, и, притормозив, все обернулись. Я продвигалась дальше, по направлению к вокзалу. Внезапно возле меня резко остановилась машина. Дверца распахнулась, и наружу выглянуло лицо моей утренней таксистки. Бывают же на свете такие поражения!

- Добрый вечер! – воскликнула она. – А почему вы ушли? Вас не встретили? Хозяев не было дома?.. Садитесь, я подвезу. Куда вам?

Я промямлила, что мне надо ещё в одно место, и я дойду сама. Наверно, она увидала, что на мне лица нет. И попыталась что-то ещё, но осеклась и уехала. Теперь, наверно, поедет туда и будет выяснять...

Я уныло побрела дальше. Тротуар пролегал вдоль полосы деревьев, отделяющей шоссе от заборов. Было пустынно, только машины проносились с бешеным ревом. 

На пути у меня возникло ещё одно препятствие. Это был огромный парень в шортах и майке. Он неотрывно смотрел мне в лицо. Если мне негде ночевать или не на что выпить, я, конечно, обращусь к нему за содействием. Поза его и накаченные мускулы выдавали полицая или какого-нибудь спецназовца. Этого робота просто не надо включать, тогда он безопасен. Я смело прошествовала мимо, с особенной злобой нахмурив лицо. Но впечатление осталось тягостное. Больше возвращаться в поселок нельзя – полиция уже показывает зубы. К тому же надвигались сумерки.

Оставшиеся четыре часа я провела в полной пустоте на вокзальной площади. Только какие-то мужики копошились неподалеку у гаражей. Кто-нибудь из них иногда прохаживал мимо меня, но мой возраст вкупе со злым лицом продолжал охранять меня от приставаний. И я беспрерывно слушала свои четыре песни.

Постепенно стали собираться пассажиры, открылся вокзал. И наконец прибыл мой поезд. И всю оставшуюся ночь, лежа на верхней боковой полке, я слушала четыре заветные песни, каждый раз засыпая при первых звуках и просыпаясь, когда они замолкали. Не знаю, что есть такое в музыке, что она была мне столь необходима. Может быть, мелодические гармонии помогают восстанавливать гармонию психики? Кстати, ни одну из этих песен я так и не запомнила – ни слов, ни мелодий.

Дома наваждение прошло. И я смогла размышлять о причинах и следствиях. Вновь возникло ощущение, что у Лугового была более важная цель, чем просто соблазнение меня. Может быть, он хотел поссорить с нами Альбину? Жена нужна ему дома, а она слишком часто повадилась ездить к столичным родственникам. Если так, то операцию свою он провел блестяще: Альбина с тех пор знаться с моей сестрой не желает. Думаю, что и Людмиле это на пользу – от глупых надо держаться подальше. 

Моя жизнь пошла по прежнему руслу. И только иногда вдруг шевельнется где-то в глубине донная рыба, заденет хвостом какой-то маленький нервик, и я начинаю думать, что этот человек, хоть и не любил меня, но был настолько расположен, что подарил бы мне целую ночь ослепительного счастья. Но я глушу ее воспоминанием о его циничных словах и тем, что он открыто позорил меня, домогаясь на глазах у жены. И тогда рыба уходит снова на дно и лежит там, как давно истлевшая коряга.
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УГОДЬЯ ДЛЯ БУРЖУЯ

Лес стоял вокруг надежной стеной, отгораживая от назойливости мира. Он шел наугад, по малохоженым тропам, ориентируясь по солнцу, равнодушно глядя вдаль или на трусившую впереди крупную черную овчарку. Душа, придавленная воспоминаниями, лежала в глубоком обмороке, время от времени приходя в себя от очередной инъекции горькой мысли, которая вспарывала, словно шприц.

Все и всегда было не так в их жизни. Два одиноких человека, связанных цепью родства и так и не нашедших пути друг к другу. Но горше всего, как ни странно, теперь казалось то, что по ночам, когда они жили еще в одной комнате, она нередко будила его, швырнув из своего угла туфлей, и говорила своим требовательным учительским тоном, словно одергивала хулигана, мешавшего ей вести урок:

- Немедленно прекрати храпеть! - И неизменно добавляла: - Эгоист!

Теперь он даже не помнил, чтобы когда-нибудь она обращалась к нему другим словом. Впрочем, оно было все-таки лучше, чем имя, которое в неудержимом патриотическом восторге она дала ему при рождении. Однажды, еще в детстве, он заметил в школьной библиотеке на верхней полке Энциклопедический словарь и открыл букву "э". Как и предполагал, ничего схожего с собой он в этом слове не обнаружил.

Солнце заглядывало уже под кроны молодых сосен и подолы высоких елей, и лес окутался ласковым предзакатным светом. Под ногами перестало чавкать нескончаемое болото, и последнее тепло этого майского дня участливо перебирало черты его нахмуренного лица, забиралось в открытую пазуху куртки. Значит, пора устраиваться на ночлег.

Заметив поваленное дерево на небольшой полянке, он направился туда, сбросил с плеч рюкзак. Овчарка улеглась рядом на траву, не сводя глаз с хозяина. Маленькая палатка на одного, которую он сшил еще в юности для одиночных походов, имела в высоту не более метра. Он угнездил ее на лапнике среди елок и принялся за костер. Да, порядочно он сегодня потопал - шесть часов к ряду пятами месил. И все только о ней да о ней, как проклятый. Живая не давала ему ни минуты покою, а теперь еще того хуже.

Он оставил ее урну под письменным столом.

Пес уже изловил себе кое-что на ужин в потемневших дебрях и смачно хрустел в сторонке чьими-то косточками.  Правильно, нечего на чужой шее сидеть. В котелке начинала закипать вода. 

Да что же это он не может вспомнить о ней ничего хорошего! Ведь он любил ее. Все свои 36 лет он любил только ее одну. Она убила в нем доверчивое отношение к женщинам и всякую веру в нежность. Кстати, знакомые девушки порядком укрепили в нем это убеждение. Слишком бойкие на его взгляд и по-современному самоуверенные, они вызывали в нем ощущение сходства с матерью и тем отталкивали. Нет, для баталий с женой он слишком обескровлен многолетними освободительными войнами с нею. Вот если бы он встретил такую, как Зоя... Но второй такой нет, а может, никогда и не было... Мать прогнала ее тогда в незыблемой уверенности своей правоты, с которой она, наверно, и на свет прорывалась. Зоя никогда больше не пришла... Овчарка и то добрее его матушки. 

В полутьме надсадно скрипнуло дерево. Он взглянул в сторону. Низенькая палатка среди елок вдруг показалась могильным холмиком…

- Буржуй! - резко позвал он, и собака ласково уткнулась ему в колени. Это было первое слово за весь день, которое он произнес.

Сумерки обступили маленький костер, непонятно зашевелились за спиной, поглотили пространство.

Он оставил ее урну под письменным столом. А сам уехал в Плюхино, подальше ото всех. В крематории сказали, что необязательно сразу везти на кладбище. Ничего с ней не будет.

С ней уже никогда ничего не будет. Это его она будет доканывать и после смерти. Теперь уже тем, что ее нет...

Она была самой злющей училкой во всей школе. И фамилия у нее была подходящая: Кабурова - то ли кобура, то ли кобра. Так ее и называла вся школа - на выбор. О чем она, конечно, знала. Она ухитрялась усмирять самых непревзойденных хулиганов. Причем, их же руками. Когда ей давали новенького второгодника, который вздумывал срывать ей урок, она коротко бросала голосом Ларисы Рейснер на миноносце: «Самбулов и Кряквин, выведите его отсюда вон!» И два будущих зэка, трепет и инфаркт для остальных учителей, поднимались из-за парт выполнять ее приказание, словно и впрямь в руке у нее был зажат боевой маузер. А может быть, настолько сильно действовали ее нестерпимо яркие голубые глаза с тончайшими зазубринками на радужке, словно составленные из битого стекла. Или ее походка – стремительная, как воплощенная неотвратимость . Заслуженная учительница России, самый верный член партии, самый непримиримый борец за "коммунистическое воспитание молодежи". Что там еще было в ее характеристике? Все эти качества она оттачивала на нем, своем сыне. Это ему гремела она обличительным тоном по малейшему поводу:

- На Колыму тебя, тунеядца! В трудовую колонию!

Она всегда была неколебимо уверена, что он врет, отлынивает и старается нахулиганить. Ему же все время казалось, что она путает его с кем-то другим, но объяснить ничего не мог, ибо голос у нее был значительно громче и речь монолитней. Уши у него были всегда оттопырены и малиновы после недавней трепки. Впрочем, он довольно рано пришел к выводу, что это вполне естественно, - индивидуальность всегда пожирается во всеобщее благо, так уж устроена вся природа: рационально, но не разумно.

Однажды после исполнения по радио "Вихри враждебные", он совершенно искренне спросил:

- Мам, а какая это "войра-кавойра" ступила с рогами? - и получил такую затрещину, что голова у него мотнулась вперед и подбородок глухо впечатался в столешницу.

Но особенно тяжко доставалось ему за нелюбовь к чтению. Она регулярно приносила из библиотеки то "Рожденные революцией", то "Вечно живой", и въедливо требовала рассказать, о чем он прочитал. А когда ему исполнилось двенадцать лет, подарила ко дню рождения книгу "Что должен знать и уметь каждый пионер" и надписала на титульном листе: "Мой сын! Вдумчиво прочти эту книгу, и я уверена, что ты вырастешь настоящим человеком, строителем коммунизма".

"Строителем коммунизма" он не вырос. Учился без интереса, два раза убегал из дому, вырос страшным нелюдимом. Институт, правда, закончил, но только потому, что мальчиков там берегли, как неприкосновенный запас. А в шестнадцать лет вдруг узнал, что на свете существуют удивительные книги. Это произошло, когда Саша Углов принес ему учебник для мединститутов "Акушерство и гинекология". Он читал несколько ночей, пока Кобра не застала его на месте преступления. Вот тогда он убежал из дому во второй раз, иначе она убила бы его.

Но куда денешься в чужом, по самые крыши перенаселенном городе! Конечно, он вернулся. Но больше уже никогда, до самой смерти не называл ее мамой. К счастью, через пять лет она добилась двухкомнатной квартиры (как разнополые), и он тут же поставил на своей двери замок - к ее великому негодованию, оставшемуся, впрочем, без ответа, ибо дотянуться до его ушей она больше не могла.

- Я всегда знала, что ты эгоист, - сделала она последний выстрел, но промахнулась.

- Значит, можешь порадоваться своей проницательности, - холодно ответил он, и она только рот разинула, не в силах проглотить нежданную обиду.

На следующий день он принес в дом щенка. Теперь у нее не было власти выкинуть его вон пинками, как она проделала несколько лет назад. Единственное, что ей оставалось - это выразить свое крайнее возмущение. Но это, как говорится, нас не касается. 

Отвращение Кобры к собаке его не удивляло. Городские люди четко делятся на собачников и прочую массу. Обычный горожанин не может быть собачником, он для этого слишком кучен по природе, слишком зависим от окружающих. Ему боязно причинить неудобство своему тупоумному соседу, чтобы тот не напакостил в ответ. Ему стыдно оглушить на улице внезапным лаем какую-нибудь никчемную старуху, которая по состоянию здоровья еще его переживет. Собачник - это всегда мизантроп, личность состоявшаяся, резко отличная от общего стада. Что за беда, если его кобель немного порезвится на улице под визги дурачья! Никто из них не посмеет и слова сказать хозяину, понимая, что в таком случае придется иметь дело с собакой. А Кобра, конечно, при всей ее крутизне была весьма любезна со своими согражданами и даже имела подруг.

- Лежать, Буржуй, - произнес он, чувствуя, что овчарка в темноте снова тычет носом ему в колени, и подложил в костер сухую валежину.

Пламя поднялось по мелким веточкам, задрожало в глазах собаки. За спиной невнятно ухали и шуршали лесные твари, перезванивались птицы. Стояла счастливая майская ночь, полная таинственных приготовлений к завтрашнему, чрезвычайно важному дню.

Урна с прахом его матери стоит теперь в глубокой тишине и мраке его квартиры. Заслуженная учительница, которую не на что похоронить. Дослужилась. Даже умереть вовремя не смогла. Ведь еще два месяца назад деньги не были обесценены, и даже само слово "Перестройка" пока не несло в себе ничего зловещего. Так что ее скудные похоронные сбережения оказались бы весьма кстати. Но она и тут навредила, ухитрилась. Впрочем, что здесь удивительного: трудно сохранить здоровье, когда все твои кровью взлелеянные денежки вдруг уйдут на нужды государства. Он еле допер в комиссионку ее ковер сумасшедших размеров, чтобы как-то выкрутиться с похоронами.

Ему было не впервой ночевать в подмосковном лесу. Лет десять назад он целыми днями бродил здесь с собакой в полном одиночестве. Была даже цель - старинное Городище. Надеялся найти клад. Но не это главное. Главное - хоть ненадолго избавиться от неусыпной Кобры.

Специальности он так и не получил, несмотря на ее неимоверные хлопоты по этому поводу с самого его детства. После восьмого класса ей ударило в голову перевести его в английскую спецшколу, и тут позиционная война последних лет чуть не переросла у них в рукопашную. Если бы он победил в этой кампании, выиграли бы оба. Однако, победа, как и всегда, досталась Кобре - и это обернулось катастрофой. Вряд ли был такой предмет, который он ненавидел больше, чем английский язык. Может быть только еще литературу, предлагающую к изучению судьбу несуществовавших людей и всякие выдумки. А уж для перевода этих измышлений на другой язык вовсе нельзя было найти никаких разумных причин. Не было логики также и в том, чтобы написанное, пусть и нерусскими буквами, "тхе" читать почему-то "зэ"; предметы женского или мужского рода считать почему-то средним; и он мог бы выставить еще множество других претензий к англичанам, ибо все нелогичное и нерациональное теряло в его глазах право на существование.

Спецшкола напрочь отрубила все его мечты о медицине, а время уже заносило над головой новый топор - службу в армии. Кобра твердила, что главное - окончить институт, неважно какой, и он подал документы в тот, что ближе к дому, - торговый, чтоб уж наверняка, утешаясь тем, что, по крайней мере, на целых пять лет будет избавлен от звания тунеядца.

А позже, когда его распределили продавцом в Ахангаран, где-то в Средней Азии, она принялась бомбардировать всевозможные начальственные кабинеты золочеными снарядами шоколадных конфет, умоляя, чтобы ей оставили единственного кормильца в Москве.

Его оставили. Но он, кажется, скорее, освоил бы цирковое сальто-мортале, чем круг товарооборота. С тех пор мыкался - дипломированных на неквалифицированную работу не брали. Бывали, конечно, места, где удавалось недолго подработать: сторожем или кочегаром в котельной, а то могильщиком на кладбище или на ином каком-нибудь подхвате. Больше всего его влекла должность "нарушителя" на дрессировке собак. И хотя добросовестные псы каждый раз рвали на нем в клочья "спецобмундирование" - ватные штаны и телогрейку, - ему это никогда не надоедало.

Понимала ли Кобра, что все это суть результаты ее трудов, неизвестно. Тем не менее, она внезапно изменилась. В голосе исчезла профессиональная зычность, уступив место заискивающим ноткам; советы перестали быть категоричными, а вместо "эгоиста" и "тунеядца" вдруг возникло неловкое, смущающее слово "сынок". И ни слова поперек! Поздно. Он молча захлопывал перед ее носом дверь своей комнаты. И запоем читал книги по медицине и собаководству. А однажды не выдержал и заорал ей:

- Выйди вон из моей комнаты, гадина! - и она еле успела закрыть за собой дверь, чтобы не угодить под метнувшийся вслед тапок. Затем он вышвырнул в коридор деньги, которыми она пыталась купить его прощение. А на что ему теперь ее раскаяние, если из-за ее настырности он не смог подготовиться в нужный институт и остался без профессии.

И если из-за нее он потерял Зою...

На лето мать всегда старалась избавиться от него. Сначала он ездил на все три месяца "на дачу" с детским садом, а как пошел в школу - в пионерский лагерь. И везде он невыносимо тосковал. Особенно тяжко было после родительского дня, когда, отдав последние указания и ободряюще потрепав своего пионера по макушке, она шла к воротам, потом за ворота, потом с той стороны от ворот. И никогда не оглядывалась. Да пускай проваливает куда хочет! Его в те моменты занимало только одно - как бы не заплакать. Но задача всегда была ему не по силам.

В то лето он был уже не в последнем малышовом отряде, а в шестом, и пионервожатой у них оказалась баянистка Зоя, которая разучила с ними множество песен. Он даже не представлял, как это приятно - петь песни. У него оказался звонкий и чистый голос, который привел Зою в восхищение. И скоро он уже солировал в лагерном хоре: "Я первый ученик среди ребят, пятерки в мой дневник, как ласточки, летят". Чтобы достичь такого возвышения, он получил право не спать в тихий час, а репетировать вместе с Зоей в Красном Уголке. И это были самые счастливые часы во всей его жизни. Так всегда и бывает: чтобы достичь возвышения, надо сначала получить право его добиваться.

А потом Федька Скукин каким-то образом прознал, как его зовут на самом деле. Наверно, услышал, как к нему обращалась Зоя, когда они оставались вдвоем. Свое имя он всегда тщательно скрывал, чтобы не дразнились, и говорил всем, что его зовут Гена. Одной только Зое позволялось называть его по-настоящему - у нее это получалось необидно и даже приятно. Но Федька все вывернул наружу, обрушив на его голову все насмешки, какие только могли изобрести смекалистые пионеры. Одна девочка даже сказала, что у него собачье имя...

Зоя нашла его в кустах за верандой, где он постыдно плакал. У нее было удивительное свойство - появляться как раз тогда, когда он был на волосок от смерти! Стоило ей только сесть рядом на траву и положить на колени его мокрую от слез голову, как горе сразу отошло, на время притаившись где-то неподалеку. Она что-то тихо говорила ему, но ни разу не произнесла: стыдись, настоящие пионеры никогда не плачут.

А потом она провела отрядный сбор и объяснила, что у него очень красивое имя, и на иностранном языке это означает "ангел". И что имя Федьки Скукина, если уж на то пошло, ничуть не хуже, оно означает - Божий дар. Все засмеялись, а Федька так разобиделся, что гневно крикнул всем: - Сами вы божии! - и выбежал с веранды.

Зоя объяснила, что ничего смешного в этом нет, и рассказала, что означают имена других ребят. Ее имя значило по-гречески - жизнь. С тех пор он перестал быть посмешищем, но знал, что это ненадолго, - только пока существует Зоя.

Почему-то англичане, когда знакомятся с человеком, спрашивают: "Как ваше имя?" ("What's your name?"), -  заранее налаживаясь воспроизвести его с возможной точностью и пристроить к началу вежливое "сэр" или "мистер". Деликатный француз, уважая возможное инкогнито собеседника, спросит весьма осторожно: "Как вы себя называете?" ("Comment vous appelez-vous?"). Русским же важнее всего, как тебя кличут другие: Ванька ты или Иваныч, а то, может, и просто Конопатый, - ибо тогда сразу станет ясно, с какой долей почтения следует к тебе относиться. Поэтому вопрос об имени строится у нас соответственно: "Как тебя зовут?"

Ночная сырость поползла по спине, по ногам. Надо поспать, завтра предстоит новый марш-бросок. Он залил костер по установившейся мужской традиции - все равно завтракать нечем, и полез в палатку. Буржуй привалился к нему с внешней стороны.

Она и ночью не отпускала его. Только теперь была не всесильной разгневанной управительницей, а печальной старухой с жалким опущенным лицом и дрожащими руками, как он видел ее в последнюю их ссору. Она как-то внезапно постарела незадолго до смерти.


Он тихо застонал во сне. Рыдания сокрушили его, он захлебывался и задыхался, чувствуя, что сердце бьется на последнем пределе. Внезапно сон исчез, и он с силой раскрыл глаза. В палатке было светло, на душе и в сердце - мертвенное спокойствие, на глазах - ни слезинки. Как же могло так случиться, что во сне, еще секунду назад, он так неистовствовал! Снаружи донеслось звучное зевание пса.

Завтракать было нечем, но до села отсюда не долее часа. Можно будет купить хлеба и консервы. В деревне его трехдневная щетина никого не удивит.

Идти по бездорожью было невыразимо приятно. С хрустом слетали под ударами палки нижние сучья вековых сосен, по сторонам встречались высоченные, в рост человека, муравьиные небоскребы. Это было особенно приятно, так как свидетельствовало об отсутствии вездесущей ноги человека. Высоко в ветвях щетинились птичьи гнезда. Буржуй носился по кустам и уже, кажется, промыслил кое-чего себе на завтрак. 

Кобра не считала нужным забирать его домой даже на пересменку, когда все ребята и вожатые покидали пионерский лагерь. Не все, правда. Всегда оставался Герка-Ревун, Засс, еще некоторые. Но ему хотелось домой. Так хотелось, что однажды он чуть не сбежал. И потом его "прорабатывали" на общей линейке за плохое поведение. Кобре, конечно, доложили, и она жестко приговорила:

- Надо в таких случаях милицию вызывать. Чтоб неповадно было хулиганить.

Но все это произошло позже, когда уже не было Зои. 

А в одно самое замечательное лето в его отряде была пионервожатая Зоя. Перед концом смены она вдруг спросила:

- Хочешь, я не поеду в Москву на пересменку?

Он так удивился, что потерял дар речи, и только смотрел на нее, не отрываясь и боясь вздохнуть, чтобы не спугнуть этих чудесных слов.

Та неделя, выпавшая ему потом на долю, была сплошным, непреходящим счастьем, какого у него никогда в жизни не было и вряд ли будет. Всех оставшихся ребят поселили в один корпус, и это стала настоящая коммуна, над которой не было ни врачей, ни воспитателей, где у каждого было свое, вполне почетное и равное со всеми место и где все заботились друг о друге, как родные. Днями они с пионервожатой ходили в дальние походы, купались не по десять минут, как требовала лагерная врач в обычной жизни, а вдоволь, пели песни под баян. Это было похоже на запрет охоты у зверей в джунглях во время общей беды, как рассказывала им Зоя про Маугли. Она рассказавала каждый вечер, когда все укладывались спать. Голос ее звучал то плавно, то напряженно, то чуть насмешливо, и в унисон с ним летели, дрожали и веселились завороженные сердца ребят. Пионервожатая всегда сидела на краешке его постели, и никто не видел в темноте, как рука ее ласково теребила его волосы, гладила щеку, шею, чуть касалась ресниц широко открытых глаз и потом долго и неподвижно лежала на ключицах, едва заметно перебирая пальцами под лямками майки. И в эти мгновения Маугли терял всякие очертания, и жизнь превращалась в волшебный поток листвы и солнечных лучей, сквозь который мчался по ветвям джунглей ловкий загорелый мальчик - он сам.

В Бесово он зашел в магазин и купил консервированные бобы в томате и кильку в томатном соусе - что было в ассортименте. Хлеба не оказалось, но это не обескуражило. На повороте жил знакомый мужик, который ради выпивки был готов вынести прохожему все запасы съестного. Расположившись на берегу речки, под оградой церкви, на воротах которой стояло: «Бесовский Преображенский храм», он равнодушно позавтракал, не удостоив умильно улыбавшегося Буржуя ни единым взглядом. Затем купил у местного рыбачка пакет мелкой рыбешки. После чего всякие отношения с человечеством были решительно прерваны и густые заросли прибрежной ольхи поглотили его.

Кобра не пустила его в музыкальную школу. Но это произошло потом. Вначале она даже порадовалась, что осенью, вернувшись из пионерского лагеря, сын выразил желание играть на баяне.

- Ну что ж, учись, - изрекла она. - Это лучше, чем гонять собак по улицам. Дельного от тебя все равно ничего не дождешься.

Однако к концу года она уже с явным неудовольствием выслушивала хвалебные слова преподавателя музыки о его успехах и в следующем учебном году открыто воспротивилась продолжению занятий.

- Не мужское это дело - гармошку растягивать да песни орать. Делом займись. Вон у Стопорова сын приемник собирает. У Встрясовых парень в летное училище поступил. А у тебя я дела не вижу.

И еще одно удивительное событие подарила ему судьба. Возвращаясь как-то из школы, он увидел на скамейке в сквере - Зою. В первый миг ему показалось, что так не бывает, но сразу же вслед за тем он понял, что бывает именно так и никак иначе. Он вдруг почувствовал себя маленьким-маленьким, новорожденным, и потому совершенно беспомощным. И опять она ласково гладила ему волосы и шею, уговаривая и утешая, а он потерянно рыдал, уткнувшись носом ей в живот и обхватив руками за талию. Ему казалось, что даже услышав грозный окрик матери, он не разожмет теперь рук и не выпустит ее.

Зоя приходила еще несколько раз. Но она жила где-то в Бирюлево, слишком далеко от него, и это случалось редко. И закончилось очень печально. Зоя повела его в зоопарк, а потом они слишком долго не могли расстаться. И потому слишком близко подошли к его дому. И внезапно услышали резкий знакомый голос:

- А ну, марш домой, паршивец! Взрослым надо поговорить.

Он отошел и не мог слышать, о чем она говорила с его Зоей, но последнюю фразу матери, прозвучавшую грозно и с ненавистью, он запомнил навсегда:

- И чтоб я тебя здесь больше не видела, поняла? Иначе в милицию отправишься, как миленькая.

Черт побери, да неужели он так и не вспомнит о ней ничего доброго? Ведь любила же она его, особенно в последнее время. Работала на две ставки, завела огород, торговала на рынке своей клубникой, сделала ремонт в квартире без малейшей его помощи, обставила стены идиотскими дефицитными стенками, обвешала дефицитными коврами. Все деньги складывала на книжку - на его имя. Пока не умерла за стиркой его рубашек. Одна мысль владела ею ежедневно и еженощно - доказать ему, как она его любит. Но он не забыл ее давнюю поговорку, обращенную к самой себе, когда она, в разгаре домашних хлопот, вдруг замирала, пристально глядя в пространство, и как-то особенно злобно произносила: "Вот так-то, умная - в оборках, а дурочка - в опорках". И еще одна фраза, брошенная ему в детстве, после того, как она поссорилась со своим «дядяВалерой», выжглась в мозгу на всю жизнь, хотя сначала казалась непонятной:

- И чего я аборт тогда не сделала, идиотка! Лучше бы в тюрьму села, теперь бы уже выпустили.

Даже пот прошиб его при воспоминании. Но не потому, что этого не случилось (а лучше бы и случилось), а от прозвучавшей тогда ненависти. Да мало ли что можно болтануть в раздражении! Пора бы уж забыть старые обиды. И если бы она пожила еще немножко, ну хоть один день, хоть одну минуту... Чтобы только успеть сказать ей: мама. И пусть больше ничего не успеть, только одно это слово и потом отпустить ее навсегда в небытие. Тогда она не мучила бы его сейчас воспоминаниями.

Заслуженная учительница, а кто пришел к ней на похороны? Только сын твой, дурища, тот самый, которого ты вовремя не абортировала (сообщить о ее смерти знакомым он не догадался). Впрочем, что говорить, он и впрямь погубил ей жизнь своим существованием. Без него она нормально вышла бы замуж - эдакая-то красавица - имела бы семью. После войны был запрет на аборты, вплоть до середины 50-х годов. К тому же комсомолка, патриотка своей страны, нуждающейся в новом трудовом мясе. Какая все-таки жестокость насильно заставлять женщину быть матерью! Жестокость по отношению к обоим, но главное - к ребенку. Даже не жестокость, он назвал бы это поточнее - преступлением против нравственности. И пусть недоумки, ратующие за отмену абортов, не корчат из себя святошей и человеколюбцев. Если бы эти любимцы маменек и папашей дали ему возможность говорить в свою защиту, он бы с удовольствием разбил им морды, чтобы лишний раз продемонстрировать, какие волки из таких пасынков в конце концов вырастают. Нет, его мамаша еще молодец. Лично он точно умом бы тронулся, навяжи ему кто-нибудь на шею младенца. Впрочем, он мужчина, у него в жизни другие задачи.

В эту ночь он совсем окоченел в своей палатке, видно здорово похолодало. Если бы не горячий бок Буржуя, привалившегося снаружи, вообще нельзя было бы уснуть.

Собственных рыданий ему больше не приснилось. Но мать неотступно стояла перед глазами. До шестидесяти едва дотянула злосчастная жертва запоздалой любви к сыну. Но так и не дождалась ни слова прощения. Ни одного благодарного взгляда. И труды ее праведные тоже оказались бестолочью. Как узнала, что все ее сберкнижки - пустая бумага, так и слегла сразу.

Утром вся трава была покрыта инеем. Позавтракав чем пришлось, он быстро собрался в дорогу. Солнце потихоньку уничтожало следы ночных беспорядков ушедшей зимы, заигрывало с ним сквозь хвою елок, бросая в глаза невесомые блики. Но он не принимал никаких утешений и все так же хмуро и пристально смотрел вперед жесткими свинцового цвета глазами.

Внезапно его мерный, неуклонный ход через чащобу потерял ритм и замедлился. По сердцу прошла теплая вкрадчивая мысль.

- Буржуй! - привычно произнес он, хотя думал в этот миг совсем не о собаке.

В душе вдруг возникло навеки утраченное воспоминание: а ведь он мог бы найти Зою...

Почему он уже лет двадцать назад не сделал этого? Возился с посторонними девами, хандрил, вместо того чтобы... Что ж, пора поставить точки над "е". Правда Бирюлево, где она жила, теперь снесли. Там сплошные новые кварталы, и сам черт ногу сломит, пока отыщет в этом колумбарии нужного человека. Фамилия у нее была Рассольникова, он хорошо запомнил - Зоя Рассольникова. Пусть даже она ее сменила, все равно можно найти в адресном столе. Хотя, что он мудрит - надо заглянуть сначала в Интернет. Как же долго это не приходило ему в голову!

Жизнь вдруг вошла в его сердце, растекаясь по жилам нежными горячими струйками, все шире и шире, пока не захватила все тело. Присев на валежину, он сгреб в пятерни собачьи уши и заговорил окрыленно, с убеждением, глядя в глаза другу посветлевшим взором:

- Будем искать, да, Буржуй? Зоя Рассольникова, запомнил? Отчества я не знаю, но, к счастью она не Таня Иванова. Значит, из миллиона выбирать не придется. Ей было тогда 17 лет, я помню. А мне... мне семь, как будто. Значит, 1963 год. Значит, сейчас ей всего... сорок пять. Чепуха, это к делу не относится.

Сверившись с картой, он резко изменил маршрут, направив солнечный луч в угол левого глаза, и вскоре вышел на довольно торную тропку.

На лугу мирно паслись две деревенские бабы. Увидев его, встревоженно подобрались. Нет ничего удивительного - видок у него, конечно, как у Лешего. Даже Буржуй, наверно, не так страшен, как хозяин.

- Здравствуйте, - вежливо обратился он. - Не пугайтесь, собака не тронет. Далеко ли до Докучино?

- Иди по тропке, в полчаса и доберешься, - ответили ему.

В поселке ходил автобус, и к вечеру путешественники уже были дома, у компьютера. Буржуй, правда, задом к этому новому чуду нашего быта.

Кто-то запустил в Интернет ворованный список московских абонентов. Там оказалось несколько человек с фамилией Рассольникова, но, как он и предполагал, Зоя Витальевна была только одна. Победа! Он взглянул на часы - скоро полночь. Значит, звонить уже поздно. Но можно не отвечать. Просто послушать, кто возьмет трубку. Если мужик... А, фиг с ним, пусть и мужик.

Дрогнувшей рукой он набрал номер. Длинные гудки. Сердце замерло, будто перед смертью. В голове тоже поднялся тягучий гуд. Наконец, щелкнуло. Бесцветный женский голос произнес: "ле". Затем еще раз с тем же безразличием: "ле". Он промолчал. Кто это был? Он не узнал голоса. Естественно, не узнал, ведь прошло почти 30 лет!

В эту ночь ему почему-то привиделась Лариска-самописка из детского сада. Вспомнилось, как они сидели в столовой за одним столом, и перед тем, как сесть на свой стульчик, она всегда шепотом говорила ему: "А давай я сяду тебе на руку". Он послушно клал ладонь на сиденье и надолго задумывался над тем, почему это так приятно, если она сидит на его руке. Он даже примащивался держать ложку в левой, но так и не наловчился, каждый раз получая выволочки за облитую супом рубашку и от воспитательницы и от Кобры.

Еле дотянув до приличного для звонка часа - 10 утра, он набрал заветный номер. Ответил какой-то парнишка.

- Позови Зою Витальевну, дружок, - неживым голосом произнес он.

- Нет таких! - И в трубке сразу же раздались короткие гудки.

Он долго вслушивался в эти гудки с самым растерянным видом, одновременно теребя собачье ухо, пока пес не тявкнул. Как же так? Он снова набрал номер.

- Ты погоди. Вы давно здесь живете?

- Скоро год как.

- А кто были прежние жильцы? Как их фамилия?

- Не знаю.

- Кто-нибудь из взрослых есть дома?

- Нету.

Он двинулся в кухню, где стояла баррикада из консервов - мать продолжала поддерживать его из небытия. Она запасла ему все, что только могла: белье, утварь, пищу, ценные вещи на продажу.

Разогрел банку тушенки. Ничего, вечером должны явиться родители этого пацана. Ведь был же ночью женский голос. Она определенно должна знать.

После обеда отправился в комиссионку - а вдруг продали ковер. В переходе метро толклись тучи старичья - клянчили съестного. Ему б самому кто подал... У выхода его подкараулили две симпатичные девушки.

- Извините, у вас такой несчастный вид, - ласково заговорили они, - что мы не выдержали и решили вам помочь.

Он приосанился. Интересно, как они собираются ему помогать?

- Вы просто не знаете, - с выражением беспредельного счастья в голосе объяснила одна, - что Бог никогда не оставляет своих детей без поддержки. Вам кажется, что все плохо, а между тем сказано... - она проворно развернула толстенькую книжку в черном переплете на молниях, но он перебил:

- А к какой секте вы относитесь?

- У нас не секта, - внушительно поправила вторая, - У нас истинная религия.

- Ну так какая? - повторил он.

- Мы баптистки, - мило признались девушки.

- Как-как? - ядовито подхватил он. – «Баб тискать»? Вот это мне нравится. Пожалуй, даже присоединюсь к вашей конгрегации.

Но пропагандистки вдруг резко закрыли прения и с достоинством удалились.

В комиссионке ему выдали денег и сразу появилась возможность купить хлеба и картошки. За похороны тоже придется платить. Но это после. Пусть пока побудет под письменным столом.

Около восьми вечера он снова взялся за телефон. На сей раз ответила женщина. Он заговорил как можно сердечнее, с нотами отчаяния в голосе:

- Понимаете, я разыскиваю тех жильцов, что до вас жили в вашей квартире. Может быть, вы знаете, ее зовут Зоя Витальевна.

- Да, я помню Зою Витальевну, - задумчиво отозвалась женщина. - Мы с ними менялись.

"С ними", - заметил он, и сердце вдруг сжалось.

- А вы не могли бы... дать ее телефон? Прошу вас! Я им родственник, несколько лет не был в Москве...

- Конечно-конечно, записывайте.

Блокнот он, естественно, не подготовил. И ручка, соответственно, не писала. Но медлить нельзя было ни секунды, женщина могла передумать, забыть или разъединиться. Надавливая высохшим шариком, он стал царапать на обоях. Но это было излишне: цифры отчеканивались в мозгу, словно воззвание на монете: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Он тут же набрал их в указанном порядке.

- Слушаю! - произнес звонкий голос, который он немедленно узнал. И почти беззвучно выдохнул в ответ:

- Зоя!

- Не слышу! - в голосе сквозь обязательную вежливость тона прорвались капризно-нетерпеливые нотки. -, Это ты, что ли, Мат?

На этот раз он ответил внятно, но каким-то не своим голосом. И немедленно получил взбучку:

- Так бы сразу и говорили!

Наверно, дочь. Иначе с чего бы такое сходство на слух. Впрочем, нет, его Зоя совсем другая. У нее тихий, нежный голос.

- Але, - между тем опять раздалось в трубке, гораздо менее решительно и намного глуше, но с такой родной интонацией, что он снова как бы задохнулся на мгновение. И прежде, чем смог ответить, она успела дважды повторить: "Але. Але".

- Зоя! Ты узнаешь меня? - неуверенно начал он. - Ты была вожатой у нас в пионерском лагере «Юный Дзержинец», я еще в хоре у тебя солировал... Ну... Мы подружились. Помнишь, ты потом приезжала ко мне на Сокол?.. Мы еще в зоопарк ездили? Тридцать лет тому назад, помнишь?

Она молчала. Почему она не отвечает? Она не хочет говорить!

- Ты подожди, не вешай трубку! - заторопился он, чувствуя, как холод вползает в сердце. - Я же серьезно, я тогда пионером еще был, ну… ребенком.

- Да, конечно, я все помню, - раздался бархатистый голос, от которого тепло пошло по всему телу. - Но... ведь прошло столько лет... Ты теперь совсем большой мальчик... юноша...

- Я давно не мальчик. Я все эти годы думал о тебе. У меня никогда никого не было, кроме тебя, не веришь? Это правда!

Она снова молчала, и теперь уже ему пришлось несколько раз повторить: "Але, але!"

- Ты ни разу не позвонил...

- Мать нашла твой телефон и уничтожила. Уж не знаю, как она пронюхала, где он был записан.

- Как же ты теперь звонишь?

- Мама на прошлой неделе умерла. Она... довлела надо мной, как шаман над чукчей... Зоя! Я сейчас приеду, хорошо?

- Прямо сейчас? Но ведь уже поздно...

- Почему поздно? У тебя какие-то затруднения?

(Ах, черт, значит, она все-таки не одна!)

- Девятый час. 

- Да-да, девятый. Говори адрес. Я даже не войду, всего несколько слов на пороге.

- Записывай.

Его даже повело на сторону от этого слова. Значит, мужа точно нет, по крайней мере, на сегодняшний вечер. Значит, не забыла, а то начала бы артачиться, откладывать на выходной или на послеработы. Впрочем, заартачиться она могла бы в любом случае, если бы была обычной бабой. Но она была Зоей. Его Зоей, которую он нашел.

Буржуй даже головы не поднял со своей подстилки - он безошибочно угадывал, когда в его преданности не нуждаются, и только напряженно следили за каждым движением хозяина ждущие собачьи глаза.

- Лежать, Буржуй, - рассеянно бросил он и вышел в прихожую.

Тонкий аромат майского вечера успешно спорил со смрадом тормозящих у светофора машин. Неистово мельтешили огненные рекламы, вызывая желание зажмуриться и отвернуться. Трудовую вахту нищих стариков заступили бригады чересчур легко одетых для такой погоды проституток с одинаково затравленным выражением на "имиджах". Унылые отцы семейств, наряженные в пестрые куртки с американскими надписями, равнодушно влекли из гастронома набитые снедью пакеты, украшенные порнографическими картинками.

А ведь он совсем не помнил Зои. Ни черт лица, ни цвета волос. Была она худой или полной, высокой или маленькой. Ничего! Теперь она к тому же изменилась. А он сам! Его вообще невозможно узнать. Ах, елки, надо было хоть бороду сбрить! Да ладно, она умница. Она нужна ему и она будет с ним.

Через полчаса он вошел в ее подъезд и поднялся на лифте.

Позвонить не решился, а спустившись на один пролет к окну, закурил, пытаясь собраться с духом. И вдруг отшвырнул сигарету, в один миг взлетел к ее двери и выдал очередью серию отчаянных звонков.

Дверь открыла... она. Совершенно та же, с тем же нежным выражением на лице, с теми же все понимающими глазами. Роста она оказалась невысокого, едва доставая до его плеча. Затем она произнесла своим незабвенным голосом:

- Энгельс...

Он был поражен. Узнала! В нем, тридцатишестилетнем, узнала ребенка! Ему вдруг неудержимо захотелось снова взглянуть на нее снизу вверх, как когда-то, чтобы начать все с того момента, с которого их отношения были так чудовищно прерваны. Но он был так некстати высок ростом и совершенно непригоден для детских порывов души!

- Проходи, - пригласила она. – Фросенька, это мой старый знакомый, Энгельс. Моя дочь Ефросинья.

- Я бы не сказала, что он особенно старый, - хмыкнула высокая стройная девушка лет двадцати, которую он наконец-то заметил за Зоиным плечом. - Коммунист, что ли?

Знакомые шуточки. Оказывается, они перешли эстафетой к новому поколению. И как он мог подумать, что резкий голос этой красотки хоть чуть-чуть похож на тот, что он сохранил в памяти!

Стол в кухне оказался уже накрытым, и Зоя сразу же принялась хлопотать по поводу чая. Ефросинья почти не сводила с Энгельса холодного, просеивающего взгляда. Она мешала ему, лишала атмосферу встречи нужной теплоты. Он сразу угадал в этой молодой хозяйке черты Кобры - напор и чувство собственной непогрешимости. При ней он не мог смотреть на Зою молча и неотрывно, как хотелось, надо было что-то объяснять, участвовать в разговоре. Он хорошо знал у современных женщин эту манеру держаться - снисходительно, насмешливо, вызывающе, с постоянной готовностью перейти на уничижительный тон. Хорошо еще, что она не смела задавать ему вопросов - все-таки он в два раза ее старше... Разговор вела Зоя, и он терпеливо ждал, пока дочери наскучит разглядывать нового знакомца, и она увлечется чем-нибудь в другом месте.

- Ты с кем сейчас живешь? - спросила Зоя.

Он ответил ей таким мрачным взглядом, что она смутилась, словно совершила бестактность. В растерянности взяла в руки свою чашку, в которую только что налила чуть-чуть заварки в ожидании, пока закипит новая порция кипятку, и попыталась сделать из нее глоток. Он тоже отпил из своей чашки и только тогда ответил:

- С собакой.

Ефросинья фыркнула и расхохоталась. Но он даже глазом не повел в ее сторону. Вообще-то она могла бы проявить вежливость и выйти. Но от детей чуткости не дождешься. Они считают, что интерес может представлять только их собственная персона.

- А как ее зовут? - весело продолжала Ефросинья.

- Кого? - не понял он, ожидая подвоха.

- А вашу... сожительницу! - выпалила девица и прямо-таки поперхнулась смехом.

- Это кобель. Я назвал его Буржуй.

- Ну... - с кокетливым неодобрением протянула она. - Я бы ни за что не дала такое имя. Если бы у меня был щеночек, я назвала бы его Фанатик.

Он поглядел на нее долгим взглядом, раздумывая, стоит ли продолжать столь далеко отклоняющийся от основной темы разговор, но собаки были так близки его сердцу, что он не удержался:

- Все дело здесь в том, для чего вы заводите собаку. Если для развлечения, то можете называть ее как угодно, хоть Навуходоносор. Но если это служебная собака, которая должна слушаться команды, надо чтобы кличка у нее отвечала некоторым требованиям целесообразности. Во-первых, она должна быть двухсложная, во-вторых - иметь ударение на последнем слоге. Даже исторические клички кобелей именно такие: Полкан, Трезор, Мухтар, Барбос. Первый слог - это как бы "внимание", второй - побуждение к действию. Если кличка длинная, язык запнется ее выговаривать. И желательно, чтобы в кличке была буква "р", это придает резкость, жесткость. Поэтому я назвал своего кобеля Буржуй.

Он замолк, чувствуя, что утомился своей бесполезной речью. К счастью, дочке вскоре позвонил некто Матвей, о существовании которого сегодня уже упоминалось по телефону, и она отбыла на майские тусовки, в последний раз метнув на гостя острый взгляд, чтобы проверить силу произведенного впечатления.

Он просидел с Зоей всю ночь. Узнал, что с мужем она развелась и разъехалась, что Ефросинья скоро выходит замуж и в однокомнатной квартире Зое, видимо, совсем не будет места. Он смотрел на нее, и ему казалось, что не было этих почти тридцати лет разлуки, что они уже много-много раз сидели по вечерам вдвоем за этим столом и рассказывали друг другу, как прошел сегодняшний день. Далеко внизу горело и перемигивалось море огней, а на пустом небосклоне стояла в центре большая полная луна. Впрочем, все это он заметил только после того, как Зоя тихо воскликнула:

- Ой, какая луна-то сегодня!

- Дай-ка взглянуть, - он выключил свет и подошел к окну за ее спиной.

Руки словно сами собой обвились вокруг ее талии, затем охватили ее всю, отняли от подоконника, и вихрем закружилось вокруг пространство. Она была полностью покорна, податлива, она словно струилась в его руках, обтекала его, как река, и в его власти было остановить это всеобъемлющее струение или превратить его в бурный водопад.

- Ты будешь моя жена, - утвердительно произнес он. - Ты всегда будешь со мной. Ты чувствуешь, что я твой господин?

- Да, - чуть заметно усмехнувшись, ответила она. - Где же мы будем жить? У тебя?

Он отошел от нее и сел. 

- Можно, я закурю? Сказать по правде, душою я не москвич. До шести лет я жил с Коброй в рабочем поселке под Смоленском. Она преподавала в училище. У нас было две комнаты и веранда в двухэтажном деревянном доме, среди цветущей сирени, на берегу заросшей ивами реки. Но идиотке понадобился дядя Валера из Москвы, который сманил ее в эту помойную яму и бросил. Ну ясно - кому нужен чужой ребенок. И мы с ней снимали угол за занавеской в какой-то семье, пока... Но я больше ни дня здесь не останусь! Зоя! - Он с силой сжал ее руки и приложил к своим заросшим щекам. - Ты ведь поедешь со мной? Я, знаешь, что придумал: под Плюхино, в поселке Ртищи нужен сторож для садовых участков. Нам дадут домик. Отопление, водопровод, электричество - это все есть. Я буду разводить сторожевых собак. Я умею дрессировать. Щенки такие очень ценятся. У моего Буржуя отличная родословная. Он положит начало династии мощных, жизнеспособных ублюдков. А работы у нас будет почти никакой. Только жить там и все. Собаки чуют любого нарушителя на огромной территории. В городских условиях ты здорового пса фиг вырастишь. Ему надо бегать, птиц ловить, территорию охранять. Собаководство требует обширных угодий. Я уже приглядел там неподалеку скотобойню. Договорюсь - они по дешевке кости продавать будут.

- А я что буду делать?

- Ты? Женой моей будешь. Что женщины делают? Щи будешь варить, капусту квасить. Да это не так далеко,  в город будешь ездить, как вздумаешь. Я заставлять не люблю. Мне человек из-под палки не нужен. Будешь жить по-своему. Только не уходи! Работать за деньги тебе не понадобится, делай, что нравится. На баяне играй. Ты ведь еще играешь? - вопрос прозвучал неожиданно тревожно.

- А как же. Так ты думаешь, нам хватит на двоих зарплаты сторожа и доходов от продажи  щенков?

- У меня на Варшавке квартира двухкомнатная. Я думаю ее сдать. Да нам и без нее будет на что жить безбедно. Ты даже не представляешь, какой доходный промысел собаководство.

- У тебя что, нет специальности?

- По вопросу о специальности - к моей мамаше. Поздновато, правда: с покойников какой спрос! А между тем она пожизненно присвоила себе роль кузнеца моего счастья. Хотя не имела к этому ни малейшего таланта.

Зоя снова поднялась и отошла к окну. Силуэт ее головы с пучком волос на затылке красиво обозначился на фоне светлеющего неба.

- Как я люблю тебя, - словно в раздумье произнес он, охваченный удовлетворенным чувством собственности.

- Давай начистоту, Энгельс, - вдруг решительно сказала она. - Почему ты не хочешь жениться по-настоящему?

Он немного опешил. Затем осторожно заговорил, стараясь не выказать раздражения:

- Тебе что, так нужен штамп в паспорте? Перед соседками что ли хвастаться? А куда еще он годится в стране, где законы меняются каждый день? Была бы хоть какая польза от ихних свидетельств и гарантий. Или тебе хочется сменить фамилию и стать второй Кабуровой в моей жизни? Или... Или ты не веришь мне?

 - Я не об этом спрашиваю. Мне уже... сорок пять лет. А ты - молодой мужчина, настоящий красавец. За тебя же любая девушка пойдет.

- Я не баба, чтобы возводить мою внешность в достоинство, - ответил он с неудовольствием.

Но она не обратила на это внимания и неосмотрительно продолжала приводить не имеющие никакого значения доводы. 

Он постепенно закипал, видя, как запросто она лишает его индивидуальности: будто он станет размножаться, не думая о том, в какую клоаку сует своих детей! Почему-то ей не стыдно считать его настолько заурядным! А ведь в наше время даже обывателям стало очевидно, что общепринятые ценности вдруг позорно обнаружили свою жизненную непригодность! 

Наконец она заметила его настроение и замолчала. Он тоже молчал, не желая ссориться. Далеко-далеко за городом появился красноватый отблеск утренней зари. В замке заскрежетал ключ, и вошла возбужденная Ефросинья.

- Ба, да они все воркуют! - искренне удивилась она, но ни мать, ни тем более гость не произнесли в ответ ни слова.

Девушка вышла в комнату, притворив за собой дверь.

- Но неужели тебе не хочется ребенка? - с силой спросила Зоя, пытаясь разглядеть в полумраке его глаза.

В первый момент ему показалось, что она шутит. Но она явно ждала ответа.

- Ребенка? - переспросил он, и глаза их уперлись друг в дружку, словно в поединке. - Да ты выйди на улицу-то, погляди, сколько их нынче на мостовые повыкинули, этих издержков секс-производства. Какого еще ребенка! Детдома и вокзалы переполнены лишними детьми до отказа. Их уже девать некуда, не видишь ты, что ли?

- Это временно, пока идет Перестройка. Притом, это дети пьяниц, уголовников. Неужели тебе не хочется своего?

- А я ему что, место в Думе заготовил, своему-то? Он ведь так же, как все эти нынешние, должен будет с детства во всеобщую грызню включаться, за место под солнцем. Или ты думаешь, в этом смысл жизни состоит? Глотки друг другу рвать? «Жизнь – борьба», да? Так у вас там, на политзачетах, требовали отвечать?

- Людьми управляют звезды... Знаешь, я верю в высший Промысел...

Он взглянул на нее с удивлением. Однако ответил без тени усмешки:

- Может быть. Но свет от звезд идет на Землю миллион лет, так что их указания порядком устаревают. Могут даже не застать того, кому предназначены.

- Смысл нашей жизни в детях, разве это не истина? Будет хоть кому подать тебе стакан воды в старости…

- Это как же понимать? – снова удивился он, и глаза его наполнились подозрением в ее непорядочности. – Ты приводишь в мир человека, причем без его согласия, с целью придать смысл своему собственному существованию? И чтобы обеспечить, опять же себе, спокойную старость? По-моему, здесь первичен совсем другой вопрос: сможет ли он быть счастлив в этом мире? Мире, где еще совсем недавно, полвека не прошло, лишних людей тысячами жгли в печах, забрасывали бомбами. А что творится теперь, я и описывать не берусь, загляни в Интернет, если не противно.

- Зачем мне Интернет, я смотрю на своих соседей, на свою семью. Мало ли где что! Наши дети растут и нисколько не обижаются, что их произвели. А если все начнут рассуждать, хорошо ли они сделают, родив ребенка, так весь мир вымрет, - возразила она ласково, словно подростку-максималисту, решившему погромить устои.

- А почему твой ребенок должен отвечать за весь мир? Идти воевать с китайцами, идти зарабатывать в шахту и на конвейер. Почему? Чтобы мир не вымер – вот так логика! Все то же намерение побольше поиметь от человека!

- А как же! Ведь мы все рабы Божьи и должны исполнять Его задание. Зачем мы родим детей? Так надо и все. Все живое родит, не рассуждая. Так надо.

Она даже положила ладонь ему на руку, чтобы успокоить и отвлечь. Но он не принял ласки, не желая отступать от своей темы, над которой бился всю жизнь, и монотонно продолжал:

- Не понимаю, почему за преступления детей не судят их мамаш? Ведь вина целиком и полностью только на них.

- За несовершеннолетних судят.

- За всяких. Если человек любит свою родительницу, он, глядишь, и на преступление не пойдет, жалея ее. А мамаши недобросовестные тоже поостереглись бы метать случайных детей, как кошки, только потому что пора пришла. Или чтобы мужик не сбежал. Или чтобы квартиру дали. Расчетов много, кроме единственно достойного: а могу ли я взять на себя ответственность за судьбу человека?

Он наконец разволновался и, поднявшись, взялся за дверную ручку - с бессознательным желанием уйти от разговора. Ведь он пришел сюда совсем за другим. Но в этот момент дверь распахнулась сама, и вновь возникла Ефросинья, с размаху уткнувшись головой ему в грудь.

- Ой! – засмеялась она, ничуть не смутясь от непредвиденного соприкосновения и ни капли не сомневаясь, что он нарочно так подстроил. - О чем это вы тут толкуете? 

- Я пойду, пожалуй, - взглянув сразу на часы, заключил Энгельс. - Метро через полчаса откроют.

- Поешь чего-нибудь, - спохватилась Зоя. - Котлеты есть, салат оливье... Кофейку хоть выпей на дорогу.

Он было поднялся... Но дома ведь одни консервы.

- Ты работаешь? - спросил он, неотрывно следя за ее руками, так уютно собирающими на стол.

- В музыкальной школе. У меня сегодня вечерники, днем высплюсь. Кушай, мой хороший, не торопись, я потом провожу тебя до метро. Вот котлеток тебе с собой завернула, дома поешь.

Он снова пристально взглянул на нее. Вдруг твердо сжатые губы его дрогнули, и много-много лет невиданная улыбка разрушила неподвижную маску угрюмого лица.

2004г.

15. ЛОВЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ

Посв. Генн.Кузнецову.

Мальчик был как будто самый обыкновенный. Высокий, тонкий. Две макаронины, обтянутые облезлыми джинсами, - внизу, и две макаронины, выскакивающие из чересчур коротких рукавов, - по бокам. Ну, лет шестнадцать, - прикинула Ксана. Светлые волосы были нелепо обстрижены под новобранца, обнаруживая таким образом изящные маленькие уши и античной формы затылок. Последние два обстоятельства и были той сущностью, которую наметанный глаз художника всегда сумеет уловить среди случайного и преходящего. К тому же его необычайно выразительные черты этим не ограничивались. Устремившись с томительным нетерпением в теплую даль безлюдного шоссе, мимо Ксаны скользил в ожидании автобуса тревожный звериный взгляд оленьих глаз, огромных на узкой, оленьей же мордочке. Казалось, сделай Ксана хоть один шаг по направлению к нему - и пугливое животное резким скачком метнется прочь. А тогда - поминай как звали!

Вздрогнувшей рукой она вытащила из заднего кармана брюк придавленный блокнотик. Карандаш на несколько мгновений завис над пустой страницей. Затем явился глаз. Один только тревожный олений глаз и едва прикинутая линия профиля. 

Подошедший автобус с налету разорвал зыбкое единство между рисунком и натурой. Карандаш бессильно замер на полпути. Мальчик вскочил на ступеньку и скрылся. Вот черт, пятый номер. Ну ладно, ничего не поделаешь. Ксана вошла вслед и села на сиденье позади него. Потом пробормотала ему в спину: “Билет оторви”. Передавая пятак, успела погладить тонкие прохладные пальцы и коротко полоснуть властными своими черными глазами по чутким оленьим глазам. Потом почти уткнулась в бархатистый затылок, разглядев при этом, что жалкие обрезки его волос обещают будущие крутые завитки. 

Автобус завез их на самую окраину. Эту часть города с народным названием Бруски строили после войны пленные немцы. И хотя с тех пор прошло сорок лет и ни одно здание ни разу не ремонтировалось, затейливые крылечки и терраски ладных домиков ухитрялись скрадывать убожество быта проживающего здесь заводского люда.

Ксана вышла вслед за Мальчиком на конечной остановке. И тут только заметила, что он до предела нагружен покупками из винного магазина. В карманах, за пазухой и еще по одной в каждой руке переливались и перезванивались бутылки с дешевой мужичьей радостью, назойливо повторяя одно и то же слово, вензелями выведенное на косо приляпанных этикетках.

- Это кому ты столько удовольствия везешь? - с тайной двусмысленностью осведомилась она, перебегая острыми любопытными глазами по всем неизъяснимо привлекательным чертам его облика. Естественно, она имела в виду именно это удовольствие: созерцание его лица.

Быстрый испуганный взгляд через плечо (сейчас скакнет в кусты!). Но у Ксении нет ни ружья, ни кинжала. Нервный переступ с ноги на ногу. И все-таки достаточно смелый тон (молодец):

- А это крестный мой... Мы тут с ним одно дельце провернули. Смотрит так: “Илек, давай на все!” Четвертной отвалил. Вот я и побег.

- Сейчас с ним пить будешь?

- Можно. По чуть-чуть.

- Может и меня угостишь? 

Он примолк. Наверно раздумывает, в какой стороне кусты гуще. Ксана не сводила с него захватывающего взгляда. Замешательство ему явно не шло, придавая чертам что-то глуповатое. Она даже рассердилась. Таких вещей она не прощала. Говори и делай что хочешь, но выражение лица и глаз должно быть безупречным!

- Пошли, сядем вон там, - она потянула его на подломленную лавочку у сарая. - Неужели у вас тут винного ларька нет, что ты за этой дребеденью в Райцентр гонял?

Он покорно последовал за ней.

- Есть. Только тетя Тоня сейчас болеет.

Привычно откупорил и подал ей бутылку. Ксана сделала глоток прямо из горлышка и с отвращением опустила руку.

- Фу, гадость. Неужели ты будешь это пить?

- У крестного хошь-нехошь, а будешь.

 Он протянул было руку к бутылке, но она не дала:

- Крестного твоего здесь нет. Ты ведь для него стараешься?

Он послушно сложил руки на коленях.

- Плевать я хотел на эту водку. Мне вообще всякое ихнее питье противно. Да только от них не отвяжешься. Пристанут, как банный лист. Легче выпить.

- Это кто пристанет, крестный?

- И он, и ребята не отстают. - Он подавленно махнул рукой и понурился.

Этот жест снова вызвал у ней недовольство. Однако, предчувствие неминуемых открытий, заключенных в этом странном существе, не оставляло ее ни на миг. Его непонятный взгляд будил воображение. Настороженное и в то же время нежное выражение лица влекло, как все необычное.

- Мне пора. - Он поднялся и виновато, но с твердостью взглянул в ее сразу нахмурившееся лицо.

Что ж, это уже лучше. По крайней мере, свой характер. И пожалуй, он не столь юн, как сперва показалось. Лет девятнадцать даже очень можно дать.

Она тоже встала и отдала ему начатую бутылку. Затем спросила:

- Сегодня какой фильм в "Комсомольце" идет?

- Эта... "Сокровища авиакатастрофы".

- Ты смотрел?

- Смотрел. Интересно было.

- А я нет. Пойдешь со мной на семь? - почти утвердительно спросила она, хищно подстерегая быстрый олений глаз, предусмотрительно ускользнувший от нее в густую поросль ресниц.

- Сегодня ? 

- Да. Жди меня у кассы полседьмого. Придешь ?

- Можно.

- Только учти, придешь пьяным - рассержусь. Обещаешь?

- Ладно. Скажу - у меня свидание. 

- Тебя как звать?

- Илья.

- А меня - Киса.

Неужели не удивился? Киса так Киса, черт возьми! Она даже пальцами прищелкнула от удовольствия. Как надоело это вечное неодобрительное удивление обывателей на ее одежду, слова, поступки; это вежливо невысказанное раздражение на то, что какой-то, видите ли, пустяк заставляет так некстати проснуться!

Он появился ровно в полседьмого. Она стояла в телефонной будке напротив и напряженно следила за подходами к кассам. Идет. О, принарядился! Галстук, брючки, с нарочитой небрежностью распахнутый пиджак. Оленьи глаза тревожно блеснули по сторонам в ожидании выстрела. 

"Ладно, попробуем себя в анимализме", - усмехнувшись, подумала она, и дверь будки с грохотом захлопнулась за ее спиной. Олененок резко обернулся.

- Деньги на билет есть? - встретила она его.

- Будут. После второго числа, - беспечно пообещал он. И, оглянувшись на вход в кинотеатр, добавил: - Сегодня Вера Ивановна билеты проверяет. Для меня у нее всегда вход свободный.

- Пил что-нибудь? - пытливо продолжала Ксана, любуясь чистой гармонией всех его черт и досадливо морщась от наивных гримас, которые вдруг искажали эту гармонию - словно стайки невзрачных рыбок, смущающих ясное отражение неба в спокойной воде.

- Крестный, он такой... У него попробуй не попить! Хлоп, налил по целому стаканищу. "Ну, Илек, давай". Я так беру, выдохнул и - хлоп зараз, хлебушком занюхал. И все! Больше ни в какую не стал. Я ведь обещал тебе, Кисочка. Ты не обижаешься на меня?

Голос у него красивый, аж в дрожь вгоняет - мелодичный, низкий. Только не такие слова произносить он создан. Да к тому же еще мат.

- Ты запомни, Илья, чтобы я мата не слышала, ясно? 

- А у нас все ругаются. А крестный ругается - ужас!

- Опять!

- Не буду, не буду больше. Кисочка, а давай по кружечке пивка?

- Наше пивко по три копейки, - она кивнула на автомат с газировкой.

Но у него не оказалось и трех копеек.

"Ну что ж, сама пригласила, сама и угощай!" - усмехнулась она про себя и, порывшись в кармане, выдала ему две монетки.

А ведь она уже и забыла, что представилась ему своим детским именем. Давно-давно ее никто не называл Кисой. Только мама и Колька по старой памяти. Может быть, ей бессознательно хотелось быть помоложе ради этого мальчика? Чушь! Она никогда не только не скрывала своего возраста, но напротив, любила повторять:

- Я уже, слава богу, не детка. Третий десяток разменяла.

Эти слова обычно провоцировали вопрос:

- А сколько тебе? 

И она небрежно отвечала:

- Двадцать пять.

А в последнее время:

- Да какая разница. Ну двадцать восемь. Под тридцать, одним словом.

Она злилась, когда девицы хвалились ей, что кто-то принял их за семнадцатилетних. И обычно с деланным сочувствием и совершенно искренним возмущением говорила:

- Ну и гад! С чего это он взял? Как будто у тебя такое глупое лицо, словно у школьницы. Я бы ему по щекам нахлопала за такие речи. Ну ничего, не принимай близко к сердцу. Мало ли хамья!

Нет ничего удивительного, что у нее отродясь не было подруг. В детстве она дружила иногда с каким-нибудь мальчишкой из тех, что казались ей поумней. Но эти ее приятели обыкновенно очень боялись насмешек ("Ну и жену ты себе нашел, Гоша, она тебя одной ляжкой задавит"). К тому же ее побаивались за ядовитый язык и необузданность характера. Она воинствующе ненавидела наивность и кокетство. Чуть ли не врукопашную нападала на все, что представлялось ей глупостью. И могла внезапно ополчиться на что-то вполне банальное, давно утратившее свое исконное значение. С возрастом поуспокоилась, однако продолжала называть себя стервозной женщиной и хулиганкой. А при необходимости не стеснялась размахнуться для оплеухи или даже пинка.

- Кисочка, пошли вон туда, к окошку, - пригласил Мальчик и понес к дальнему столику в фойе два стакана газировки. 

До чего грациозное существо! Запястья тонкие, изящные, пальцы длинные, словно стебли.

- Ну-ка дай! - произнесла она, прервав своей большой красной рукой легкий взмах его ладони. - Это откуда? 

Руки у него были страшно стерты, видимо, лопатой.

- Дед у Сереги умер. Пришлось нам его хоронить.

- Сами, что ли, могилу копали?

- Больше некому. Серега один теперь остался. Вымыли в корыте, обрядили и в тележке на кладбище отвезли. А на гроб бабульки в церкви дали. А пьяные мы были тогда - как сапожники! Там без водки не закопаешь.

- Неужели только вдвоем были?

- Потом баба Стеша с Макарьевной подошли.

Он посмотрел ей прямо в лицо невероятно чистыми своими глазами.

- Ты в Бога веруешь? - почему-то спросила она.

- А у нас все веруют, - с готовностью сделать ей приятное отозвался он.

Было ясно, что для него этот вопрос не существовал. Я как все. Но в том-то и дело, что ты не как все. Ксана усмехнулась. Надо будет, когда стемнеет, посмотреть, не светится ли чего над его макушкой.

А он вдруг вспорхнул к соседнему столику:

- Давайте открою.

- Да, помоги, пожалуйста, - с улыбкой согласилась женщина, протягивая ему бутылку с лимонадом.

 Ксану изумляло еще и то обстоятельство, что он нисколько не замечает ее изуверского взгляда. Мало, что подобная бесцеремонность вообще плохо переносится людьми, но у Ксаны к тому же был на редкость пристальный и оттого непонятный, сбивающий с толку взгляд. Постоянный поиск выразительной линии на переменчивом живом лице, ни на миг не отпускающее желание схватить секрет очарования черт, эта вечная ее погоня за “солнечным зайчиком” - вселила в черные, ставшие почти неподвижными глаза Ксаны обескураживающее выражение. Внимательность ее глаз казалась чрезмерной, не подходящей к случаю, а значит, на что-то намекающей. На что? Чего она добивается, эта самоуверенная, не особо привлекательная девица с широким заурядным лицом, которому так заманчиво не соответствуют большие и яркие, неизъяснимого выражения глаза?

 К несчастью, большинство ее знакомых мужчин понимали этот взгляд вполне однозначно. И начинали действовать без проволочек. Ксана, самозабвенная в чувствах, немедленно воспламенялась в ответ. Но на первом же поцелуе безнадежно остывала, не перенося унизительного прикосновения распутства. 

Красивые женщины не знают что такое настоящее распутство, как бы ни была беспорядочна их жизнь. Потому что в любом падении с ними все же остается их красота - непогрешимый показатель, по единодушному мнению мужчин, незаурядной личности. Но что может быть непереносимее для человека, чем пренебрежение к его душе!

Однако, не привыкшая отступать от задуманного и не видя причин для насильственного целомудрия, она каждый раз шла до конца, все же надеясь догнать ускользнувший лучик любви. Но добытые таким усердием радости были слишком ничтожны, а отвращение и тупое отчаяние - слишком непреодолимы. После первого же свидания она чаще всего забывала своего случайного любимого навсегда. И это обычно не вызывало возражений с его стороны. Впрочем, если ей случалось вернуться, ее всегда принимали на тех же условиях. Изменить что-либо здесь было невозможно. Она чувствовала себя в ловушке. Потому что не встречаться с мужчинами не могла. А полюбить было для нее чем-то сверхъестественно сложным. Еще сложнее, чем стать любимой. 

Ну разве достойны хоть какого-нибудь внимания все эти юные современники с натюрмортами вместо лиц! Она испытующе вглядывалась в своих одноклассников, потом в студентов и коллег. Наброски, этюды, типажи... А где же портреты? Где “Портрет неизвестного в черном”? Он висит в Эрмитаже, за тысячу верст, созданный тысячу лет назад (ну, не тысячу, один черт!) Неужели за столько лет природа не сумела повторить своего шедевра? И размножить в нужном количестве? 

Она пыталась сделать копию ("Перешла на самообслуживание"). Ездила в Ленинград в каникулы. Каждые каникулы в течение трех лет. Три года страстной безответной любви! "Жар души, растраченный в пустыню" (надо же его куда-то тратить!). Ходила вокруг, как медведь на привязи, пытаясь поймать волшебную линию. Или пятно? (солнечный зайчик?) В чем же источник этого света в глазах? 

Горы набросков. "Портрет Неизвестного в черном. Копия". Мусор, а не копия. Все порвала. Художница, пес ее возьми! 

Вероятнее всего, Неизвестный жив. Просто он каждый раз проходит мимо, не удостаивая ее своим вниманием. А пренебрежительный мужчина, будь он хоть сам Печорин, был лишен обаяния в ее глазах. 

Мальчик, не отводивший глаз от экрана, внезапно заулыбался, да такой невозможной улыбкой, что на Ксану словно обрушились разом все любимые книжные герои и лица картин. Затрепетав, выдрала из зажавшегося кармана блокнот. Ручка застряла. Тьфу, подкладку порвала.

- Не крути головой, смотри на экран, - досадливо зашептала, набрасывая профиль, радуясь, что как раз показывали солнечный день.

- А это зачем?

Наконец-то залюбопытствовал.

- Потом, потом. Смотри, как он его... Здорово?

Из сумрака кинозала вышли в сумерки улиц. Быстро темнело, хотя фонари еще не зажглись. Теплый дождь осторожно дотрагивался до стриженных волос, едва слышно пробирался сквозь кусты и кроны деревьев, создавая там невидимое беспрестанное движение.

- Илек, привет!

- Привет.

Какие-то мальчишки. А ну их к лешему!.. Она ревниво сжала тонкое послушное запястье, прибавляя шаг. И внезапно ощутила желание еще сильнее сдавить его. И даже переломить! Резко остановившись и преградив ему дорогу, поймала второе запястье и стала в полутьме вглядываться в его лицо. Нимба конечно не оказалось; тем не менее она несколько раз не сдержала довольного “хм”. Но он, наверное, был лишен способности удивляться. Он молча ждал. Неужели же можно отпустить его домой, в ту сточную канаву, где он жил все это время? Вот сейчас взять и выронить обратно в грязь?

- В гости ко мне зайдешь? - своим непререкаемым тоном учительницы спросила она.

- Домой надо.

- Потом, конечно, домой пойдешь.

И Ксана не в первый уже раз мысленно поблагодарила мать за то, что та уехала в санаторий. А Коля вряд ли сейчас дома.

- Мы с крестным такое дельце вчера провернули, - между тем с удовольствием рассказывал Мальчик. - Он у меня в столовке работает. Ну, послали его на базу за арбузами. Он сразу на склад к Евсеичу: "Давай чего потяжелее". Вот. Погрузили мы с ним в кузов пять вот таких домкратов - и на базу. Там домкраты-то повыкинули и назад с арбузами - пошел!

- Это где повыкинули?

- А там, на базе, за сараями.

- Зачем?

- Ну... нам-то они не нужны.

- Что ж вы их тогда брали?

- А чтоб машина побольше весила.

- А-а! Так вы когда на базу въезжали, у вас пустую машину взвесили? И потом назад, с арбузами взвесили, да?

- Ага. Крестный потом...

- И получившийся излишек арбузов вы себе взяли?

- Ага. Крестный их потом с лотка вместе с другими продал.

Она отомкнула дверь. В квартире, к счастью, было пусто.

- Сними, пожалуйста, - коротко сказала, протягивая ногу в босоножке. И с удовольствием запустила обе руки в мягкую щетину склонившейся над застежкой головы.

- Кисочка, чаечку попьем?

Угощать было нечем - мама в отсутствии. Ксана вытащила обломок черной буханки. Хорошо, что сахар пока есть.

- Ты в каком классе учишься? - полюбопытствовала она, усаживаясь рядом с ним на Колькин топчан.

- Учусь? - улыбнулся он в ответ своей улыбкой романтического героя. - Я уж лет десять как не учусь.

- Как это?

- А плевать я хотел на эту школу. Приду, покурим с ребятами потихонечку - и ищи меня свищи как ветра в поле.

- Ты на учете состоишь?

- Я работаю. На заводе. Я моторист. И электрик. А сейчас меня на лифты перевели, к Халванычу. - Он озабоченно наморщил лоб. - Замаялся я с ним. То гвоздь в пирожок воткнет, стоит только отвернуться; то клею на стул нальет, так что штаны снимать придется, если встать понадобится. А вчера так ложку раскалил и мне подложил. Это у него шуточки такие.

- Сколько ему лет?

- Ну, лет пятьдесят. Но я ему тоже будь здоров что устраиваю. Со мной шутки плохи. Он мне один гвоздь в пирожок засунет, а я ему - целый десяток. Он мне ложку раскалит, а я ему - и ложку, и нож, и вилку... Кисочка, а это ты картиночки эти рисовала?

- Я. Он твой начальник?

- Напарник.

- Вот уж точно: здорово он тебя напаривает.

- А если он чего выкинет, то я сразу к товарищу майору Завальнюку пойду и заявление подам. Ему по двести шестой статье так впарят, что ой-ей-ей! Сразу забудет, как со мной шутки шутить.

Он заторопился уходить. Но Ксана опять ощутила страх перед необходимостью выпустить его из рук. Ей казалось, что за время отсутствия он непременно утратит свою чудесную чистоту. Конечно, он как-то жил до сих пор... Эх, взять бы его в пажи. Она нарядила бы его в бархатные штаны с застежками под коленом, кружевной воротник. И, конечно же, шляпу со страусовым пером... Эх!

У двери в прихожей заговорщицки спросила:

- Поцеловать меня на прощанье хочешь? - (О, господи, где мой блокнот! Такая вспышка!) - Стой, не шевелись!

Разве вспышка длится дольше мгновения? Он застыл, как камень. Она махнула рукой:

- Бесполезно.

Ксана не выносила пристойных отношений между людьми. Любым путем вывести собеседника из равновесия. Пусть по его лицу, как на экране, промчится весь набор мыслимых и немыслимых чувств - только такое общение было ей по вкусу. Если нельзя очаровать, то хотя бы скандализировать. Люди не прощали ей такого нахальства, и она потешалась над этим. Так она мстила им за отсутствие восхищения.

Она положила обе руки на плечи Мальчику и долго откровенно любовалась его лицом. Он молчал, и если бы не упорно отведенный взгляд, можно было бы подумать, что он не понимает значения этого внимания. Господи, да кто он - жертва пьяного зачатия или Избранный?

- Завтра после работы приходи на плотину. В шесть успеешь?

- Придется.

Ночь прошла бестолково. На кой хрен вздумалось ей рисовать? Ведь сто раз говорила себе - ночью только спать!

Зато на рассвете родился тоненький, как бледнеющий утренний месяц, профиль и робко блеснул знакомый олений глаз. Она навела на него тень огромной шляпы с пером и погрузила основание шеи в кружевное облако воротника. Ба, а усики-то! Она нежненько зачернила верхнюю губу. (А ведь он определенно уже бреется!). Потом взглянула на рисунок с расстояния протянутой руки. Не хватало только принцессы. Привычными штрихами Ксана набросала свою физиономию в широкой короне и, отбросив карандаш, полезла в стол за "Дневником". В юности она увлекалась ведением дневника. Но прошлое никогда не имело для нее никакого значения. А большинство эпизодов своей жизни она считала просто безобразными и потому подлежащими немедленному забвению. Она тщательно уничтожила дневники-опусы и перешла на дневники-шаржи. В этот-то сборник она и подсунула теперь свой последний набросок, не забыв отметить дату. 

В комнате становилось жарко. Раздевшись догола, она подошла к зеркалу.

- Да... - глубокомысленно вырвалось у нее.

Ни на одну из Венер она, конечно, не тянула. Широкие прямые плечи с полными руками, вместительная грудь и широкие массивные бедра, способные вынести самую суровую физическую нагрузку. Ксана ненавидела свою фигуру, хотя и не могла отказать ей в некоей извращенной гармонии, ибо ею наделено всякое женское тело. К счастью, роста она была невысокого, и это спасало ее от колоссальности форм. Но если не смотреть на себя глазами современного мужчины, свое тело она все же любила, как любят все свое, хоть и несовершенное. И как любят художники - пусть не красивое, зато живое, обладающее своей тайной жизнью, которую можно схватить на полотне; высветить так, как никто еще не высвечивал; изумить тех, чьи глаза привыкли к одной только общепринятой красоте, оценивающей человека единственно как сексуальный объект.

Она всегда коротко стригла волосы, всегда носила брюки, лоснящиеся на толстом заду, говорила довольно низким грубоватым голосом, уже в школе стала покуривать. Ее злило, что девчонки начинают курить только для того, чтобы получить возможность томно гримасничать в разговоре: сладко выпячивать губы, целуя сигаретку; запрокидывать голову, дремотно разевая рот, где в клубах дыма подрагивал кончик языка, и выразительно поигрывать перед носом длинными крашеными ногтями, коих чего доброго собеседник может иначе и не приметить. Она курила по-мужски, не задумываясь, для чего ей это нужно, хотя ни в коем случае не стремилась подражать мальчишкам. Наоборот, считала себя неизмеримо выше их и обожала в себе все женское, весь этот клубок чуткости и чувственности, который приносил ей столько непокоя. Она любила ощущения своего тела, с любопытством наблюдала малейшие изменения в нем, жадно вдыхала свой женский запах, опьяняясь его резкостью, граничащей с отвращением. И уверенно пользовалась привилегиями своего пола: беззастенчиво скандалила, там где находила это нужным; бывала глупой, там где умом было не взять; брала слабостью, там где противостояла ей чужая воля. И хорошо знала силу своих глаз, способных смирять самую неистовую враждебность.

Обложившись книгами, она завалилась животом прямо на прохладные половицы и пододвинула поближе пепельницу. Так она проводила свой очередной день. Она уже второй год как бросила работу и теперь бесстыдно наслаждалась свободой, стараясь не вглядываться в сразу затянувшееся тревожным туманом будущее, до той поры простое и прямоезжее, как у всех. Окончив институт, она три года просидела по распределению в некой московской конторе, изнемогая от отвращения к своим обязанностям. Вадим Денисович, руководитель художественной студии, еще в институте принимавший в ней большое участие, спас ее оттуда, подыскав оформительскую работу по хоздоговорам в одном московском клубе. Однако работы оказалось мало, и вскоре она совсем иссякла. Зато появилось свободное время, и былая страсть к рисованию полностью захватила Ксану. Мало-помалу ее комната превратилась во дворец: высоко вверх уходили мраморные колонны в “коринфском” стиле, за стрельчатыми окнами виднелись горы и море. Все это она не поленилась намалевать на стенах и потолке, расписав с причудливостью и диван, и стулья, и всю свою движимость. Но главное - ее дворец был населен. В нем жили картины - конечно же, самого уважаемого ею жанра - портреты. Их присутствие было так материально, что она привыкла обращаться к ним с речью, жаловаться на неприятности, пытливо вглядываясь в их глаза в поисках ответов. Среди них она никогда не чувствовала себя в одиночестве. А мужчин даже стеснялась и завешивала покрывалом, чтобы не подглядывали.

Анатолий Петрович, знакомый скульптор, как-то признался, что если ему случается заночевать в мастерской, он спит очень тревожно: все время такое ощущение, будто стоит отвернуться, как одна из белых гипсовых фигур, наполняющих комнату, подойдет и тронет за плечо. "Прямо шизуха какая-то", - смущенно разводил он руками. Но Ксана хорошо понимала его. В "них" действительно есть что-то свое, отчужденное от тебя, их создателя, и они вполне могут оказаться такими же самовольными, как Адам и Ева.

Жара еще и не думала спадать, когда Мальчик появился в условленном месте у плотины. Ксана уже успела искупаться и теперь не торопилась обратно в воду. Ей хотелось посмотреть на его тело. Какое, однако, странное нежное чувство вызывают все эти почти детские складочки и угловатости, эти наивные ключицы и впадинка под грудной клеткой. И эта невесомая поступь узких и длинных, только что выросших ступней!

- Почему ты весь в шрамах? - изумилась вдруг она. 

- Это от мотоцикла. Это от велосипеда. Это - когда бак взорвался, - пошел он перечислять.

Ксана никогда не видела столько страшных, недавно заживших ран одновременно. Нельзя было не задаться вопросом: как все это можно вынести! Только теперь она заметила, что шрамы были и на лице, и на запястьях, и на шее. Самый низ живота перечеркивал огромный шов.

- Это что?

- Аппендицит. Гнойный был. Врач сказал, что еще полчаса - и каюк бы мне. По всем кишкам растекся. Они эти кишки все вынимали, промывали в тазу каком-то и мне потом обратно засунули. И еще удивлялись - я хоть бы пикнул. Ни разу.

- А ты чувствовал?

- Я без наркоза был. Нельзя было наркоз. А бинт мне туда зашили. Потом каждое утро выдергивали понемножечку. Длиннющий бинт. Как придет - я только в койку вцеплюсь ногтями и молчу. И давай тащить. Это же глаза на лоб вылезут! Как вспомню - тошнить начинает. Выдернет кусок, кровь йодом замажет и дальше пошел... Кисочка, а пойдем с плотины сиганем?

- Иди, я пока полежу.

Подстелив под себя одежду, она улеглась навзничь в траву и загляделась в небо. Облака стояли неподвижно, едва уловимо меняя очертания. Синева неба одурманивала. С пляжа на другом берегу неслись визги, а с плотины - шлепанье ныряющих тел. Здесь, за кустами, было тихо и безмятежно. Разнежившись, она не заметила, как он вернулся. И только внезапно упавшие на грудь холодные капли заставили ее открыть глаза.

Он завалился животом прямо на траву, упершись локтями в землю. Даже в этом неудачном ракурсе, открывающем обе ноздри и выпячивающем подбородок, его лицо оставалось гармоничным. А что, интересно было бы так и изобразить его... Зритель смотрит будто бы из-под низу... Если бы только она знала, как придать этому лицу страстное выражение!

- Халваныч сегодня такую штуку отмочил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. - Обращаясь к ней, он всегда смотрел мимо. Ей еще ни разу не удалось перехватить его взгляд. - Велел мне противовес осмотреть. А сам возьми лифт да и включи! Оказывается, в это время сырье для пятого цеха подвезли, суматоха поднялась, он про противовес и думать забыл. И еще ругался, куда это я запропастился. А я на этом противовесе так полсмены и катался: вверх, вниз, вверх, вниз. Там выпрямиться негде, на корточках сидел. Ноги затекли - ужас, как мертвые стали.

- Ты кричал?

- Да там не слыхать. Шахта глухая, ведь лифт-то грузовой. Темнотища - глаз выколи.

- Он что, совсем мозги пропил, идиот этот!

- А как вспомнил - за голову схватился. Даже заплакал, как меня увидел живым и невредимым.

- Завтра же иди к начальнику, пускай переводит тебя куда хочет, подальше от этого олуха!

- Кисочка, ты волнуешься за меня, да?

- Он же неизвестно что еще вытворить может!

- Не вытворит. Сказал, что больше никогда в жизни пальцем меня не тронет, лишь бы я не проговорился никому.

- Не проговорился! Да ты понимаешь, что мог бы погибнуть!

- С меня все как с гуся вода. Кисочка, а ты мне на память картиночку нарисуешь?

Она молчала, все еще переживая. Затем взглянула на его стриженую голову и нахмурилась еще больше.

- Нарисую, когда по-человечески выглядеть будешь. Кто это тебя так обкарнал?

- В парикмахерской.

- Чтоб больше не стригся, ясно?

- Не буду.

- Смотри у меня. А то поссоримся.

- Не буду. Если хочешь, я больше никогда в жизни стричься не буду.

- И усы отпусти, ясно? Будешь у меня Жак Лантье
.

С неведомой прежде отрадой она сама надела на него рубашку и застегнула пуговки на узкой груди. Она никогда в жизни ни за кем не ухаживала. В ее комнате даже цветы не росли. Даже во время болезни мамы все заботы брал на себя брат Коля. И вот поди ж ты... А забавно будет посмотреть на его рожицу, когда она как следует за него возьмется!.. Она опять удовлетворенно хмыкнула. Он не вызывал в ней никакого желания. Ей просто хотелось ласкать его, как ласкают ребенка или, скорее, кошку - безудержно и бесцеремонно. Ласкать со всей силой подавленной души, на минуточку вырвавшейся на волю. Она знала, что только на минуточку. Быстро одевшись, опять захватила его тонкое запястье и повлекла к себе свою добычу.

- А это откуда? - с нежностью погладила на ходу чуть заметный шрам, молниеобразно ударивший ему когда-то в левую бровь.

- На мотоцикле один раз гнал. - Он тревожно прищурил глаза, словно вглядываясь в даль дороги. - Гляжу - парень какой-то прямо под колеса лезет. Я влево - он влево, я вправо - он вправо. А скорость громадная. Я как дал тормоз, так через руль перелетел да на асфальт животом. Куртку стер, рубашку стер, кожу на животе стер. Встать хочу - не могу. Очнулся в больнице. Лежу, а мне говорят: к тебе пришли. Вижу, девчонка какая-то. Я говорю: ты кто? А она рассказала, что это из-за нее я грохнулся. Оказывается, это не парень был, а она. Каждый день потом навещать приходила. Только я с ней не разговаривал. От одного ее вида мутило меня. Как вспомню, как она под колеса лезла, аж сердце займется. Молчу и все. А потом стала меня выслеживать. Я со смены иду, а она в проходной ждет. “Здравствуй, Илюш.” Голос писклявый. Ну и побегал же я от нее тогда! Каждый вечер ждала. Ребята смеются. Вон, говорят, стоит. Я сразу - деру, ко второй проходной. А то повадился через восьмой цех выходить. Там псы носятся - с теленка.

- Она не нравилась тебе?

- Так я же из-за нее Мотин мотоцикл считай что угробил! И сам чуть в рай не угодил. Домой прихожу - сидит. С матерью трепется. Я - будто не меня касается. Мать мне: “Что ж ты с Ирой не здороваешься?” А на фига она мне, здороваться? Так она мне, знаешь что за все это устроила? Я домой шел, часов в двенадцать. Гляжу - она. А у меня рука тогда на привязи была. И коленки плохо сгибались. Хочу бечь, а она - цап меня за больную руку! Я аж света белого не взвидел. А тут сзади ее подружки налетели. Штук пять... Кисочка, а нет ли у тебя димедрола? 

- Это еще зачем?

- А из него знаешь какую штуку можно сделать! Смеху не оберешься.

- Ты это тоже пил?

- Ты не представляешь, как смешно. Хочешь, например, сигарету взять, руку протягиваешь, а там - пустое место! Руку вперед тянешь, смотришь, а она влево тянется! Сигарету ни за что не найдешь, хоть она прямо под рукой лежит. Шаришь, шаришь, только на ощупь и найдешь.

- Нет, димедрола у меня нет, и тебе его пить я запрещаю. Ясно?

- Не буду. От него потом тошнит ужасно и голова раскалывается.

- Ну так что же с Ирой этой, как кончился роман?

- Кончился. А крестный чего только не пьет: и бормоту, и одеколон, и таблетки. И краски всякие.

- И ты пил?

- Я только БФ один раз пробовал. Гадость такая, что сказать нельзя. Как они пьют - не представляю. У меня аж лицо перекосилось. Они чуть с хохоту не лопнули. Я и сам ржу, конечно, а в животе - ужас что такое делается!

- Да как они его пьют? Прямо из банки, что ли?

- Ага. Банку пустую найдут, зальют в нее БФ и палкой мешают быстро-быстро. Весь клей на палку-то наматывается, а спирт остается. Потом комок этот хорошо отожмут, процедят через чистую тряпочку - и пьют. Я понюхал - это, говорю, что, ацетон, что ли? Ржут. Пей, говорят, здоровее будешь. Я как дал глоток, так чуть в больницу не угодил от него.

- Тебе что, очень надо было?

- Обидятся. Для них это нож острый, если кто с ними пить отказывается.

Подходя к дому, Ксана раздумала заходить в квартиру. Вечер был такой теплый и душистый, что хотелось упасть где-нибудь в траву и так лежать до утра. Взяв Мальчика за руку, она потащила его на скамью возле кустов.

- Завтра придешь?

- Не получится. Завтра к бабульке пойду. Валька просила. Она на весь вечер свалить куда-то собирается. А бабулька у меня - это что-то удивительное. Нич-чего не понимает, ник-кого не узнает, не встает. Я ей и постель перестилаю, и на руках переношу, когда нужно. И с ложечки кормлю.

- Ну что ж... Тогда и я завтра уеду. И вернусь... не раньше вторника. Нет, в среду. В среду вечером приходи на наше место.

Уже совсем стемнело, и Ксана взглянула на небо в поисках луны.

- Ты не боишься один идти?

- А чего мне бояться? Вот, видишь? 

Он вынул складной нож. Она потянулась было взять, но он нажал на невидимую пружинку, и с силой выскочило тонкое лезвие. От неожиданности она отдернула руку. Одновременно он резко отскочил назад и стоял теперь перед нею, чуть присогнувшись, упруго расставив ноги и держа левую руку с ножом чуть на отлете, готовый к нападению. Ксана обожала жестокие игры. Его поза привела ее в настоящий восторг. Захотелось изобразить в ответ что-нибудь не менее сногсшибательное. Но она безотчетно боялась ножа. Словно он обладал своей отдельной бессмысленной волей.

- Вы неподражаемы, рыцарь! - только и прошептала она.

Он убрал лезвие и подал ей нож. Но она так и не посмела сама нажать на кнопку. Было в этом что-то зловещее, противоестественное.

- Вдоль лезвия канавка делается, туда ртуть заливают. Это чтобы нож тяжелее был, - авторитетно рассказывал он. - Такой нож как ни швырни, он все равно в человека воткнется. Но я его редко когда с собой беру. За такой нож сразу тюрьма, если найдут.

 На следующий день она уехала к тетке на дачу. Давно уже обещала помочь с огородом. К тому же неподалеку там располагались развалины монастыря, всегда манившие Ксану. Но в этот раз поездка не удалась. Чувство потери не отпускало ее. Казалось, что-то неминуемо должно случиться с ним в ее отсутствие.

Впрочем, все обошлось. И в назначенный день он явился перед ней как обычно в рубашке с закатанными до локтей рукавами, со знакомой улыбкой и изящными темными усами.

- Ба, да у тебя уже усы взошли! - обрадовалась она, дотрагиваясь вздрагивающими пальцами до нежной щеточки верхней губы.

- А я уже давно их брить перестал. Ты ведь просила меня, Кисочка, правда?

Она не сводила с него глаз и беспрестанно посмеивалась от полноты души. И едва слушала его бесчисленные рассказы о прошедших событиях, охваченная томительным предчувствием грядущего свидания в ее комнате.

- Кисочка, а подари мне какое-нибудь колечко на память. У всех ребят есть, один я без ничего хожу.

- Пошли ко мне - дам.

Но когда они подошли к дому, из подъезда торопливо вышел Коля. И остановился как вкопанный, ошарашено глядя на столь невероятную пару.

- Познакомься, - не скрывая досады, сказала Ксана, и глаза ее полыхнули гневом. - Илья, мой дружочек. Мой младший брат Коля.

- Здорово, - с явной готовностью любить и жаловать отозвался Мальчик, протягивая руку. Но Коля словно не заметил этого, возмущенно глядя на сестру: 

- Ты что, домой?

- Зайду на минуточку, - пробормотала та, направляясь к дверям.

Вот неудача! Но он теперь вряд ли скоро вернется. В двенадцать, не раньше, - успокоила она себя. Уж больно не хотелось думать сейчас об этом.

Опустившись на колени, Мальчик снял с нее босоножки, как и в прошлый раз. 

- Поцелуй, - внезапно сказала Ксана, протягивая ногу.

Ох, до чего же приятно ощущение губ на ступне! Глаза у Ксаны сразу зажглись и тело погрузилось в негу.

Она погнала его мыть руки и принялась готовить чай. А все-таки он чем-то очень похож на Неизвестного в черном. Эта стремительная линия скул, словно летящий парусный корабль... Эта твердая и в то же время нежная волна губ... Она молча вперилась в его лицо, чувствуя как растет вероятность огромного открытия. Вот сейчас она узнает странную тайну...

- Пододвинься ближе, - произнесла сквозь зубы каким-то тяжелым голосом.

Он повиновался с ясным взглядом, по своему обыкновению принимая все явления жизни как они есть.

- Давай играть, - медленно и веско выговаривая слова, продолжала она. - Ты будешь заяц, нет, олень, а я - пантера. Будешь?

- И ты съешь меня? - серьезно спросил он, опасливо глядя исподлобья.

- А ты не давайся! - она даже щелкнула зубами от внезапно вспыхнувшего азарта.

- Я не буду так играть...

Лицо его побледнело, когда она медленно поднялась над ним, все так же не спуская глаз. Он застыл на месте, словно зверек, пытающийся притвориться мертвым в безвыходном положении.

- Ну, давай поиграем! Весело же будет... Что, думаешь, я тебя и вправду грызть буду, глупый ты мальчик?

 Она поставила его перед собой, стараясь улыбнуться, но только криво усмехалась. Ей казалось, что воздух вокруг стал плотным и горячим. Губы пересохли и она невольно облизывалась, тем вселяя в него еще больший ужас. Он оцепенел в ее руках, и широко раскрытые неподвижные глаза его казалось утратили способность видеть.

- Значит, не хочешь со мной играть? - зловеще произнесла она и встряхнула его за плечи.

- Нет.

- Тогда уходи! 

Это был ее последний козырь. Но и он оказался битым. Мальчик пошел к двери.

- Стой!

Она догнала его. Его уход отрезвил ее. Она преградила ему дорогу.

- Не хочешь - не надо. Давай в другую игру. Я буду Зоя Космодемьянская
, а ты - фашист.

- Я фашистом не был и никогда не буду! А если встречу, то хоть у меня ноги будут перебиты, хоть живот распорот, но я его убью! Хоть чем попадется убью! - внезапно вскрикнул он, и этот детский гнев озарил его лицо потрясающим величием.

- Ого! А я тут сдуру нимб у тебя высматривала, - изумленно сказала Ксана и, взяв со стола нож, задумчиво нацарапала на полированной крышке серванта линию приподнятой в гневе скулы и, словно стиснутого двумя напряженными веками, глаза.

- Ну что ж, в одну игру мы все-таки сыграли, - удовлетворенно пробормотала она, разглядывая рисунок. - В Колобок. - Она подняла на него смеющиеся глаза. - Ты был Колобок, а я сегодня по твоей милости - дедушка с бабушкой. Ладно, пусть так. Но учти - это не конец сказки!

- Ага... А можно я картиночки твои посмотрю? - спросил он, и в голосе не прозвучало ни малейших следов только что пережитого возбуждения.

- Смотри, кто тебе не дает.

- Нет, не эти. А те, что у тебя в комнате висят.

- Эти лучше. Те тебе не понравятся.

Но Мальчик уже встал и направился в ее комнату. Остановившись около "Моей любимой", спросил:

- Это ты?

- Почему я? - удивилась Ксана. - Разве я такая? Это как я представляю себе свою подругу.

- Она совсем как ты.

- Да ну? - только произнесла она, чрезвычайно польщенная.

- Как ты, какая ты была сегодня. Такое же страшное лицо. Кисочка, не надо больше играть, ладно?

И в этом последнем “ладно” словно сверкнули слезы. Нежность мгновенно обнажила ей всю душу. Чуть ли не навзрыд. Хотя она точно знала, что слез ее организм не вырабатывает. Она взяла обе тонкие ручки в свои и прижала к щекам. Как она только посмела развращать ребенка! Вот скверная баба!

Потом поднялась и отошла к окну. Снова вернулась и села рядом.

- А мне ручки поцелуешь? - вкрадчиво спросила, успев уже утешиться своим сиюминутным искренним раскаянием, и с ожиданием протянула обе ладони.

Ей никто никогда не целовал рук. Раньше никто... Она закрыла глаза, и из-под ресниц ее вдруг показались две слезы!..

- Кисочка! Ты обиделась на меня!

- Постой... Ч-черт... Колька идет. Закрой дверь.

В то же мгновение в замке заскрежетал ключ. Мальчик быстро прикрыл дверь комнаты. 

 Подождав, пока Коля прошел к себе и нарочито хлопнул дверью, Ксана проводила своего гостя к выходу. Затем снова затворилась у себя. 

Луна отважно мчалась сквозь бурные мрачные валы, едва прикрывающие черную бездну за ними. Сильно шумели ночные деревья, тоже простирая к луне гибкие воздетые руки. 

- Молодец парнишка. Не позволяет собой играть. Мало ли охотников... - пробормотала себе под нос и, оскалив зубы, слегка клацнула ими в темноте. 

Зажгла сигарету и присела на край подоконника. Пальцы дрожали. Она раскрыла ладонь и взглянула на то место, где мог бы остаться след его губ. Что же все-таки произошло? Отчего уже целый час не унимается пила воспоминания об этом глупом поцелуе? В какой это несчастный момент ее веселая игра в любовь обрела кислую мину действительности?

Привычно, как по клавишам, она пробежала по всем больным точкам души. Нет, ни одна из них не отозвалась. Болело совсем в другом месте. Сосредоточившись, она все-таки обнаружила "пилу". Ею оказалось мелькнувшее сегодня слово “раньше”.

- Раньше никогда, - задумчиво повторила она и тревожно оглянулась на обступившие ее портреты. Ну и что же?

"Его любимая" ответила насмешливым снисходительным взглядом.

Вечно она надо мной издевается, эта шлюха!

В порыве театральной злости Ксана стащила с ноги тапок и замахнулась на дерзкую.

- Нет, ты соображаешь, что ты делаешь? - донеслось в этот момент из маминой комнаты.

- А чего мне с ней церемониться! Я ее на то и намалевала, чтобы было на ком зло сорвать, - заговорила Ксана, не сводя глаз с картины, будто примериваясь для удара. - Ишь, черт, "любимая"!

- Я не слышу, чего ты там бурчишь, - опять крикнул Коля.

- Иди сюда да говори. Чего вещать на всю, как единственный динамик на деревне, - заворчала она, устало опуская занесенную руку.

- Ты можешь говорить громче?

Вслед за этим за стеной заскрипела мамина кровать и заерзали тапки. Брат распахнул дверь и горячо заговорил:

- Знаешь, до чего ты докатилась, знаешь? Я всегда говорил: тунеядство и художество - пря-амая дорожка... знаешь куда?

- В шлюхи.

- Не остри! Да этого недоноска весь район знает. Это такая пьянь, такая ... тьфу!

- Что?

- Что!? Он у психа на учете состоит, вот "что"!

- Какой кошмар.

- Отец у него - уголовник. За избиение сидел. И вся его компания такая - воры, уголовники, алкаши. Смотри, придут с тобой познакомиться. Как же, надо же знать, куда сынок ходит сучиться.

- Кобелиться.

- Да погоди ты, балда! Что я тебе, враг что ли? Если ты кроме своих картинок ни фига не видишь, то я все что здесь происходит знаю.

- Ну что ты, милый, я понимаю. Извини, я просто забыла, что тебе уже скоро тридцать, а мне только-только двадцать исполнилось, - вяло съязвила она, привычно подтрунивая над его возрастом.

- Мне давно двадцать исполнилось. Да разве в этом дело! Двадцать-тридцать. Я - мужчина. Я такие вещи знаю и в таких положениях бывал, какие женщинам лучше не знать. Тем более, ты девушка еще.

- "Дэвушка ишо"! - грубо передразнила Ксана, внезапно взбесившись.

- Да пошла ты!.. - он резко вышел.

Ей стало жаль брата. В конце концов, он ведь мальчишка еще. И притом так любит ее. И вообще... Ну что, идти утешать, что ли?

- И если хочешь знать, - раздалось из коридора, и на пороге опять возник Коля, - его несколько раз ножом били. Он на судах свидетелем выступал, ясно тебе? Как соучастник.

- За что били? - тихо спросила она, чувствуя, как сразу сжалось сердце.

- А за то, что белая ворона! И тебе достанется, будешь с ним шляться.

- Не надо, - слабо отмахнулась она.

- Нет, надо! Потому что это и меня касается. Я не хочу, чтобы мне приходили стекла бить. Да на хрен он тебе сдался! Хоть бы мужик был нормальный. Над ним же весь город потешается. Гордости женской у тебя нет!

- "Оставь, Ле Бре, я глух на это ухо"
, - равнодушно продекламировала она, внезапно потеряв интерес к разговору.

- Ну хочешь, я тебя с хорошим мужиком познакомлю? Ну, правда, Кис!

- "Идет-гудет зеленый шум..." - насмешливо начала она, но заметив его вспыхнувшие гневом глаза, примирительно добавила: - Ладно, Коко, не петушись. Устала я от всего этого.

- А устала, значит, кончай! - возмущенно заключил он и вышел, с размаху  прихлопнув за собой дверь ладонью. 

Ей опять стало жаль его. Милый ты мой братишка. Патриот ты наш пламенный. А как же! Единственный мужчина в семье. Сеструху вот замуж выдать надо - как бы не скурвилась. И ей вдруг опять захотелось всплакнуть.

- Ну, я даю! - подивилась на себя. - Чертов олененок! Так разбередить пожилую, видавшую виды шлюшу! Совесть у него есть, в конце-то концов?

Всю ночь она с дурацким прилежанием ловила и засовывала в большую сумку белое облако. Обычно она помнила во сне, что не нужно подбирать рассыпавшихся монет или укладывать вещи для похода. Мало ли какие бессмысленные заботы могут присниться, так и будешь ползать с этим всю ночь. И вдруг сегодня так оплошала! 

Несколько дней Мальчик не появлялся - опять был занят семейными делами. Ксане ничего не оставалось, как заняться своими. Деньги вышли. К Вадиму Денисовичу не появлялась уже целый месяц. (Надо будет отвезти ему последние две картинки). И на выставку обещала прийти к Анатолию Петровичу. И вообще все забросила.

Стараясь исправиться, пару раз съездила в Москву. Навестила "патрона", зашла в студию, почти никого не застала. Заехала на рынок и с ходу продала одну свою безделушку - котенок опрокинул вазу с розами на кружевную скатерть. И сбоку абажур расписной. А за вазой, в самом мраке, где просто все черно, замаскировала силуэт зловещей крысы с горящими точечками зрачков. Она обожала загадочные картинки и еще ни одного натюрморта не оставила без подобного сюрприза, предназначенного только для очень внимательных глаз. 

 Потом долго и неподвижно сидела в сквере у метро, охваченная непонятной тревогой. Пока не подсел какой-то охотник с предложениями. Черт побери, когда только она достигнет того благословенного возраста, что уличные стрельцы перестанут на нее прицеливаться? 

В тот день, когда Мальчик обещал прийти, она отправилась на плотину на целый час раньше. Ничего, можно пока поплавать. 

Вода была невероятно теплой, и хотя Ксана никогда не пробовала парного молока, на ум сразу же пришло именно это традиционное сравнение. Она заплыла в водоросли и с наслаждением отдалась их бесчисленным ласковым прикосновениям и шаловливым захватам, одновременно подвергаясь щекочущей атаке донных пузырьков, устремившихся к ней из зеленых солнечных глубин. Крутой противоположный берег подпертой речки Баньки густо порос соснами и был ярко освещен уже закосевшим солнцем. И там, высоко на обрыве стоял в этот час одинокий олень из заповедных лесов; чутко вскинув венценосную голову, с недоумением смотрел на непонятную жизнь людей: на визжавших у воды детишек, на пристроившихся в холодке собутыльников, на запутавшуюся в водорослях Ксану. 

"Неужели я сделаю свой браконьерский выстрел?" - с внезапным ужасом подумала она и задрожала всем телом. 

Мальчик появился вовремя. С работы. С черными мазутными руками (или что там у него), с кудрями, припорошенными цементом. Его приветливое лицо успокоило Ксану.

- Купаться пойдешь? - спросила она, немедленно начиная расстегивать ему рубашку.

- Можно. Только я сегодня далеко не поплыву. Руки чтой-то болят. - Он чуть-чуть повел плечами и ойкнул.

- Наработался? - покачала она головой. - А ну, покажи, где тебя ножом били.

- А вот, видишь? Ребро сломано было.

- За что?

- Фотоаппарат с завода вынести просили. А как я вынесу? В проходной сразу повяжут.

- Еще где?

- А еще сюда. - Он снял брюки и бросил в траву. - Вот, в ляжку попало. Это за карты. И что у них за привычка такая - в карты на меня играть! Просто замаяли уже.

- А ты не играй с ними!

- Я никогда не играю. Не понимаю я игры этой. И вообще игры никакие не люблю. Просто если на меня играют, то я должен проигравшего или при всех по лбу ударить... этим... ну... Не знаю, как и объяснить тебе, Кисочка, ты словечки такие не любишь. 

Он виновато посмотрел на нее сбоку, прося разрешения снять табу.

- Или еще что? - мрачно продолжила Ксана.

- Или... еще что придумают, чтоб повеселей было. Крестный тоже страсть как игры такие любит. 

 Он вошел в воду и присел у берега, погрузившись по пояс.

- За что же они ранили тебя? 

- А потому что плевать я хотел на их игры! - вскрикнул вдруг он и ударил по воде кулаком. Лицо его озарилось прелестным выражением гнева, уже однажды поразившим Ксану. Помолчав, задумчиво добавил, глядя куда-то вдаль: - Он потом в ногах у меня валялся, чтобы я заявление забрал.

- А ты?

- Забрал.

- Простил!

- Ага.

- Или испугался?

- А чего его бояться? Если он вздумает ножом кого ударить, так ему не влияет, простил он его или не простил.

Он поднялся и, окунувшись с головой, снова присел на дно.

- Ладно, хватит мокнуть, - заторопилась Ксана, радуясь, что он не пошел плавать. - Вылезай.

Конечно, было бы неплохо сплавать наперегонки. Но только не сегодня. Сегодня Колька уехал на ночь.

На всю ночь.

- Пошли ко мне, - сказала она, вытирая ему грудь своей майкой.

- Можно.

Можно. Можно. Можно. Как же я люблю это слово, коротко и деловито произнесенное низким мелодичным голосом! Откуда у него такой голос? Петь он не умеет. Пьет чуть ли не керосин.

Всю дорогу она молчала, исполненная глубокого внутреннего равновесия, как это часто бывает с женщинами перед первым интимным свиданием. Если мужчину обуревает нетерпение и сознание необычайности происходящего, то женщина в этот момент словно вступает в свои права, неотъемлемые, как сама жизнь.

Внезапно она заметила, что он тоже молчит. Такого с ним еще ни разу не случалось. Искоса взглянула на него:

- Ты почему плавать сегодня не стал?

- Плечи болят. Хуже чем после драки. - Он поморщился. - Опять целую смену под машиной пролежал.

- Почему "опять"? И вчера тоже?

- Да уж какой день. Уж лучше бы обратно на погрузку бросили. Там хоть отгрузил свое - и баста. 

 Она взглянула на его узкую мальчишечью спину и нахмурилась. Тоже мне, грузчик выискался.

- Ну-ка постой, - озабоченно произнесла она и принялась прощупывать его бицепсы и плечевые суставы. Однако, эта процедура, несмотря на его охи и вздохи, придала ее сочувственным мыслям совсем иной оборот.

- Пойдем, - снова заторопилась она, тронув его руку.

Войдя в квартиру, позвала для верности: - Коля! Никто не отозвался. Одни! Она зябко передернула плечами. Мальчик сам снял с нее босоножки и осторожно поцеловал сначала одну, потом другую лодыжку. Поднялся с молчаливым вопросом в глазах: что еще делать нужно? Переодевшись в халат (зачем?), она поставила чайник. Сели. Ее охватило такое же чувство, какое бывает у человека, приманивающего зверька, которого непременно нужно поймать. Вот подошел поближе... Еще чуть-чуть... Убежит? Неужели убежит?

- Пойдем в комнату, - сказала она, убирая со стола посуду.

Сели на диван. Вернее, сел Мальчик, рядом с ней. А она блаженно разлеглась на подушках.

- Поцелуй, - протянула ему обе руки. По всей коже пробежала чудесная дрожь.

"Еще хочу", - подумалось ей.

- А теперь вот сюда... - указала на открытые плечи, стараясь скрыть вибрацию голоса. - И сюда (в шею). 

Ей казалось, что вся кожа у нее покрылась цветами, которые напряженно раскрыли свои лепестки и тычинки навстречу теплу. Просто ни одного гладкого места - сплошное сплетение цветов. И свет, свет! И вдруг, словно червь под цветами (как та крыса на картинке), шевельнулся и укусил в сердце - как же так случилось, что все это в первый раз?

Она тревожно открыла глаза. Мальчик сидел несколько отстраненно и внимательно смотрел на нее своими ясными, но сейчас очень серьезными глазами. Словно малыш, который уже совсем собрался спросить маму, откуда берутся дети.

- Расстегни... - сквозь зубы сказала она, начиная сама расстегивать на груди халат.

- Кисочка, - тихо и очень значительно произнес он, - ты хочешь чтобы я полюбил тебя?

Она встрепенулась. Взор ее сразу обрел определенность. Она молчала, не зная, как ответить. Уж слишком серьезно был задан вопрос.

- Ну конечно, - подчеркнуто снижая накал, произнесла она и улыбнулась, словно ребенку.

Но ее игра осталась незамеченной.

- Но ведь тогда я навеки стану твоим мужем. Ты уже не сможешь бросить меня. Ты ЭТОГО хочешь? 

Ей хотелось крикнуть: зачем так много! Зачем так громко! Просто возьми меня за пестик и держи, пока я не сдохну. Плюнь ты на все эти “веки”! 

Все это прокричали ее глаза. Но Мальчик ждал ответа. Взгляд его был строг и прям, как еще ни разу раньше. 

Она молча стала расстегивать ему рубашку. Господи, да какой же это женоненавистник придумал столько мелких пуговиц! Она едва сдерживалась, чтобы не рвануть полы в разные стороны. И вдруг в памяти всплыло воспоминание о Колькиной рубашке. Она как-то надела ее после бани и увидала, что несколько пуговиц на груди вырваны "с мясом". И еще тогда ворчала, где это можно так ободраться.

Внезапно Мальчик встал.

Встал! Встал! Он уйдет!

Ксана переплела ноги, чтобы не вскочить, и сказала с колоссальным самообладанием:

- Куда ты, милый. Я же люблю тебя навеки!

Черт, на какие еще "веки"! Чтоб его скрутило, это идиотское слово! Чтоб ему хвост оторвало и к переду приставило!

Собственные пожелания вдруг показались ей весьма забавными. И даже в такой значительный момент своей жизни она успела подумать: что же это за слово получилось бы? Веники? Или канавы? 

 А между тем случилось чудо. Господи, что за улыбка у этого парня! Может, он - ангел в командировке? Или очередная аватара Вишну?

- Это правда, солнышко? - прошептал он, садясь снова рядом. - Неужели ты любишь меня?

От этого голоса и глаз этих у Ксаны даже сдавило грудь. Вот людоед, чего он пытает ее!

- Ну люблю, сказала! - буркнула она, скрипнув зубами от непонятной тяжести этих слов. И измученно откинулась на подушку. 

И мгновенно тело ее ожило, не считаясь больше ни с мыслями ее, ни с намерениями, заставляя внимать только себе. Только теперь это были уже не цветы, а сотни кричащих голосов, слитых в один всесокрушающий вопль. Хотя Мальчик пока что просто сидел рядом. Просто гладил и целовал с осторожностью открытые места тела, не торопясь что-либо расстегивать или приподнимать. Но стоило ей приоткрыть глаза, как она попадала в глубокий свет его зрачков, и это погружало ее в долгий изнурительный экстаз. 

И - смешно признаться! - так прошел весь вечер. Они вставали с дивана и подходили к распахнутому окну, ни на миг не выпуская друг друга из рук. И как это случается со всеми, смотрели на закат и на луну, и ночной ветер шевелил им волосы, наполняя комнату ароматом ночи. Они разговаривали тихо-тихо, так что его приглушенный баритон казался отдаленным рокотом океана. И она знала, что ничего лучше у нее никогда не будет и не может, физически не может быть, потому что дальше - просто распад на первичные элементы и просто смерть. И не понимала, как она может так долго находиться в таком нечеловеческом состоянии и не испепелиться. 

Но несмотря на все это, она каждую минуту знала, что не любит, не может любить, и что ей еще больно отомстят эти осмеянные ею сегодня “навеки”. Потому что ее богом был мужской интеллект. И ни красота, ни нежность, ни юность не могли заполнить огромной пустоты его трона. Это было не решение, не прихоть. Это была ее женская природа. 

К утру они уснули и провалялись потом в постели весь день. Они слышали, как вернулся Коля. Но Ксана предусмотрительно заперлась на задвижку и вывесила снаружи табличку: "Нету дома!!!" - как всегда, когда хотела, чтобы ее оставили в покое. Мальчик засобирался домой, и Ксана тихонько проводила его на улицу. 

А сама, устроившись на подоконнике, чтобы видеть заходящее солнце, предалась неизбежной мелодии боли. Внимала самому высокому тону - изумлению по поводу нелепой своей любви. Следила за самым низким, подспудным тоном, рожденным жестоким словом "раньше". Но слушала только самый сильный голос - тоску, невозможную тоску по его присутствию. Никакой логикой нельзя было доказать самой себе, что наступит завтра и он вернется. Тупая, сверхъестественная уверенность, что он исчез навсегда, потух, как солнечный зайчик вместе с лучом сегодняшнего дня, не поддавалась никаким доводам.

Она подошла к зеркалу. Долго смотрела в свои пугающе черные глаза. Скривившись, презрительно фыркнула:

- Тоже мне - киса!

- У тебя уже все "дома"? - послышалось из маминой комнаты.

Не дожидаясь приглашения, Коля вошел. Нарочито спокойно. Сел. Помолчал. Но едва раскрыл рот, как засипели стенные часы, распахнулись блестящие лаковые ставенки и в разговор вмешалась кукушка, разрисованная Ксаной под попугая.

- Ты понимаешь, что ты всех нас позоришь? - произнес наконец Коля, проводив кукушку самым мрачным взглядом.

- Что ж теперь, и покуковать нельзя? - отозвалась Ксана и встала подтянуть опустившуюся гирьку.

- Кукуй! - резко возвысил голос Коля. - Но знай с кем. Я же тебе объяснил, что его здесь все знают. И тебя знать будут.

- Значит, наконец-то обрету известность.

- Упаси боже от такой известности. Это значит в самое дерьмо... Не хотел тебе говорить... Его этой весной девки изнасиловали, прости ты меня за выражение!

- Это в каком смысле? - как-то хрипло спросила она, резко поднимая голову и шаря взглядом по его лицу, словно в поисках защиты.

- А в самом прямом. Это я не знаю, что за мужик должен быть, чтобы шестнадцатилетние девки... тьфу!

У нее просто в глазах потемнело. Опять, уже знакомо заломило сердце. Коля словно исчез, а вместо него появился бешено летящий мотоцикл. И девчонка, лезущая под колеса. От воя и свиста Ксана зажала уши.

- Уши, конечно, можно зажать, - горько сказал вновь возникший брат. - Но что от этого изменится?

- Как ее фамилия?

- Ты что, рехнулась?

- Как ее фамилия?

- Ты что, рехнулась? Чья фамилия?

Она молча привстала и, вытянув из-под стула штаны, полезла в них обеими ногами.

- Ты куда? - удивился Коля.

Но она не восприняла вопроса. И словно забыла о брате. Вой и свист мотоцикла все не прекращался. Она вышла из подъезда. Села на детскую песочницу и закурила. Она не могла отвести глаз от темных кустов, где словно притаились те "подружки, штук пять" - тоненькие школьницы в джинсах и, пересмеиваясь задавленными смешками, ждали. Ждали. А та, Ира, кажется? Она любила его вроде? Она-то что чувствовала? Не вообразить...

Ксана отбросила окурок и обхватила голову руками.

- Кис! Ну ты чего? Пойдем домой, а? - Коля сел рядом и обнял ее за плечи. - Вот чудила, влюбилась ты, что ли?

- Ты понимаешь, этот факт, его нельзя, его нет смысла гневно осуждать... Объяснить вам весь его ужас невозможно! Это не от воспитания, это вам просто надо было родиться с ужасом к таким вещам.

- Кому - "вам"?

- Ну, тебе, Ире этой, подружкам, тем твоим друзьям, которые рассказывали тебе это...

- Ничего не понимаю! Ты что, бредишь? Каким еще друзьям и подружкам?

- Ка-ак тут объяснять? - нервно вздрагивала она на каждом слове. - Это так же чудно, как "возлюби врага своего", к примеру. Как это объяснить? А он ответит: я его возлюблю, а он мне в морду даст. И будет прав, понимаешь? Не враг, а этот, который так ответит. Конечно, даст, что уж тут возразишь!

- Пойдем! Ну пойдем, Кис. Ну хочешь, я его возлюблю, как самого себя, враженка этого? Завтра же и начну, хочешь?

Ксана заставила себя принять "человеческий облик". А дома выпить по полстакана из Колькиной бутылки (на это он всегда денег найдет). И была "в своей тарелке" до того, что даже рассказала брату, как ее "оскорбил" недавно Вадим Денисович - сказал, что у нее мужская рука. Но она устроила ему за это "козу в сарафане". 

- А что ты ему возила? - спросил Коля.

Она назвала картины и опять принялась озорно описывать ту "козу", которую устроила своему “патрону”, за то что он посмел при ней думать, что "мужская рука" - комплимент для женской. Под конец старик запросил пощады и расцеловал "эти женские ручки".

"Что-то мне часто стали руки целовать", - тоскливо закончила она про себя.

- А у тебя никак тоже баба появилась? - нарочито скабрезным тоном осведомилась она, вспомнив о его разорванной рубашке, и сразу заухмылялась своей обычной для неловких случаев кривой ухмылкой.

- С чего ты взяла? - спросил он с вызовом, сразу выдавая себя.

- А у женщин нюх на такие дела - почище собачьего: с ходу след берут.

Выпитое вино ослабило узел души. Вставая из-за стола, она даже потрепала брата за пушистый петушиный вихор. И со смехом получила взамен чувствительный тычок в бок.

Запершись на задвижку, включила свет. Вернее, не свет, а искусно сделанную подсветку, которая превращала разрисованные стены в настоящий дворец. Стремительный купол этого дворца выхватывал из груди сердце, увлекая его в теряющуюся высоту и тайну.

Она замерла на пороге, словно впервые в жизни наблюдала это превращение. Нет, восторг ее был гораздо глубже, чем когда видишь это впервые в жизни. Это был восторг перед СВОИМ творением.

Это все мое. Это я! Это только я, я!

И ликующая поступь этого восторга мигом раздавила мучившее ее чувство сожаления, рожденное вчерашним горьким открытием своей нелепой невинности в любви, и тревоги за исполнившееся желание.

Словно хозяйка, впускающая в дом гостей, она скинула покровы с наиболее волнующих ее портретов, после чего глазам предстало весьма изысканное общество. И даже рассмеялась, оглядываясь вокруг.

Вконец расшалившись, приблизилась с озорным лицом к "Его любимой" и въедливо сказала, продолжая свой нескончаемый спор с нею:

- Что ж, цветите, раз вам дана такая способность, цветите хоть по пять раз на дню, я не гонюсь за вами. Я, может, и кактус по натуре и расцветаю раз в сто лет, зато я - Королева в этом храме!

Жестокий приступ торжества вновь сотряс ее до основания. Волна блаженства помутила на миг сознание и отхлынула, оставив за собой облегченное и очищенное сердце.

- Я выбираю вас! - воскликнула она, продолжая игру, и поклонилась "Моей любимой". - И вас! И, безусловно, вас, как вам это ни покажется странным, - обратилась она опять к своей сопернице.

- И хватит с тебя! - крикнул Колька из-за стены.

- Коко, что лучше - твоя баба или “Гибель богов”?
 - она намеренно назвала его любимую вещь.

- У меня нет ба-бы!

- Цвести не мудрено, - разразилась она новым монологом, - хотя в этом тоже может быть смысл жизни. Но ведь это только для себя. И... и это слишком мгновенно! А человеку всегда так не хватало вечности. Вы вот попробуйте изобразите... его, - она простерла руку к "Господину Ставрогину во мраке прошлого", - я уж не говорю - в бане, а хотя бы просто при дневном свете.

Эта картина не получилась. Получился только один глаз и нижняя часть подбородка. Зато какой глаз! Зато какой подбородок! Она зачернила фон и все недостающие части лица, что символизировало "мрак прошлого". Она обожала эту картину.

- Коко, а “Господин Ставрогин”
 ничего, да? - крикнула она.

- Мне нравится "Его любимая", - отозвался брат.

- Не сомневаюсь! Всем вам подавай голубые глаза да золотые волосы, калеки вы нравственные, - наигранно заворчала она.

До рассвета она опять, только теперь уже наяву, боролась с непостижимым белым облаком - рисовала “Портрет юноши” (с натуры она писала только этюды). А по позднем своем пробуждении опять занялась Мальчиком - воспоминаниями о нем. Он словно все время стерег у ее постели, чтобы немедленно запустить ей в мозг вчерашние вопросы и угрызения. А ведь счастливый выбор, сделанный накануне, должен был излечить ее.

Но Портрет не удался. А удалось их последнее чудесное свидание. Вечное подвело, а мгновенное хочет захватить его место. Она не позволит этой замены!

К концу дня, стоило Кольке уйти, явился ее герой. Наконец-то! Было совершенно очевидно, что он караулил подходящий момент где-нибудь за кустами - ждал. Сколько он ждал - неизвестно. Он не замечал времени и мог просидеть в засаде хоть весь день, лишь бы не попасться в хищные лапы.

- Кисочка, а я к тебе не без подарочка сегодня, -  ласково сказал он и принялся выгружать из карманов пряники, конфеты, яблоки, печенье. Видимо-невидимо!

- Вот! - удовлетворенно заключил он. - И еще вот. И вот.

Он вывалил из пакета еще столько же и затем обильно присыпал сверху двумя-тремя горстями монет всех возможных достоинств - и это было уже совсем невероятно. Ксана знала, что даже зарплату за него получает мать, иначе ее тут же, не отходя от кассы, выпрашивали в бессрочные долги и “по дружбе”. У него не водилось мелочи даже на сигареты, даже на автобус. Когда он хотел есть, он просто заходил в столовые и магазины. Когда он хотел спать, то укладывался где-нибудь в тихом месте и засыпал. Его многие знали и любили. Он просил - и его пускали, ему давали, ему позволяли. Деньги существовали отдельно от него.

- Откуда все это?

- В церкви дали. Эти бабульки - это же смех один! Как меня завидят, так и начинают совать кто что попадется: и деньги, и пироги, и огурцы соленые. А когда я брать не успеваю, то сами в карманы суют. А одна вот этот кулек дала, чтоб милостыню складывать. Только и слышно: "Сыночек, помяни новопреставленную Анну", "Помолись за болящую Марию". Это же не упомнишь всех!

- И ты? Молишься?

- Нет. Крещусь только, как заведенный, и кланяюсь всем.

- За кого они тебя там принимают?

- А сегодня молился, - вдруг загрустил он. - Мать велела. Бабушка моя ночью умерла.

- Они что, все тебя там знают, в церкви?

- Есть такие, которые знают. Как им и не знать, если я кому огород копал, кому белье вешал, кому еще что. У них ни у одной никого нет. Или есть в других городах, далеко. А от этого какой прок! А если какая умрет, всегда меня зовут помогать и гроб нести. Уж сколько я их переносил - и пером не описать.

- Так ты зачем в церковь пошел, милостыню собирать?

- Нет. За бабушку надо было помолиться и свечку поставить, - он опустил голову, и голос его словно налился слезами. - Валька так плакала! В ногах у меня валялась.

- Это еще зачем?

- И мать просила. Тоже чуть ли не на коленях. - Голос его звучал совсем тихо, набухший слезами.

- О чем просила? Свечку поставить?

- Чтобы я бабушке побольше лекарства дал. Будто бы случайно. Она у нас уже восемь лет как чурбан лежит стоеросовый. Валька из-за нее уж какой раз замуж выйти не может. И теперь Юрка ее - тоже с бабулькой жить не хочет. Да как и жить - дух там стоит, будто на конюшне.

- Одна комната?

- Одна. А в прихожей ее держать соседи не позволяют. Там же места сколько хочешь, в прихожей! А я бы приходил - на стул бы ее сажал на специальный - с дыркой. Там главное заметить вовремя, чтобы все чисто было...

Он вдруг разрыдался, конвульсивно, в голос, зажав ладонями лицо. Ксана прижала его к груди и ласково перебирала пышные отросшие кудри.

- А Бог тебя за это не накажет? - сама не зная зачем спросила она.

- Меня не накажет. Меня мать просила помочь. Я ей помог. Кисочка, у тебя нет сигаретки?

Заметив в пепельнице окурок, он сунул его в рот и оглянулся в поисках спичек. Ксана выдрала окурок у него из зубов и швырнула в ведро с мусором.

Закурили. И долго молчали. Внезапно лицо его прояснилось какой-то счастливой мыслью.

- А я тебе колечко принес. Обручальное, миленькая. Сам выточил, на станке. Ребята смеются - золотое никак, говорят. Будет у нас и золотое, правда, Кисочка? И еще дороже будет.

 Отчего ей стало так страшно? Она с тревогой взглянула в его сразу засиявшие глаза и не выдержала  их света, словно разоблачения.

Неужели я смогу обидеть этого ребенка? 

Но кольцо несло в себе что-то сверхъестественное. Оно походило на наручник, на ошейник, только не разъемный, литый на века. В нем была крепость затвора, угроза неволи. И словно завороженная, она не смогла отдернуть руку, когда он поднес его ей к пальцу.

- Я тоже твое колечко никогда не снимаю, так и живу с ним, - не выпуская ее руки и любуясь своей работой, продолжал он. - А мать как рада, что мы поженимся, ты бы только знала! Все спрашивает, когда, мол, знакомиться приведешь. Она нам к свадьбе сервиз чайный обещала. А ребята как радовались! Поздравляли. С тебя, говорят, причитается. Ты ведь еще любишь меня, Кисочка? 

- Люблю. . .

Ей хотелось продолжить эту фразу, начиная словом "но", но момент был упущен. Он безудержно воскликнул:

- А я так люблю, так люблю, что ночами не сплю и по улицам как пьяный хожу. Я бы тебя всю с ног до головы перецеловал и еще наизнанку бы вывернул и там все печеночки и селезеночки перецеловал!

К вечеру он уговорил ее пойти на кладбище. Он любил это место и отлично знал его. Оказывается, летом он нередко ночевал там, устроившись прямо на знакомой могиле. Видно, кладбищенский шелест был легче нескончаемых родительских попреков и притязаний приятелей.

- Здесь и еды всегда можно найти, - радовался он. - Как ни глянешь - то яблоки лежат, то печенье. В Пасху целый кулич иной раз принесут. А яиц - и не сосчитать!

Заметив старое развесистое дерево возле алюминиевого памятника со звездой, он внезапно заулыбался:

- А это терновница. Она прошлым летом ягод принесла - тьму-тьмущую. Я залез на нее с туеском - мать велела терну на варенье насобирать - да, видно, не в добрый час: по дороге как раз два мента шли. И сразу ко мне: а ну слезай, говорят. У меня мигом душа в пятки. Ментам лучше не попадаться, ни правому, ни виноватому. А тут подо мной ветка треснула. Вот я оттуда вместе с этой веткой и туеском вниз полетел, прямо на могилу, да памятник этот на бок сшиб. Менты давай хохотать. Мы ж тебе, говорят, слезть велели, а не вниз головой пикировать.

Ксана представила себе его полет и вдруг тоже расхохоталась самозабвенным, детски-беспричинным смехом. Ибо причин для подобного взрыва эмоций, конечно, не видела, только с удивлением ощущая, как выплескиваются из груди все новые и новые раскаты.

В глазах у него запрыгали ласковые зайчики:

- Вот я и развеселил тебя нынче, Кисочка. Это чтоб ты у меня поменьше хмурилась, миленькая.

- И что же те милиционеры с тобой сделали за такие безобразия?

- Памятник помогли на место поставить и ягоду просыпавшуюся в туесок обратно собрать. А после мы выкурили с ними по сигаретке да разошлись в разные стороны. Мне-то ведь с ними не по пути, хоть и в одни ворота. В другой раз, говорят, на памятники не бросайся, они и из гранита бывают. Костей не соберешь.

Ксана снова с удовольствием рассмеялась.

Он показал ей "свои могилки" - травянистые холмики без оград с деревянными самодельными крестами и усердными надписями с  невероятной орфографией, составленными из трудно дававшихся, толкающих и выпихивающих друг дружку букв.

- Это кто писал?

- Это я. Масляной краской. А вот эту уж обновить надо. Эта бабка от цирроза печени умерла. Пьяница была - это ни в сказке сказать, ни пером описать. Она меня и молиться учила и буквы писать разные... Кисочка, а если ты вурдалаков боишься, то со мной ничего не бойся. Меня никогда никто не тронет. Это я знаю.

Ксане действительно стало жутковато. Уже совсем стемнело, и беспрестанное карканье где-то высоко во мраке наводило на мысль о нераскрытом убийстве, о присутствии неведомого злодейства. Налетающий порывами ветер звенел повешенными на ограды жестяными венками, поскрипывал незапертыми калитками. А внезапно промчавшаяся по узким проходам молчаливая свора собак отдалась во всем теле ледяными иглами ужаса.

- Пошли домой, - сказала она, сгребая в охапку его худенькие плечи. 

Три дня он не появлялся, и Ксана, хотя отлично знала, что он на похоронах, не могла удержаться от соблазнительной надежды, что он вообще больше не придет.

Утром Коля уехал в институт. ("Ты куда? - "Куда-куда! Посмотри в окно"). Она посмотрела в окно и увидела первоклассницу в белом фартучке и с портфелем, который упорно препятствовал ее маленьким ножкам двигаться вперед. Неужели уже осень! А ведь еще вчера было лето. . .

Она поехала на вокзал встречать маму. Женщину до муки любимую, когда ее нет, и до такой же степени муки невыносимую, когда она рядом.

"Непонятно, почему близкие люди считают своим долгом навязывать друг другу свои понятия и представления! Они почему-то терпеть не могут, чтобы место на шее у любимого человека пустовало. А то какая же это любовь!"

Но в этот раз она с особенным нетерпением ждала возвращения мамы домой. Ей казалось, что мамино присутствие как-то разрешит эту неразрешимую проблему с Мальчиком. И может быть, все обойдется. Как всегда, когда в дело вмешивалась мама.

- Ну, как вы тут без меня жили? - спросила мать после радостного встречного поцелуя. Ей было достаточно одного взгляда на дочь, чтобы заподозрить неладное. 

Ксана принялась перечислять все мелкое и незначительное, ни словом не упомянув о своей заботе. Нет, на работу она пока что не устроилась. Да, деньги пока есть: продала картинку. Нет, так жить она не собирается. Вадим Денисович обещал помочь - в одном клубе нужен оформитель. Но это пока еще не ясно. Да и в школу можно пойти учителем рисования. Нет, еще не поздно.

"Жаль, что я уже слишком тяжела на подъем, чтобы приняться за перевоспитание характера", - рассуждала она про себя, почти не замечая тяжести чемодана и большой сумки с южными фруктами. У нее были сильные руки.

У подъезда ждал Мальчик. И радостно поднялся им навстречу, не чувствуя ни немого изумления матери, ни злющих, сразу сузившихся от гнева глаз Ксаны. Как! Он опять посмел явиться перед нею в безобразном виде - лысый и бритый! Да еще при матери!

- Мамочка, это м-мой... натурщик Илья, - промямлила Ксана, с ненавистью разглядывая свое загубленное совершенство.

Бросив в коридоре сумки, она затащила Мальчика к себе в комнату и язвительно спросила, тыча пальцем в его плюшевое темя:

- Кто посмел тебя так изувечить?

- Мать заставила. И на работе уже плешь проели. Смеются. Скоро, говорят, косичку заплетем и бант привяжем.

- Ты понимаешь, что ты наделал? - не на шутку остервенилась она. - Понимаешь ли ты своей лысой головой, что я, может, и люблю тебя только за твои кудряшки да усы! На кой черт ты мне нужен теперь! "Мать велела". Ты кому хочешь нравиться - мне или матери?

Он молчал, терпеливо дожидаясь конца гонений, привычный ко всем невзгодам и принимающий их неизбежность. Он сожалел только о том, что всей его любви не хватает на то, чтобы сию же минуту сделать ее счастливой.

А Ксане казалось, что наступил как раз тот момент, когда она сможет порвать зловещую сеть, в которой очутилась. Наконец-то у нее появился веский предлог для перехода к военным действиям! И она все била и била по своей любви самыми грозными словами. Ведь он ей ни на что не нужен, этот младенец, этот наручник, ошейник, стреножник!

- Самое смешное, - едко продолжала она, - это то, что я органически не переношу власти. Я  одинаково не переношу подчиняться и подчинять. Мне не доставляет ни малейшего удовольствия собачья преданность. Наверно, именно за это я не люблю собак. 

Она встала и отвернулась к окну, чтобы несколько придавить свое законное раздражение.

- Собачек не любишь? - с недоумением и тревогой повторил он. 

- Ведь есть же женщины, которым нужны поклонники! Есть же, черт возьми, люди, которым нужны рабы. Да что я! Все они такие. Они и в брак вступают, чтоб было кого тиранить и на кого свалить ответственность в тяжелый момент. Они и детей заводят, чтоб было кого муштровать! А я - вот поди ж ты...

- Кисочка, ты не волнуйся, - робко начал он. - Мы же вместе. Я и домик для нас построю. Я одно местечко видел в лесу - прелесть. На заводе кирпич попрошу, отделку всякую. Прямо к товарищу Довбенко пойду, так мол и так скажу, жениться вздумал. Это чтоб он стройматериалы выделил. Специально для нас, миленькая, хочешь?

Ксана даже рот разинула. Даже подошла поближе и заглянули в ясные его глаза. Утешает? Или что?

- Кисочка, ты любишь меня?

- Оставь! - отрезала она, стараясь не сорваться на злобный окрик.

Он повторил вопрос.

Она промолчала, упорно глядя в окно широко раскрытыми, опасно блестевшими глазами. 

- Ты любишь меня или нет?! - закричал он страшным голосом и заломил руки. 

- Как я устала от вас, глупых, голодных, отверженных, без... бессильных, без... бессловесных! Что я, сестра милосердия, что ли? Я, может, тоже хочу, чтобы меня нянчили.

Она уже не выдерживала его присутствия и изо всех сил боролась с давлением изнутри. Молча взяв его за руку, потащила к двери.

- Завтра поговорим, завтра, - бормотала она.

Он вырвал руку и спрятал за спину.

- Ты уйдешь?! - крикнула она. - А-а! Ты хочешь диктовать мне! 

Он опустился на колени с полными слез глазами.

- Ты воображаешь, что подчинил меня! - и она замахнулась рукой наотмашь.

Он встал и, схватив скальпель, вымазанный красками по рукоять, с размаху вогнал себе в правое запястье, в то самое, беленькое и тонкое, которым она так любовалась прежде. Кровь рванулась вверх, как выстрел в воздух, ударила в самую высоту купола. Мальчик выбежал из комнаты.

Оцепенев, она несколько мгновений тупо рассматривала брызги на полу, затем кинулась вслед.

Кровавый след шел от двери ее квартиры вниз по лестнице, падал тяжелыми пятнами на асфальт, успевал заскочить на бордюр, на низенький забор вокруг детской площадки. И внезапно обрывался, метнувшись неизвестно куда.

- Что, наигралась? - услышала она недобрый старушечий голос. - В тюрьму надо вас таких сажать. А еще образованная!

- Куда он пошел? - спросила Ксана своим непререкаемо железным голосом, уставив на собеседницу тяжелый взгляд.

- "Куда пошел"! - с горечью повторила та. - Ничем-то вас не проймешь, прости господи. Железные все молодежь пошла. На войну вас что то ли готовят, не знаю. Бога вы не боитесь. А уж если Бога не бояться, тогда уж и бояться больше нечего.

- Куда он пошел? - терпеливо повторила Ксана. 

- А вон туда помчался, - сжалилась другая, - к шоссейке. Там его разом какой-нибудь самосвал подберет, до больницы-то. Автобуса ведь когда еще дождешься.

Ксана побежала к автобусной остановке. 

Только бы скорее! Господи, скорее!

Пока ждала, состарилась, поседела, подметки об асфальт стерла.

До больницы не доехала. Вышла у ворот парка и двинулась к озеру, опустошенная, освобожденная. И неживая как будто...

Аллеи были пусты, как всегда к вечеру. Сосны стояли так высоко и вековечно, словно иллюстрации к русским сказкам. В просвете далеко впереди виднелся мрачноватый пейзаж с озером, возле которого, вместо Аленушки, дежурила покрашенная серебрянкой «Женщина с веслом». По сторонам аллеи притаились неизменный «Пограничник с собакой», «Освобожденная женщина Востока» с томом КЗоТа
 подмышкой, Ильич-младенец с матерью и весь полный парад обычных парковых скульптур пятидесятых годов. Как ни была удручена, Ксана все же поприветствовала отважного Дискобола, с уморительным азартом целившего из-за кустов в шею раззолоченному Вождю, занимавшему пост в отдельном палисадничке среди голубых елей.

На дорожке сидела большая грязная собака. Завидев Ксану, она зло зарычала и вскочила. Это было неприятно. Не потому, что приходилось возвращаться, а потому, что какая-то, видите ли, собака будет указывать мне! 

- Что, кровь на мне чуешь? - прикрикнула она на собаку. - А ну пошла!

Собака разразилась низким предупреждающим лаем, выбрасывая каждое "гав" с веской внушительной медлительностью, словно чугунные шары.

Ксана уступила. Повернула назад, к городу. Она была очень обижена.

- Ну что они все на меня навалились! - пожаловалась она. - Он сам виноват. Ишь, какой шустрый! Я беру то, что хочу. А ты не давай, если тебе жаль. И отдаю то, что могу. Не бери, если тебе мало. Разве это не справедливо? Зачем обязанности, зачем непременно "навеки"? Опять претензии к моей шее? Оставьте ее в покое, наконец!

Она шла прямо по шоссе, ругаясь и рассуждая вслух. Город спал, и бешеный гон автомобилей редко вторгался в водоворот ее скачущей мысли. Но даже отчаянные их сигналы не могли приостановить тот страшный кровавый фонтан, опять и опять бьющий ей в лицо.

"Значит, там где дают мало, ты не принимаешь, а там где не жалеют, ты не стесняешься даже и кровь пить, да еще норовишь прямо из артерии?"

- Что же, я теперь должна принести себя в жертву? - громко сказала она и круто остановилась.

Навстречу шли двое, приземистые и кряжистые, как многие заводские люди. Они шли к ней.

- Что, шлюха, допрыгалась? - голос звучал неровно, со сбоями, как заигранная пластинка.

Ни один человек никогда в жизни не обращался к ней так! 

Черт, разве в этом дело? Я виновата.

От этой мысли она словно сразу выпала из общества людей. Сразу стала одна перед всеми. Правому и плевки как ордена, а виноватого ноги собственные не держат. И теперь эти два подпивших гуляки, на которых она прежде и не оглянулась бы, случись им спросить у нее на улице сколько времени, теперь они вправе требовать от нее ответа, касающегося ее души!

- Думаешь, все тебе с рук сойдет? - не унимался ее грозный обвинитель. - Не получится!

- Если, конечно, ты не полюбишь нас так же горячо, - хихикнул второй, заполняя пространство жгучим букетом самых несовместимых запахов. - Мы люди не гордые. Мы и после Илютки можем.

- Замолкни. Так вот, - не терял свою мысль сбойный голос, - если ты не поклянешься нам здесь, сейчас, что сделаешь все по закону, как полагается, то я за себя не ручаюсь... Правильно я говорю, а, Карпыч?

- Да ладно тебе, не пугай девушку. Может, по-хорошему договоримся. 

Ее страх вмиг исчез. Ее просто чуть не сбил с ног приступ собственной ярости. Образ общественного обвинителя сгинул, как плод больной фантазии. Эти два пьяницы кажется вообразили ее подружкой своего "корешка". Да пусть только попробуют тронуть ее! Она скорее позволит оторвать себе голову, чем разожмет зубы, которыми вцепится ему хоть в палец, если не дотянется до горла! Удары по физиономии заживают. Даже если сносят полчерепа. А вот душу лучше не подставлять.

- Ну так как? - уже дружелюбнее сказал сбойный голос, приняв молчание за согласие, и покровительственно опустил руку ей на плечо.

- Р-руки! - зарычала она и, когда он убрал ладонь, докончила: - вымыл? - Ее черные глаза, ставшие в этот миг непомерно огромными, так и полыхнули в  неверной темноте вечера.

В это время их осветил луч дальнего света, словно луч кинопроектора. И с миссией спасителей подъехала милиция.

- Все в порядке, товарищ ш-жант! - немилосердно засбоил заезженный голос. - С подружкой вот погулять вышли.

- Тюрьма тебе подружка, - грубо оборвала Ксана, и это был ее промах. Роль испуганной жертвы хулиганов была бы для нее сейчас гораздо более кстати.

- Давай все в машину, - уже не колеблясь, скомандовал милиционер.

В машине было темно, и было уже не разобрать, кому из двоих принадлежит поток назойливых, бестолковых объяснений. Мысль об изысканности собравшегося общества позабавила Ксану. Видели бы ее сейчас родные! Отправлена в участок, как подгулявшая девка! Как же все-таки произошло, что она докатилась до таких мест? Неужели Мальчик - причина всего?

В отделении ей пришлось ответить на несколько анкетных вопросов, заданных достаточно вежливо. Она была спокойна, пока не дошла очередь до работы.

- Сейчас пока нигде, - ответила она и мгновенно поняла, что таких вещей здесь говорить нельзя. 

- На какие доходы живешь? - круто сменил тон собеседник.

 Голос его стал подобен хлысту. Она переплела пальцы, чтобы не  дрожали. Ужас бесконечного одиночества дохнул в самое сердце. Вот когда она стала одна! Вот когда, оказывается, разжимаются невидимые, но необходимые тебе в пути охраняющие руки общества! Вот когда они собираются в кулак, направленный против тебя. Этот нечеловеческий голос заявил ей об этом.

- У меня мама болела, поэтому я уволилась, - сказала она сломленным, отвратительным голосом. - Но сейчас я устраиваюсь в школу учителем рисования. 

Это было первое, пришедшее на ум. 

- Устраивайтесь, - почти по-человечески отозвался голос.

Ее отпустили. Но страх не успел растратить свою опустошающую силу и теперь терзал все тело пронизывающим ледяным шквалом. Она прямо-таки ощущала, как гибнут под этим шквалом мириады нервных клеток мозга. Оказывается, на ее свободу покушается незримый гигантский механизм! И это она сама привела его в действие.

"Хватит! - злобно думала она. - Пусть пьянствуют, пусть режут друг друга, тонут в разврате. Я-то тут при чем? Бежать, бежать! Зажмуриться и бежать". 

"Мама не спит", - думала она, подходя к дому.

Мама не только не спала. Она сгорбившись сидела у подъезда и сразу же пошла  навстречу.

- Что у вас стряслось, Киса! - со страхом воскликнула она. - Почему на полу кровь? Ты не ранена? Где ты была?

- Это не кровь. Пойдем, я сейчас вытру. 

Укоризненно покачав головой, мать двинулась вслед за ней.

- Ну почему ты всегда скрываешь! Ведь это может быть очень серьезно. Я уже не знала, что делать. В милицию звонить, в больницу ли. Разве можно так меня пугать! Что с ним произошло?

- Ничего опасного. Случайно поранился... - Ксана открыла дверь и сразу направилась в туалет за тряпкой. - Я тебе после все расскажу.

Потом долго возилась с отмыванием пятен в квартире и в подъезде, надеясь, что мама ляжет спать. Но та печально сидела в ее комнате.

- Ты что же, замуж собралась? - немедля подступила она к дочери.

- Нет, мама, - с тяжелым вздохом усталости отозвалась Ксана.

- А что это за... парнишка?

- Я же сказала - натурщик.

- Это его портрет?

- Да.

Она сняла Портрет и поставила за шкаф лицом к стене. Потом завалилась на диван прямо в одежде и безучастно уставилась в потолок.

- И... он опять придет?

- Нет. Не придет, мама.

- Кого ты в дом водишь, ей-богу! Я сегодня чуть со стыда не сгорела, слушая вашу перепалку. Просто никуда матери из дому нельзя уехать! Как дети малые.

Мама присела рядом и погладила ее по щеке. 

- Уж больно ты у меня оригинальна, Кисонька. А люди-то уже давным-давно придумали, как надо себя вести, чтобы поменьше оплеух получать от жизни. Ведь правильно жить нужно совсем не для того, чтобы кто-нибудь похвалил или не наказал. А чтобы душа была спокойна.

- У тебя - спокойна?

- За себя - да.

- Может и я успокоюсь к твоим годам.

- Как бы поздно не оказалось.

- Этого я тоже очень боюсь.

Через две недели Ксана устроилась руководителем изокружка в Дом пионеров. По воскресеньям ездила с ребятами на водохранилище писать осенние закаты и затопленную церковь в красной закатной воде. В кухне, правда, один раз разбили камнем стекло, и Ксане пришлось публично признать, что Коля был прав, когда предупреждал об этом. И самой это стекло добывать в наказание. После этого все как будто устроилось. Вадим Денисович обещал к весне районную выставку. Это бы хорошо, ей еще не приходилось выставляться, но ничего подходящего, к сожалению, нет. Старые домашние портреты не для посторонних глаз. "Значит, будем творить новые!" - заключил неугомонный “патрон”.

Она повесила осенние пейзажи в специально нарисованные для них стрельчатые окошки своего "замка". Но в затопленной церкви что-то уж слишком часто пели: 

"Блаженны чистые сердцем". 

Пришлось убрать ее за шкаф.

А за шкафом, среди недорисованных и испорченных набросков стоял Портрет. Она взяла его в руки и долго всматривалась в черты позабытого героя, словно впервые. Что-то недосказанное читалось в его уклончивом взгляде, какая-то непознанная возможность... И все четче проступала перед ней простая истина.

Задумчиво прижала Портрет к груди и растерянно оглянулась вокруг. Почему он не висит вместе с другими? И где оригинал?

Поставив Портрет на пьедестал, торопливо оделась. И вскоре шагала по залитому лужами асфальту вдогонку дождю. До Брусков не меньше часа ходьбы. Но разве можно вытерпеть хоть одну минуту ожидания, бездействия! Впрочем, на сей раз пятый автобус проявил милосердие.

Вышла на конечной. Прошлась по вечереющим улочкам, изрытым ухабами с глинистой водой, полюбовалась деревянными башенками террас и балкончиков. Долго курила на скамейке в заглохшем дворике, глядя на темные окна его квартиры. Побродила еще, стараясь утешиться мыслью, что ничего страшного, завтра она попробует встретить его у проходной завода. Он кончает полшестого. Ведь ходит же он на работу!

Снова двинулась к автобусной остановке. И вдруг застыла на месте, еще не веря великой удаче. В конце недлинной улицы в пятне фонарного света возникла высокая знакомая фигура. Он!

Он шел навстречу своими стремительными невесомыми шагами неземного существа. В смятении она повернула назад, едва передвигая ноги. Легкие шаги неуклонно настигали, и сознание абсолютной неизбежности приносило глубокое успокоение. Она невольно втянула голову в плечи, словно опасаясь, что ее снесет ударной волной. 

Внезапно шаги замерли.

Она тоже остановилась, остро прислушиваясь. Потом обернулась. 

Темное вечернее небо над домами, огни фонарей, почти облетевшие деревья. И мелкий дождь. А на тротуаре, в нескольких шагах от нее стоял человек. Она знала, что светлые глаза его вместили все человеческие страдания и все тело иссечено следами людской жестокости. И уже насквозь пробита одна рука.

Его лицо оставалось бесстрастным, словно ничего не происходило, но во всей фигуре чувствовалось сильное напряжение. Глаза смотрели куда-то вдаль, поверх ее головы, но она знала, что он видит только ее одну. И готовилась смести этот последний оплот сопротивления с безудержностью прорвавшейся стихии. Она подошла совсем близко, не в силах оторваться от его лица. Губы его дрогнули в улыбке. 

- Ты пришла, Кисочка, да?

1986 год.
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